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Аннотация
Он носит очки, прихрамывает и пьёт чай. Но это всего лишь маска.
Калеб Вэллс — частный консультант днём и охотник за преступниками ночью. В мире, где магия основана на звуке, а технология — на вибрациях эфира, Архитекторы двести лет правят Городом, скрывая правду о Великом Диссонансе. Тех, чья частота не совпадает с каноном, называют Искажёнными — и безжалостно уничтожают. Калеб — один из них, но он научился контролировать свой диссонанс и обращать его в оружие.
Когда трое гармонизаторов найдены мёртвыми с разорванными резонаторами, а на месте преступления звучит запрещённая нота, Калеб берётся за расследование. Вместе с Серафиной — вспыльчивой оперативницей подпольного «Шёпота Искр» — он выходит на след, ведущий в Разлом.
В Разлом, где двести лет назад целая цивилизация была принесена в жертву.
Там, в глубине, скрыт Эфир-Град. Его улицы полны призраков. Его сердце всё ещё бьётся. Триста тысяч душ заперты в вечном стазисе, и их энергия питает двенадцать бессмертных Архитекторов...
От автора: «Эхо мёртвого города» — техномагический боевик, где боевые сцены напоминают хореографию, мир продуман до последней руны, а за саркастическими диалогами скрывается история о выборе, жертве и свободе.


Эхо мертвого города


Глава 1

Дождь в Нижнем городе никогда не заканчивается, он просто меняет интенсивность, переходя от надоедливой мороси к отвесным струям, способным пробить войлочную шляпу за полчаса. Сегодняшняя ночь принадлежала к последней категории, и вода барабанила по карнизам с таким усердием, что я слышал этот стук даже сквозь толщу каменных стен заброшенного красильного цеха.
Я стоял у окна третьего этажа уже четвертый час, и спина начала напоминать о существовании мышц, о которых в приличном обществе упоминать не принято. Капли стекали по стеклу, искажая и без того убогий пейзаж: покосившиеся фонарные столбы, ржавые решетки водосточных канав, горы мусора, который местные обитатели ленились доносить до баков. Нижний город — это канализационная система Верхнего, и запах здесь соответствующий. Смесь гниющих водорослей, машинного масла и безысходности. Я провел тут достаточно времени, чтобы нос перестал возмущаться, но недостаточно, чтобы перестать замечать.
За моей спиной, в глубине цеха, темнели остовы старых чанов для окрашивания тканей, как забытые памятники эпохе, когда этот квартал еще что-то производил, кроме нищеты и отчаяния. Сейчас цех служил пристанищем для крыс и таких, как я.
Сегодняшняя цель стоила каждой минуты ожидания.
Виктор Моран. Бывший Техник-Маг третьего ранга, исключенный из Гильдии за «неэтичное использование резонансных схем». Именно так звучала формулировка, за которой скрывались эксперименты над живыми людьми. Официально Моран был мертв уже пять лет, но официальные документы в нашем городе имеют свойство врать с той же легкостью, с какой гармонизаторы обещают спасение души. На самом деле Моран обосновался в Нижнем городе и открыл подпольную лабораторию, где продолжал свои изыскания. Его специализацией стали Безмолвные дети, те, кто не мог пожаловаться, те, кого не стали бы искать с особым усердием.
Я потратил три недели, собирая доказательства. Три недели слежки, подкупа осведомителей, бессонных ночей за изучением схем его передвижений. За эти двадцать один день я узнал о Моране больше, чем его собственная мать, если у него когда-либо была мать, а не какая-нибудь инкубационная камера, выплюнувшая его в этот мир сразу с гаечным ключом в руке и отсутствием совести. Я знал, когда он просыпается, что ест на завтрак, к каким лавочникам заходит и в какое время суток его лаборатория наименее защищена. Сегодняшний вечер был идеален, по средам Моран лично проверял новые поступления товара, который доставляли в красильный цех под видом контрабандного эфирного масла.
Снизу донесся скрип несмазанных петель, та комбинация звуков, которую я выучил наизусть за время наблюдения. Черный ход открылся, впуская в цех порцию дождевой воды и три тени. Первая принадлежала Морану, я узнал его сутулую фигуру и характерный наклон головы. Двое других были его подручными, мордоворотами без особого воображения, но с внушительными эхо-дубинками на поясах. Стандартное оружие наемников Нижнего города, которое оглушает разрядом, оставляет после себя головную боль и легкое сотрясение мозга, если повезет.
Я отступил от окна и переместился к лестничному проему. Моя трость мягко коснулась каменного пола, не издав ни звука, благодаря наконечнику из пористой резины, который я специально изготовил для таких случаев. В другой руке я сжимал короткий цилиндр из матового металла — выдвижной эхо-глушитель, модифицированный под мой личный резонанс. Полезная игрушка, стоившая трехмесячного заработка и одного сломанного ребра в качестве бонуса от предыдущего нанимателя.
Голоса внизу стали громче. Моран инструктировал подручных, его высокий, скрипучий тенор эхом разносился по пустому цеху:
— Партия должна быть готова к отгрузке в четверг, и если хоть один из образцов испортится, я вычту стоимость из вашего жалованья.
Он называл их образцами. Живых детей, похищенных из приютов и с улиц Нижнего города, этот человек именовал лабораторными образцами, словно речь шла о пробирках с эфирной взвесью. Я почувствовал, как внутри закипает холод, смерзшийся в твердый шарик где-то под диафрагмой. Этот холод я научился использовать. Именно он обостряет внимание и убирает лишние эмоции, оставляя только чистую механику предстоящей работы.
Я начал спускаться. Лестница здесь была старой, чугунной, с ажурными перилами, которые когда-то считались образцом промышленной эстетики, а теперь служили лишь напоминанием о том, как быстро красота превращается в рухлядь. Каждая ступенька была мной изучена заранее. Например, четвертая скрипит слева, седьмая вибрирует целиком, девятая и десятая самые тихие. Я ступал, перенося вес медленно, позволяя звуку дождя маскировать те крохи шума, которые все же возникали. Движение, доведенное до автоматизма: сначала трость нащупывает опору, затем вес тела переносится на носок, пятка опускается в последнюю очередь. Дыхание ровное, поверхностное, чтобы грудная клетка не создавала лишнего резонанса.
Когда до нижней площадки оставалось два пролета, Моран отпустил подручных. Те вышли через главные ворота, продолжая о чем-то переговариваться, их голоса растворились в шуме ливня через несколько секунд. Идеально. Двое на одного, вполне приемлемый расклад, но один на один всегда предпочтительнее, когда имеешь дело с эфирными технологиями. Меньше свидетелей, меньше переменных, меньше шансов получить эхо-дубинкой по затылку, пока занят основной целью.
Моран остался один. Он подошел к одному из старых чанов, нагнулся, откинул крышку, и цех озарился бледно-голубым свечением — в чане хранились резонансные кристаллы, настроенные на какую-то извращенную частоту. Я не мог разглядеть деталей, но мне и не требовалось. Все, что мне нужно было знать о Моране, я уже знал.
Я преодолел последний пролет и ступил на бетонный пол цеха. Трость перестала касаться пола, теперь я держал ее горизонтально, как боевой посох. Моран все еще стоял ко мне спиной, увлеченно изучая содержимое чана. Идеальное положение для одного точного удара, который отправил бы его в глубокий сон без лишних церемоний.
Я сделал два шага и замер.
Что-то изменилось. Воздух в цехе внезапно уплотнился, словно перед грозой, и по стенам пробежала едва заметная вибрация. Моран резко обернулся, и я увидел его лицо — бледное, с глубоко посаженными глазами, в которых плясали голубоватые отблески кристаллов. Он улыбнулся, и от этой улыбки у нормального человека волосы встали бы дыбом.
— А, гость, — произнес он своим скрипучим тенором, и каждое слово царапало барабанные перепонки, словно ногти по грифельной доске. — Я чувствовал твое присутствие последние десять минут. Думал, может, показалось. Но нет, у тебя очень характерный диссонансный фон. Очень характерный.
Я мысленно выругался. Оказывается, Моран не просто разглядывал кристаллы — он настраивал резонансный контур, способный улавливать аномалии эфирного поля. Моя Сфера Тишины, которую я обычно использую для маскировки, в этот момент была деактивирована — я не хотел тратить энергию до начала боя. Глупая самонадеянность. Впредь буду знать, что бывшие Техник-Маги, исключенные за неэтичные эксперименты, имеют привычку оставлять сюрпризы.
— Виктор Моран, — произнес я ровным тоном. — Вы обвиняетесь в похищении, незаконных экспериментах над несовершеннолетними, торговле запрещенными артефактами и уклонении от правосудия. Рекомендую сдаться добровольно.
Он рассмеялся — коротким, лающим смехом, больше похожим на кашель.
— Обвиняюсь? — он сделал шаг в сторону, и я заметил, что его правая рука исчезла в складках плаща. — Кем обвиняюсь? Городской стражей, которая не суется в Нижний город дальше второго квартала? Инквизицией, которая уже пять лет считает меня покойником? Или тобой, таинственный посетитель, который даже не представился?
— Я представляю потерпевшую сторону, — ответил я, делая еще один шаг. Теперь нас разделяло метров десять, и я видел каждую деталь его позы. Напряженные плечи указывали на готовность действовать, а положение ног — на то, что он когда-то проходил базовую боевую подготовку. Впрочем, годы подпольной жизни явно не пошли на пользу его физической форме: живот выпирал из-под плаща, а дыхание было тяжелым, с присвистом. Заядлый курильщик опиумных смесей, если верить досье. Это упрощало дело.
— Потерпевшую сторону? — Моран снова усмехнулся. — И кто же это? Осиротевшие родители? Брось, парень. Эти дети — отбросы, которых никто никогда не хватится. Я оказываю им услугу: даю их жизням смысл. Мои исследования спасут тысячи, понимаешь? Тысячи!
Я слушал этот бред с каменным лицом. Подобные речи я слышал десятки раз, и все они звучали одинаково. Великие цели, оправдывающие любые средства. Высокое предназначение, требующее жертв. Чушь, которой убийцы и садисты прикрывают свою тягу к власти над беззащитными. Самое смешное — они действительно верят в эти оправдания. Человеческий разум пластичен, как сырая глина, и способен слепить из любой мерзости подобие добродетели, если хорошенько постараться.
— Ваше право на последнее слово я зафиксировал, — произнес я. — Теперь перейдем к практической части.
Моран выбросил правую руку из складок плаща быстрее, чем я ожидал от человека его комплекции. В ладони он сжимал устройство, напоминающее гибрид духового ружья и камертона — короткий ствол из полированной меди, расширяющийся к дулу, и резонансную вилку, уже начинающую светиться по контуру. Звуковая пушка, армейский образец, судя по маркировке на рукояти. Украдена со склада или куплена у нечистого на руку интенданта — неважно. Важно то, что эта штука способна оглушить взвод солдат или разорвать барабанные перепонки одному конкретному человеку, если направить луч достаточно точно.
Воздух завибрировал, и я увидел, как от дула расходится едва заметная волна — предвестник основного импульса, который должен был превратить мои внутренности в дрожащий студень. Обычный человек на моем месте уже корчился бы на полу, зажимая уши и пытаясь удержать содержимое желудка.
Но я не был обычным человеком.
Сфера Тишины раскрылась вокруг меня с тихим хлопком, который мог уловить только тренированный слух Искаженного. Радиус три метра, минимальный расход энергии, достаточный для локального подавления. Звуковая волна ударилась о невидимую границу и рассеялась, превратившись в безобидную рябь, словно круги на воде от брошенного камня. Внутри сферы наступила абсолютная тишина — та тишина, которую я ненавидел в детстве и к которой привык во взрослой жизни. Здесь не было слышно ни дождя за окнами, ни скрипа половиц, ни собственного дыхания, ни бешеного стука сердца Морана, который наверняка зашкаливал за сто двадцать ударов в минуту.
Лицо Морана вытянулось. Он нажал на спусковой крючок еще дважды, и каждый раз звуковой импульс разбивался о мою защиту, не причиняя вреда. Я медленно двинулся вперед, сокращая дистанцию, и с каждым моим шагом его паника нарастала. Он отступил, наткнулся спиной на чан с кристаллами, попытался нашарить что-то на поясе, опрокинул какой-то ящик, и цех наполнился звоном бьющегося стекла и шипением просыпавшихся эфирных реагентов. В нормальной ситуации я бы опасался ловушек, но сейчас Сфера Тишины делала бесполезными любые эфирные устройства в радиусе своего действия. Все, что работало на резонансе, превращалось в мертвый металл.
Когда между нами осталось меньше двух метров, Моран перестал изображать стрелка и попытался ударить меня стволом пушки, как дубиной. Отчаянный, предсказуемый жест, который я видел за долю секунды до того, как он начал движение. Плечо дернулось вверх, вес тела сместился на левую ногу, правая рука описала широкую дугу. Медленно, как во сне, — спасибо многолетним тренировкам школы Ти-Шен, которые научили меня читать язык тела раньше, чем противник осознает собственное намерение.
Я ушел с линии атаки, развернувшись на носке правой ноги, и трость описала короткую, хлесткую дугу. Наконечник из армированной резины встретился с височной областью Морана ровно в той точке, которую отмечали анатомические схемы как зону гарантированного нокаута при правильном расчете силы. Расчет был верным — спасибо наставнику Джиан Вэю, который заставлял меня зубрить анатомию наравне с медитативными практиками и боевыми формами. Моран всхлипнул, закатил глаза и сполз по стенке чана на пол, оставив на медной обшивке влажный след.
Я постоял над ним несколько секунд, контролируя пульс и дыхание. Сердце билось ровно, дыхание не сбилось, руки не дрожали. Хорошая работа. Чистая.
Звуковая пушка валялась рядом с телом, все еще излучая слабое голубоватое свечение, резонансный контур медленно угасал, теряя заряд. Я нагнулся, поднял оружие, осмотрел маркировку. Армейская модель «Кантилена-4», серийный номер стерт, но характерная гравировка на рукояти указывала на принадлежность к партии, выпущенной три года назад. Это уже вторая такая пушка, которую я вижу в Нижнем городе за последний месяц, и подобная частота наводила на мысли о систематической утечке оружия с военных складов. Мысль, которую стоило обдумать позже, но не сейчас.
Я достал из внутреннего кармана куртки сложенный вчетверо мешок из плотной ткани и пару нейлоновых стяжек. Через три минуты Моран был упакован, как подарочный набор к празднику Единения, руки скованы за спиной, рот заклеен, тело укутано в мешок. К мешку я прикрепил стандартный бланк, который всегда носил с собой, — краткое описание преступлений задержанного, перечень улик и адрес, куда следует доставить тело. Сверху, под клапан, сунул копии собранных доказательств. Чиновникам из Управления правопорядка останется только проверить факты и оформить арест. Они это сделают — не из чувства долга, а потому что я отправляю им уже готовое дело, которое можно записать в отчетность и отрапортовать наверх о раскрытии. Все в выигрыше, кроме Морана.
Я оставил тело у черного хода, откуда его заберут мои знакомые из службы анонимной доставки. Эти ребята не задают вопросов — они просто выполняют заказ и получают оплату через подставные счета. Через два часа Моран будет лежать на пороге участка, а к утру его фотография украсит первую полосу «Городского вестника» с заголовком «Опасный преступник задержан благодаря бдительности граждан». Стандартная формулировка, за которой никогда не упоминают имен тех, кто на самом деле выполнил работу.
Теперь предстояла самая важная часть ночи.
Я двинулся вглубь цеха, туда, где, согласно собранной информации, располагалась подпольная лаборатория Морана. Тяжелая стальная дверь была заперта на эхо-замок, который я вскрыл за полминуты — стандартная модель, никаких сюрпризов. За дверью обнаружилась лестница, ведущая в подвал, и чем глубже я спускался, тем сильнее становился запах эфирных реагентов, смешанный с чем-то еще — затхлым, кислым, неприятным. Так пахнут места, где долгое время держат живых существ в плохих условиях.
Лаборатория представляла собой длинное помещение, разделенное на отсеки металлическими перегородками. В первом отсеке стояли столы, заваленные инструментами, колбами и резонансными схемами — рабочий кабинет Морана. Во втором, за стеклянной перегородкой, располагались клетки.
И в этих клетках были дети.
Их было пятеро. Самому старшему на вид лет двенадцать, самому младшему — не больше семи. Все они были Безмолвными — ни один не издал ни звука при моем появлении, только смотрели расширенными от ужаса глазами. Они сидели на грязных матрасах, прижавшись друг к другу, и их лица были бледными, изможденными, с теми характерными тенями под глазами, которые появляются от долгого недоедания и постоянного страха. На запястьях у двоих я заметил следы от инъекций — Моран уже начал свои эксперименты над этой партией. Я подавил волну ярости, которая поднялась откуда-то из глубины, и заставил себя говорить спокойно:
— Меня зовут Калеб. Я здесь, чтобы вытащить вас. Вы ранены? Кто-нибудь может идти?
Дети молчали. Потом самая старшая — девочка с грязными светлыми волосами и неестественно спокойным для ее положения взглядом — едва заметно кивнула и показала глазами куда-то мне за спину. Я обернулся.
В дверях лаборатории стояли двое охранников — те самые подручные Морана, которые, как я думал, покинули цех. Видимо, они услышали шум драки или заметили, что хозяин слишком долго не возвращается, и решили проверить. Один из них — коренастый, с бычьей шеей и эхо-дубинкой на изготовку, — оценивающе посмотрел на меня и произнес с ленцой:
— А это еще кто? Моран, ты тут развлекаешься? — он осекся, увидев, что за моей спиной никого нет. — Где босс?
— Ваш босс временно недоступен, — ответил я, разворачиваясь к ним лицом и перехватывая трость. — Но вы можете передать ему сообщение, когда он очнется в полицейском участке. Если, конечно, к тому времени сами будете в состоянии разговаривать.
Бычья Шея не стал тратить время на разговоры. Он бросился вперед, занося дубинку для удара, и его напарник — тощий, с бегающими глазами, — последовал за ним, выхватывая из-за пояса короткий эхо-нож. Двое на одного в замкнутом пространстве, где за моей спиной — клетки с детьми, которых нужно защитить. Плохая позиция. Нужно было срочно ее менять.
Я активировал Сферу Тишины на минимальном радиусе — ровно столько, чтобы заглушить эхо-дубинку, которая в руках Бычьей Шеи должна была разразиться оглушительным разрядом при ударе. Дубинка встретилась с моей тростью, и разряд ушел в «поющий металл» набалдашника, не причинив мне вреда. Бычья Шея удивленно хрюкнул, и этого мгновения хватило, чтобы я нанес ему короткий, резкий удар носком ботинка под коленную чашечку. Он взвыл, согнулся, и контрольный удар тростью в основание черепа отправил его в глубокий нокаут. Тело рухнуло на пол, загородив проход.
Тощий оказался проворнее. Он метнул эхо-нож — узкое лезвие, вибрирующее на частоте, способной резать сталь, — и мне пришлось уклоняться, пригибаясь и уходя вбок. Нож вонзился в металлическую перегородку за моей спиной, оставив в ней рваную, дымящуюся рану. Я выбросил руку вперед, разворачивая «клинок воли» — полупрозрачное лезвие из чистой звуковой энергии сорвалось с моих пальцев и рассекло воздух в сантиметре от лица тощего, заставив его отшатнуться и врезаться спиной в стол с инструментами. Колбы и резонансные схемы посыпались на пол, разбиваясь с оглушительным звоном.
Тощий попытался достать из-за пояса запасной нож, но я уже сократил дистанцию. Мой удар тростью пришелся ему в солнечное сплетение, выбивая воздух из легких, а следующий — в висок, отправляя в нокаут. Второй охранник рухнул рядом с первым, и в лаборатории наступила тишина, нарушаемая только звоном оседающего стекла и моим тяжелым дыханием.
Я обернулся к детям. Они все так же сидели в клетке, но теперь в их глазах, помимо страха, появилось что-то еще — робкая, недоверчивая надежда, которую они боялись показать, потому что слишком часто обманывались.
— Все кончено, — сказал я, подходя к клетке и вскрывая замок эхо-глушителем. — Вы в безопасности. Сейчас мы поднимемся наверх, и я вызову людей, которые отвезут вас в надежное место. Там вас накормят, согреют и позаботятся о вас.
Старшая девочка первой выбралась из клетки. Она была худая, как птенец, выпавший из гнезда, но держалась прямо и смотрела на меня с той особой серьезностью, которая появляется у детей, слишком рано узнавших, что мир бывает жестоким.
— Вы из полиции? — спросила она тихо.
— Нет, — ответил я. — Я просто человек, который не любит, когда обижают детей.
— Спасибо, — сказала она и вдруг, неожиданно для меня, шагнула вперед и обняла меня за талию. Остальные дети потянулись следом, и через минуту я стоял посреди лаборатории, окруженный пятью перепуганными, но живыми детьми, и чувствовал, как холод внутри меня медленно отступает, уступая место чему-то другому — может быть, надежде.
Я вывел их через черный ход в переулок, где нас уже ждала крытая повозка, управляемая молчаливым возницей в темном плаще. Это был один из моих постоянных контактов — человек, который не задавал вопросов и не просил лишних денег. Он просто делал свою работу: забирал спасенных, отвозил в убежище «Шепота Искр» и исчезал до следующего вызова.
Дождь усилился, когда я вышел из цеха. Вода потоками стекала по водосточным трубам, собиралась в лужи на разбитом асфальте, отражала тусклый свет редких фонарей. Улицы Нижнего города были пустынны — местные обитатели знали, что в такую погоду лучше сидеть по домам, если, конечно, у них был дом. Те, у кого дома не было, прятались под мостами и в заброшенных подвалах, куда не доставала городская стража.
Я шел не торопясь, позволяя дождю смыть с куртки пыль красильного цеха. Трость мерно постукивала по мокрой брусчатке, и этот ритмичный звук действовал успокаивающе — простой, предсказуемый, лишенный двусмысленности. Моя Сфера Тишины схлопнулась сама собой, как только я отдалился от цеха на достаточное расстояние, и мир снова наполнился звуками: шум дождя, отдаленный лай собак, скрип вывески над закрытой лавкой старьевщика.
До моего убежища, маленькой квартиры на границе Верхнего и Нижнего города, было около сорока минут пешком. Можно было бы взять наемный экипаж, но я предпочитал ходить пешком после завершения дела — это помогало переключиться, сбросить остатки напряжения, вернуть мысли в ровное, спокойное русло. К тому же ночные прогулки под дождем имеют свою, довольно специфическую прелесть, которую способен оценить только человек, не боящийся промокнуть до нитки.
Квартира встретила меня теплом и запахом высушенных трав, которые я развешивал по стенам не столько для аромата, сколько для маскировки характерного металлического запаха эфирных приборов. Жилье было скромным, но функциональным: три комнаты, включая крошечную ванную, кухонный уголок и кабинет, по совместительству служивший гостиной. Мебель я подбирал лично — ничего лишнего, ничего броского, все строго по делу. Единственной роскошью был книжный шкаф из мореного дуба, доставшийся от предыдущего жильца и забитый томами по истории Тартара, акустической физике и уголовному праву.
Я снял куртку, повесил ее сушиться на спинку стула, трость поставил в специальную стойку у двери. Оставшись в тонком свитере, прошел в ванную, где плеснул в лицо холодной водой, смывая остатки уличной грязи. Зеркало отразило знакомое лицо: темные волосы, мокрые и прилипшие ко лбу, серые глаза с легким прищуром, который появился после сотен часов чтения при тусклом свете, острые скулы, упрямый подбородок. Лицо человека, которому двадцать четыре, а выглядит он на тридцать. Профессиональная деформация или просто особенность образа жизни — трудно сказать.
Я провел ладонью по щеке, ощутив легкую щетину. Побриться или оставить? Пожалуй, побриться: утренняя встреча с клиентом требовала презентабельного вида. Люди из Верхнего города плохо реагируют на небритых консультантов — им кажется, что небрежность во внешности означает небрежность в работе. Заблуждение, конечно, но я не спорил с предрассудками клиентов. Спорить с ними, все равно, что убеждать дождь идти снизу вверх.
Костюм уже ждал меня на вешалке: темно-серый, из тонкой шерсти, сшитый на заказ у портного, который брал втрое дороже обычного, но и работал так, что его изделия сидели как вторая кожа. Я одевался медленно, методично, каждое движение — часть ритуала перевоплощения. Сначала рубашка, ослепительно белая, с запонками из матового серебра. Затем брюки с идеально отглаженными стрелками. Жилет, пиджак, платок в нагрудный карман. Очки в тонкой роговой оправе — стекла простые, без диоптрий, но с легким затемнением, которое скрадывало выражение глаз и добавляло лицу отстраненного, интеллектуального выражения. Последним штрихом стала трость, которую я извлек из стойки и осмотрел критическим взглядом. На свету «Громовержец» выглядел как дорогой, но совершенно обычный джентльменский аксессуар: черное дерево, серебряный набалдашник в виде головы грифона, лаковое покрытие. Никто не догадался бы, что внутри древка скрыт виброрезонатор, способный обрушить стену, а набалдашник служит фокусирующей линзой для эфирного импульса. Никто, кроме меня и мастера, который эту трость создал. Мастер мертв уже три года, так что секрет остается между мной и грифоном. Грифон, надо отдать ему должное, хранит его безукоризненно.
Я встал перед зеркалом и окинул себя взглядом. Из отражения смотрел совершенно другой человек. Кожаная куртка и волосы, растрепанные дождем, сменились безупречным силуэтом и гладкой прической, которую я зафиксировал каплей воска. Взгляд из-под стекол очков стал рассеянным, чуть близоруким — подобное выражение включалось автоматически, как только оправа касалась переносицы. В этом облике я не выглядел опасным. Я выглядел как человек, который провел молодость за книгами, а зрелость за составлением скучных отчетов. Как человек, которого можно не опасаться.
Иллюзия, за которой прячется реальность.
Я усмехнулся своему отражению, поправил очки и взял со стола папку с документами для утренней встречи. Солнце еще даже не думало всходить, а мой рабочий день уже начался.

Глава 2

Мой офис располагался на четвертом этаже доходного дома на улице Серебряных Мастеров — узкой, мощеной потрескавшимся булыжником артерии, соединявшей Верхний город с районом ремесленных гильдий. Дом номер семнадцать был построен лет шестьдесят назад, в эпоху краткого и бурного расцвета купеческих династий, и его фасад до сих пор хранил следы былой роскоши: лепнина с изображением шестеренок и камертонов, кованые балконные решетки с узором в виде звуковых волн, массивная дубовая дверь с медной табличкой, на которой значилось «Консультативное бюро Вэллс и партнеры». Партнеров на самом деле не было, но вывеска производила более солидное впечатление, чем честное «Калеб Вэллс, частный розыск», а в нашем деле впечатление — это половина гонорара.
Лестница встретила меня привычным скрипом ступеней и запахом типографской краски с первого этажа, где квартировала небольшая газетная редакция. Я поднялся наверх, переставляя трость через ступеньку — привычка, выработанная за годы конспирации: правая нога чуть запаздывает, корпус слегка наклоняется вперед, и сторонний наблюдатель непременно решил бы, что у консультанта Вэллса проблемы с суставом. На самом деле суставы были в идеальном порядке, но иллюзия хромоты стала частью образа наравне с очками и костюмом. Люди охотнее доверяют тем, кого считают хоть немного уязвимыми, это притупляет их собственную бдительность и провоцирует на ошибки, которых я ждал с терпением садовника, наблюдающего за созреванием плодов.
Дверь офиса была заперта на два замка — механический штифтовый, который я отпирал обычным ключом, и эфирный резонансный контур, активировавшийся только при касании моего пальца к медной пластине, замаскированной под декоративную накладку. Замок щелкнул, признавая хозяина, и я вошел, сразу же окинув помещение цепким взглядом. Все на месте. Пылинка на ручке сейфа не тронута, нить между косяком и дверью кабинета не порвана, бумаги на столе лежат под тем же углом, что и вчера. Паранойя, сказали бы одни. Профессиональная предусмотрительность, ответил бы я, если бы вообще утруждал себя ответами на подобные замечания.
Офис представлял собой две смежные комнаты общей площадью шагов в сорок, не больше. Приемная, где я встречал клиентов, была обставлена с нарочитой респектабельностью, граничащей с уютом: два кожаных кресла для посетителей, массивный письменный стол красного дерева, книжный шкаф до потолка, набитый томами по юриспруденции, истории гильдий и акустической физике. На стенах — несколько гравюр с видами Старого города и диплом в строгой рамке, подтверждающий, что предъявитель сего успешно завершил курс частного розыскного дела при Академии Правопорядка. Диплом был подлинным, что в нашей профессии редкость, и я им искренне гордился, хотя ни разу не использовал по прямому назначению: клиенты, способные оценить формальное образование, обычно не нуждались в услугах частного консультанта. Зато инспектор Грейвз при первом знакомстве именно на этот диплом обратил внимание, и с того момента наши отношения приобрели оттенок взаимного уважения, замешанного на прагматизме.
За приемной находился собственно кабинет — маленькая комната без окон, служившая мне одновременно архивом, оружейной и местом для размышлений. Здесь пахло старой бумагой, металлом и сушеными травами, пучки которых я развесил по углам для маскировки эфирного фона. Стены кабинета были заставлены стеллажами с папками; каждая папка — отдельное дело, каждый корешок — судьба, которую я по мере сил пытался направить в русло справедливости. В углу стоял несгораемый сейф с текущей документацией и кое-какими инструментами, о существовании которых не следовало знать даже Грейвзу. На отдельной полке, запертой под стеклом, хранилась моя коллекция артефактов, изъятых у преступников за годы работы; некоторые из них были настолько опасны, что я не рисковал выбрасывать их или сдавать властям — слишком велик был соблазн для коррумпированных чиновников прикарманить редкость и пустить ее в оборот.
Я повесил плащ на вешалку у двери, прошел в кабинет, извлек из сейфа папку с утренним делом и вернулся за стол. Часы на каминной полке показывали без четверти восемь, а значит, у меня было примерно полчаса до того, как город окончательно проснется и начнет требовать моего внимания. Я заварил чай — привычка, которую я приобрел у наставника Джиан Вэя и которая с тех пор стала неотъемлемой частью утреннего ритуала. Чайная церемония, утверждал старый мастер, учит терпению и сосредоточению, а эти два качества для человека моей профессии полезнее, чем умение метко стрелять или быстро бегать. Стрелять и бегать я тоже умел, но предпочитал начинать день с чашки горячего «серебряного листа» и методичного просмотра корреспонденции.
Чай только начал отдавать аромат, когда на столешнице завибрировал переговорный кристалл — новейшая модель от фирмы «Резонанс и Ко», позволявшая вести разговоры на расстоянии без участия храмовых ретрансляторов. Вещь была дорогой и, что важнее, частной. В отличие от официальных линий связи, прослушивать которые мог любой Гармонизатор с соответствующим допуском, мой кристалл использовал шифрованную частоту, настроенную лично на меня. Подарок от благодарного клиента, пожелавшего остаться неизвестным. Я взял кристалл в ладонь и активировал касанием.
— Вэллс слушает, — произнес я нейтральным тоном.
— Доброе утро, Калеб, — голос инспектора Грейвза звучал глухо, словно он говорил из-под одеяла, но я узнал его характерные интонации мгновенно: низкий баритон с легкой хрипотцой, выдававшей заядлого курильщика. — Надеюсь, ты уже позавтракал, потому что у меня для тебя десерт.
— Инспектор Грейвз, — я откинулся в кресле, поднося чашку к губам. — Ваше чувство времени, как всегда, безупречно. Я как раз размышлял, не слишком ли спокойно начинается эта неделя, и вот вы звоните, чтобы развеять мои сомнения. Чем обязан?
Грейвз хмыкнул в трубку, и я представил, как он трет переносицу — привычный жест, означавший, что инспектор собирается сообщить нечто неприятное и заранее морщится от собственных слов.
— Трое мертвых Гармонизаторов за последние четыре дня, — произнес он без предисловий. — Низший ранг, все из одного прихода — храма Святого Резонанса, что в Квартале Колоколов. Тела нашли в разных местах, но есть общая деталь — у каждого разорван горловой резонатор.
Я поставил чашку на блюдце и выпрямился в кресле. Горловой резонатор — это не просто имплантат; это часть тела Гармонизатора, вживленная хирургическим путем и настроенная на личную частоту владельца. Повредить его, все равно что вырвать голосовые связки, только в десять раз болезненнее и практически всегда смертельно. Но еще интереснее было другое, чтобы разорвать резонатор, требовалась сила, направленная точно в противофазу к частоте жертвы. Случайно такое не происходило.
— Причина смерти? — спросил я.
— Официально — эфирный шок в результате несчастного случая, — в голосе Грейвза отчетливо звучала ирония. — Неофициально — убийца каким-то образом знал точную частоту каждого Гармонизатора и использовал ее против них. Но это еще не все. На месте каждого преступления свидетели слышали одну и ту же ноту. Она продолжает звучать в воздухе несколько часов после смерти жертвы, хотя никакого источника звука найти не удается.
— Запрещенная частота? — я почувствовал, как где-то внутри натягивается струна внимания. — Нота, которой нет в официальном каноне?
— Именно, — подтвердил Грейвз. — Инквизиция уже подключилась к расследованию, но они скорее заметают следы, чем ищут убийцу. Мои люди из Отдела убийств отстранены от дела с формулировкой «угроза общественной гармонии». Представляешь?
Я представлял. Инквизиция Чистоты Звука вмешивалась в полицейские расследования всякий раз, когда дело касалось чего-то, что не вписывалось в официальную доктрину Синода. Убийство трех Гармонизаторов запрещенной частотой — это был не просто скандал, а прямой вызов авторитету Церкви. Неудивительно, что они пытались замять историю, пока она не выплеснулась на первые полосы газет. Но Грейвз, старый полицейский с тридцатилетним стажем, не привык закрывать дела только потому, что кому-то наверху это неудобно. В этом мы с ним были похожи.
— Что вам нужно от меня? — спросил я, хотя ответ был уже очевиден.
— Неофициальный запрос, — Грейвз понизил голос. — Ты же понимаешь, я не могу поручить это своим людям. Инквизиция отслеживает каждый наш шаг. А ты — лицо незаинтересованное, частный консультант, у которого нет ни начальства, ни отчетности. Плюс у тебя есть определенные навыки, которые в данном случае могут пригодиться.
— Какие именно навыки вы имеете в виду, инспектор? — я произнес это тоном человека, который понятия не имеет, о чем идет речь, и Грейвз снова хмыкнул.
— Не притворяйся, Калеб. Мы оба знаем, что «Виктор Моран» не сам пришел в участок и не сам себя упаковал в мешок. Как и предыдущие шесть преступников, которые волшебным образом материализовались на пороге моего отделения в этом году. Я не спрашиваю, как ты это делаешь, и не хочу знать. Но сейчас мне нужен именно ты, с твоими талантами и твоим умением задавать вопросы, которые официальные лица задавать не могут.
Я сделал глоток чая, обдумывая услышанное. Три мертвых Гармонизатора с разорванными резонаторами — это не бытовое убийство и не разборки преступных группировок. Это ритуальное действо, за которым стоит кто-то, обладающий серьезными познаниями в эфирной акустике. И, судя по использованию запрещенной частоты, этот кто-то либо Искаженный, либо бывший Техник-Маг с доступом к закрытым архивам. В любом случае, дело обещало быть интересным.
— Хорошо, инспектор, — сказал я наконец. — Присылайте материалы с курьером. Я посмотрю, что можно сделать.
— Уже отправил, — в голосе Грейвза послышалось облегчение. — И, Калеб... будь осторожен. Инквизиция на взводе. Вален лично возглавил группу дознавателей, а когда Вален берется за дело, это обычно заканчивается чьим-нибудь исчезновением.
— Я всегда осторожен, инспектор, — ответил я. — Это одна из немногих моих добродетелей, и я ею искренне дорожу.
Кристалл погас, и я отложил его в сторону. Новость о том, что Инквизитор Вален подключился к расследованию, была неприятной. Этот человек сочетал фанатичную преданность Синоду с полным отсутствием моральных ограничений, и я предпочел бы никогда не оказываться в поле его зрения. Впрочем, выбор у меня был невелик. Если убийца действительно столь опасен, как следует из рассказа Грейвза, то оставлять его на свободе означало рисковать новыми жертвами. А я, при всех моих недостатках, терпеть не мог, когда убивают безнаказанно — пусть даже жертвами оказывались Гармонизаторы, к которым я не испытывал ни малейшей симпатии.
Я допил чай и уже собирался идти в кабинет за картой Квартала Колоколов, когда дверь приемной открылась без стука.
Ручка повернулась резко, створка ударилась о стопор, и на пороге возникла Серафина собственной персоной, окутанная облаком свежего утреннего воздуха и той особой, почти электрической энергией, которая всегда ее сопровождала. Одета она была в своем обычном стиле — черная кожаная куртка поверх темно-красной блузы, узкие брюки, заправленные в высокие ботинки на шнуровке, и легкий шарф, небрежно обмотанный вокруг шеи. Ее волосы, цвета темной меди, были собраны в небрежный узел, из которого уже выбилось несколько прядей, а глаза — ярко-зеленые, с тем характерным искристым отливом, который выдавал близость эфирного диссонанса, — смотрели на меня с выражением, балансирующим между нахальством и деловым нетерпением.
— Доброе утро, Вэллс, — произнесла она, захлопывая дверь за спиной. — У тебя тут по-прежнему пахнет, как в лавке старьевщика. Неужели трудно проветривать?
Я отставил чашку и посмотрел на нее поверх очков взглядом, который, как я надеялся, выражал смесь вежливого недоумения и легкой досады.
— Серафина, — произнес я медленно, растягивая слоги. — Какая неожиданная радость. Я было решил, что ты эмигрировала на Южные Острова и открыла там школу хороших манер для трудных подростков. Но нет, ты здесь, и, судя по выражению лица, снова собираешься испортить мне утро.
Она усмехнулась и прошла к столу, даже не подумав спросить разрешения сесть. Устроившись в одном из кресел для посетителей, она закинула ногу на ногу и оглядела приемную с тем снисходительным любопытством, с каким кошка осматривает новую коробку.
— Не дождешься, — ответила она. — Я скорее открою школу плохих манер прямо здесь, у тебя под носом. Но вообще-то я по делу.
— Я догадался, — я снял очки и начал протирать стекла замшевой тряпочкой, не столько из необходимости, сколько для того, чтобы занять руки и создать паузу. — Ты никогда не заходишь просто так, чтобы справиться о моем здоровье или, скажем, принести корзинку свежей выпечки. У тебя есть информация?
— У меня всегда есть информация, — Серафина подалась вперед, и ее глаза опасно блеснули. — Три мертвых Гармонизатора в Квартале Колоколов. Ты уже в курсе, я полагаю? Твой дружок Грейвз наверняка позвонил раньше, чем остыли тела.
Я перестал протирать очки и посмотрел на нее с новым интересом. Серафина состояла в «Шепоте Искр» — подпольной сети Искаженных и сочувствующих, которая занималась примерно тем же, чем и я, но с менее легальными методами и более радикальной идеологией. Если «Шепот» заинтересовался убийствами Гармонизаторов, значит, за этим делом стояло нечто большее, чем просто серийный убийца с экзотическим почерком.
— Допустим, я в курсе, — сказал я, возвращая очки на переносицу. — И что с того? Ты пришла предложить мне совместное расследование или просто похвастаться, что твои источники работают быстрее полицейского телеграфа?
— И то, и другое, — Серафина улыбнулась, но улыбка вышла невеселой. — Дело в том, что один из убитых Гармонизаторов был нашим информатором. Он работал в храме Святого Резонанса и сливал «Шепоту» сведения о передвижениях Инквизиции. А теперь он мертв, и мы хотим знать, кто и почему его убил.
— Вашим информатором? — я приподнял бровь. — Гармонизатор Синода — и вдруг стучит на своих? Серьезно?
— У каждого свои причины, Вэллс, — она пожала плечами. — Этот парень был из низшего ранга, всю жизнь мечтал о повышении, но его обходили более родовитые коллеги. Обида — прекрасный мотиватор, знаешь ли. Он начал сливать информацию из чистого разочарования, а потом вошел во вкус. И теперь он мертв, причем убит той самой нотой, которую «Шепот» пытается расшифровать уже несколько лет.
Я откинулся в кресле, переваривая информацию. Значит, запрещенная частота была известна «Шепоту Искр» — или, по крайней мере, они активно ее изучали. Это многое объясняло: подпольная организация, состоящая из Искаженных, естественным образом интересовалась диссонансными нотами, которые официальный канон объявлял еретическими. Но если убийца использовал ту же частоту, это могло означать две вещи: либо он сам был членом «Шепота», либо кто-то из «Шепота» научил его.
— И ты хочешь, чтобы я помог тебе найти убийцу? — уточнил я. — Потому что сама ты, с твоими искристыми методами, рискуешь привлечь внимание Инквизиции?
— Именно, — кивнула она. — Ты умеешь работать тихо, а я умею добывать информацию там, куда ты со своей тросточкой и костюмчиком даже не сунешься. Вместе мы могли бы раскрыть это дело быстрее, чем поодиночке. И, возможно, заодно выяснить, что это за нота такая и почему Инквизиция так боится, что кто-то узнает о ее существовании.
— Трогательное предложение, — я сложил пальцы домиком и посмотрел на нее поверх кончиков. — Напомни, чем закончилось наше последнее совместное дело? Ах да, ты подожгла склад контрабандистов, мы едва выбрались из горящего здания, а я потом две недели вытряхивал пепел из костюма.
— Это был контролируемый поджог, — возразила Серафина с оскорбленным видом. — И если бы не мой огонь, нас бы сожрали те эфирные твари, которых контрабандисты держали в подвале. Кстати, ты так и не сказал «спасибо».
— Спасибо, — произнес я без малейшего выражения. — За седые волосы и испорченный гардероб. Теперь, когда формальности соблюдены, давай перейдем к сути. Что именно «Шепот» знает об убийствах?
Серафина порылась во внутреннем кармане куртки и извлекла сложенный вчетверо лист бумаги. Она развернула его на столе, и я увидел грубую схему Квартала Колоколов с тремя пометками красными чернилами — места, где нашли тела.
— Первый Гармонизатор, брат Маркус, найден в понедельник утром в переулке за храмом, — она ткнула пальцем в первую отметку. — Второй, сестра Агнесс, во вторник вечером в собственной квартире. Третий, брат Петрос, — вчера ночью, прямо на ступенях храма, что уже само по себе наглость невероятная. У всех троих разорваны резонаторы, и на всех трех местах преступления звучит одна и та же нота. Частота примерно семьдесят два герца, что интересно — это ниже стандартного канонического диапазона, но выше человеческого порога слышимости. Ее можно не только слышать, но и чувствовать: свидетели описывают ощущение как «давление в груди» и «необъяснимую тревогу».
— Семьдесят два герца, — повторил я задумчиво. — Это близко к частоте сокращения сердечной мышцы. Если убийца знает, как модулировать эту частоту, он мог бы останавливать сердца, не прикасаясь к жертве.
— Именно поэтому мы и забеспокоились, — Серафина посмотрела на меня серьезно, без тени улыбки, и я впервые за утро увидел в ней не нахальную союзницу-конкурентку, а встревоженного человека, столкнувшегося с чем-то, что выходит за пределы привычного. — Это не просто убийства, Калеб. Это демонстрация. Кто-то показывает, что знает о запрещенных частотах то, чего не знает даже Синод. И он не остановится на трех жертвах. Мы должны найти его раньше, чем Инквизиция заметет все под ковер и заодно под этим ковром похоронит правду.
Я взял схему, повертел в руках, потом аккуратно сложил и убрал в ящик стола. Серафина следила за моими движениями с напряженным вниманием.
— Хорошо, — сказал я наконец. — Я согласен сотрудничать. Но у меня есть условие.
— Какое?
— Никаких поджогов, — я поднял указательный палец. — Никаких самодеятельных взрывов, никаких спонтанных эфирных вспышек в людных местах, и, ради всего святого, никаких драк с Инквизицией, если этого можно избежать. Ты работаешь со мной, а не наоборот. Если я говорю «уходим», ты уходишь, даже если тебе кажется, что еще чуть-чуть — и ты схватишь убийцу за шкирку.
— А если это ты захочешь устроить драку? — она хитро прищурилась.
— Тогда это будет тщательно спланированная, тактически обоснованная драка с приемлемым уровнем риска, — парировал я. — Это совсем другое дело.
Серафина рассмеялась — звонко, искренне, и от этого смеха по корешкам книг на полках пробежала легкая вибрация. Я машинально отметил, что надо бы проверить крепления стеллажей: эфирный резонанс, который она невольно излучала, мог со временем расшатать даже дубовые доски.
— Договорились, Вэллс, — сказала она, протягивая руку. — Никаких поджогов без твоего письменного разрешения, заверенного нотариусом. По рукам?
Я пожал ее ладонь — сухую, горячую, с тем характерным покалыванием, которое всегда сопровождало прикосновение к Искаженному в активной фазе. Где-то внутри меня отозвалась струна диссонанса, которую я привычно унял усилием воли. Джиан Вэй говорил, что два Искаженных, работающих вместе, — это либо оркестр, либо катастрофа. С Серафиной у нас обычно получалось что-то среднее.
— По рукам, — подтвердил я. — А теперь убирайся из моего офиса и дай мне спокойно изучить схему. Встретимся вечером в Квартале Колоколов, у западного входа в храм. И надень что-нибудь менее вызывающее, если сможешь найти такую вещь в своем гардеробе.
— Я всегда одеваюсь соответственно случаю, — она поднялась, поправила шарф и направилась к двери. — Просто случаи у нас с тобой разные. У тебя — чаепития с клиентами, у меня — погони по крышам. До вечера, Вэллс.
— До вечера, Серафина.
Дверь захлопнулась, и в офисе снова воцарилась тишина, нарушаемая только тиканьем часов и отдаленным шумом просыпающегося города. Я посидел несколько минут, глядя на закрытую дверь и думая о том, что только что согласился на совместную работу с женщиной, которая умудряется создавать хаос одним своим присутствием — притом что я всю жизнь старался этот хаос контролировать. Впрочем, Джиан Вэй учил меня и другому: иногда единственный способ обуздать стихию — это не противостоять ей, а направить в нужное русло. Серафина была именно такой стихией, и отрицать ее полезность в расследовании было бы глупо.
Я уже собирался углубиться в схему, когда в дверь приемной постучали. На этот раз не требовательно-нагло, как это делала Серафина, а коротко, по-деловому, с той особой сдержанностью, которая выдает человека, привыкшего докладывать, а не спрашивать. Я отложил схему в ящик и поправил очки.
— Войдите.
Дверь открылась, и в приемную вошел молодой человек в форме курьера полицейского управления — строгий серый китель с серебряными пуговицами, фуражка, которую он снял, едва переступив порог, и объемная кожаная сумка на ремне через плечо. Такие сумки использовали для доставки документов, не подлежащих передаче через обычные эхо-телеграфы. Парень был молод, едва за двадцать, с гладко выбритым лицом и тем особым выражением усердной серьезности, которое бывает только у стажеров, еще не успевших разочароваться в службе.
— Господин Вэллс? — осведомился он, хотя мой офис был единственным на этаже, а фамилия значилась на табличке.
— Он самый, — подтвердил я.
— Пакет от инспектора Грейвза, — курьер извлек из сумки запечатанный конверт из плотной коричневой бумаги, перевязанный бечевкой и опечатанный сургучной печатью Отдела убийств. — Велено передать лично в руки. И велено добавить, что инспектор ждет вашего звонка до полуночи, независимо от результатов.
— Инспектор, как всегда, сама деликатность, — пробормотал я, расписываясь в журнале доставки. — Передайте ему, что я позвоню.
Курьер кивнул, вернул журнал в сумку и вышел так же тихо, как появился. Я проводил его взглядом, затем сорвал печать и развернул конверт. Внутри оказалась тонкая папка с делом — стандартный полицейский формуляр, только гриф «Секретно» на обложке был перечеркнут и заменен на «Внутреннее расследование, копия для ознакомления». Грейвз, как всегда, подстраховался: если бы курьера перехватили, содержимое конверта выглядело как рутинная переписка между отделами. Лишь тот, кто знал шифр — а я знал, — мог понять, что копия снята незаконно и передана частному лицу в обход официальных каналов.
Я разложил содержимое на столе. Три протокола осмотра места преступления, три заключения судебного Гармонизатора, три предварительных отчета о частотах, зафиксированных на телах жертв. И отдельный лист, исписанный мелким, убористым почерком самого Грейвза, с его личными пометками.
«Калеб, обращаю твое внимание: у всех троих жертв резонаторы были не просто разорваны, а буквально выжжены изнутри. Частота, которой пользовался убийца, не оставляет физических следов на окружающих предметах — только на самом резонаторе. Это означает, что он знал личную частоту каждой жертвы. Учитывая, что личные частоты Гармонизаторов хранятся в закрытом архиве Синода, напрашивается вывод: убийца либо имеет доступ к архиву, либо сам является Гармонизатором. Будь осторожен. Если ты начнешь копать в сторону Синода, тебя попытаются остановить. — Г.»
Я перечитал записку дважды. Доступ к архиву Синода — это не просто пропуск, это уровень допуска, который имеют только высшие чины Инквизиции или сами Архитекторы. Если убийца — Гармонизатор, значит, внутри Синода есть свой отступник, и он действует дерзко, не опасаясь разоблачения. Если же убийца кто-то извне, кто сумел взломать архив... это означало, что в Городе появился Искаженный с уровнем способностей, сопоставимым с моим, и он не скрывается, а, напротив, заявляет о себе.
Оба варианта не сулили ничего хорошего.
Я просмотрел протоколы осмотра. Почерк полицейского писаря был убористым и сухим, но детали складывались в тревожную картину. Первое тело, брат Маркус, найдено в переулке за храмом — там, где обычно оставляли мусорные баки и куда паломники не заходили. Второе, сестра Агнесс, в собственной запертой квартире, без следов взлома. Третье, брат Петрос, найден прямо на ступенях храма, на виду у ночной стражи, которая, однако, ничего не видела и не слышала до самого утра. Во всех трех случаях на месте преступления была зафиксирована нота, та самая, о которой говорила Серафина, и во всех трех случаях свидетели описывали «давление в груди» и «необъяснимую тревогу», которые сохранялись еще несколько часов после обнаружения тела.
Я отложил протоколы и потянулся к трубке переговорного кристалла, чтобы связаться с Грейвзом и уточнить детали, но передумал. Инспектор сказал «до полуночи» — значит, у меня есть время на собственное расследование, прежде чем отчитываться о результатах.
Я убрал документы в сейф, запер его на ключ и эхо-замок, затем надел плащ и взял трость. Вечер обещал быть долгим, а Квартал Колоколов — не самым безопасным местом для ночных прогулок, даже для человека с моими способностями.

Глава 3

Особняк, в котором нашли тело брата Петроса, располагался в северной части Квартала Колоколов, на улице Звонарей — узкой, изогнутой, словно вопросительный знак, артерии, застроенной особняками средней руки. Когда-то этот район населяли преуспевающие ремесленники, поставлявшие колокола и камертоны для храмов по всему городу; теперь же здесь селились Гармонизаторы низшего ранга и отставные чиновники Синода — публика, обладавшая амбициями, но стесненная в средствах. Брат Петрос, судя по адресу, принадлежал именно к этой категории: достаточно влиятельный, чтобы получить отдельный дом, но недостаточно важный, чтобы дом этот находился в престижном районе.
Мы с Серафиной встретились, как и договаривались, у западного входа в храм Святого Резонанса, откуда до нужного адреса было минут десять пешком. Вечер опустился на город быстро, как это бывает в конце осени. Только что небо было серым, и вот оно уже сделалось чернильно-синим, а фонари на улицах зажглись один за другим, разливая по брусчатке лужицы дрожащего янтарного света. Серафина, вопреки моей просьбе и здравому смыслу, явилась в той же кожаной куртке и красной блузе, но хотя бы шарф сменила на темно-серый, менее заметный в сумерках. Я отметил это как маленькую победу, не стоившую упоминания вслух.
— Особняк опечатан, — сообщил я, когда мы двинулись в путь. — Инквизиция наложила эхо-пломбу на все входы. Если мы ее сорвем, Вален узнает о нашем визите раньше, чем ты успеешь сказать «контролируемый поджог».
— И что ты предлагаешь? — Серафина покосилась на меня с выражением, которое я хорошо изучил за месяцы нашего знакомства: смесь любопытства и готовности оспорить любое мое предложение, каким бы разумным оно ни было.
— У меня есть обходной путь, — я достал из кармана плаща небольшой футляр и извлек из него тонкую пластинку из полированной меди. — Эхо-пломба реагирует на изменение резонанса двери. Но резонанс можно обмануть, если создать встречную вибрацию. Эта пластинка настроена на стандартную частоту инквизиторских пломб. Пока ты будешь держать ее у косяка, я отключу основную схему с тыльной стороны здания.
— Ты заранее изучил расположение пломб? — она взяла пластинку, повертела в пальцах.
— Вчера вечером, после твоего визита, — подтвердил я. — Прогулялся, посмотрел, набросал план. Предпочитаю знать, куда лезу, до того, как начну лезть. Старая привычка, знаешь ли.
— Старая привычка зануды, — фыркнула Серафина, но пластинку спрятала во внутренний карман куртки. — Ладно, веди.
Особняк брата Петроса оказался двухэтажным строением из серого камня, с узкими окнами и массивной дубовой дверью, на которой красовалась сургучная печать Инквизиции — алая эмблема в виде перечеркнутого камертона. Вокруг печати мерцала едва заметная голубоватая дымка: эхо-пломба, готовая послать сигнал тревоги при малейшем нарушении. Я обошел здание, и Серафина последовала за мной бесшумно — надо отдать ей должное, двигаться она умела, когда хотела. Черный ход, выходивший в крошечный садик, заросший сорняками, был защищен такой же пломбой, но здесь к косяку примыкала водосточная труба, по которой можно было забраться на второй этаж. Окно спальни, выходившее на задний двор, не было опечатано — эту оплошность я заметил еще вчера и теперь намеревался ею воспользоваться.
Я подтянулся на трубе, проверяя прочность креплений; старые хомуты ответили угрожающим скрипом, но выдержали. Через минуту я уже стоял на карнизе второго этажа и возился с оконной задвижкой, используя узкую стальную пластинку, которую всегда носил в рукаве. Замок поддался с тихим щелчком, и створка отошла, впуская в дом ночной воздух и порцию сухой пыли. Я проскользнул внутрь, через несколько секунд услышал, как Серафина приземлилась за моей спиной с грацией, какой не ожидаешь от женщины в высоких ботинках на скользком карнизе.
Внутри особняка было темно и тихо, если не считать шелеста наших шагов по ковровой дорожке. Воздух здесь был спертым, с примесью ладана и еще чего-то, чему я не сразу подобрал название — сладковатый запах, который остается после эфирного выброса. Я знал этот запах, он сопровождал насильственный разрыв резонансного контура, когда эфир выплескивается наружу и оседает на предметах невидимой пленкой. С каждым вдохом во рту появлялся легкий металлический привкус, словно от медной монеты, и это означало, что концентрация остаточной энергии здесь выше нормы.
— Чувствуешь? — спросила Серафина почти беззвучно, и я кивнул.
— Да. Он умер здесь, на втором этаже. След ведет в гостиную.
Мы двинулись по коридору. Стены особняка были увешаны гравюрами религиозного содержания — сцены из жития святых Гармонистов, канонизированных Синодом, и обязательный портрет Первого Архитектора в золоченой раме. Я скользнул по ним взглядом, не задерживаясь: все это я видел десятки раз в других домах и других обстоятельствах. Гармонизаторы низшего ранга обставляли свои жилища по единому шаблону, словно боялись, что малейшее отступление от канона будет расценено как ересь. Возможно, они были не так уж далеки от истины: Инквизиция Чистоты Звука славилась умением находить крамолу в самых невинных мелочах.
Гостиная, где нашли тело брата Петроса, встретила нас скоплением следов. На полу еще виднелись меловые контуры — результат работы полицейских экспертов до того, как Инквизиция отстранила Отдел убийств от дела. Контур показывал тело, лежащее на спине, с раскинутыми руками и запрокинутой головой; поза была неестественной, выгнутой, словно перед смертью жертва испытала сильнейший спазм. Я обошел контур и опустился на корточки рядом с темным пятном на ковре — кровь здесь смешалась с эфирным конденсатом, образуя маслянистую субстанцию, еще не до конца высохшую.
Заглянув в камин, я заметил инородный предмет у каминной решетки. Присмотревшись и покопавшись в золе, я обнаружил обломок горлового резонатора. Я склонился над находкой и аккуратно достал обломок, стараясь не испачкать перчатку. Резонатор представлял собой небольшое устройство из сплава меди и эфирного серебра, размером с миндальный орех; обычно такие имплантировали в гортань Гармонизаторам при посвящении в сан. Края разлома обломка резонатора светились тем же голубоватым светом, что и эхо-пломбы Инквизиции, только более тусклым, угасающим.
— Можно что-нибудь считать? — спросила Серафина, останавливаясь у меня за спиной.
— Попробую, — ответил я. — Но здесь сильный фоновый шум. Остаточная энергия все еще активна. Будет непросто отделить эхо жертвы от помех.
Я стянул перчатку с правой руки и поднес пальцы к обломку. «Чтение по кости» — так мой наставник Джиан Вэй называл эту способность, хотя никаких костей в резонаторе не было. Суть заключалась в другом: любой предмет, долго находившийся в контакте с человеком, впитывал его личную частоту, его эмоциональный след, его память. Для обычного человека эта запись была недоступна, но для Искаженного, способного чувствовать диссонансные вибрации, она звучала, словно далекое эхо, запертое в металле.
Я коснулся обломка, и мир вокруг меня изменился.
Это всегда происходило резко, без предупреждения и переходных стадий: секунду назад я стоял на коленях в пыльной гостиной, и вот я уже вижу чужое воспоминание, наложенное поверх реальности, словно двойная экспозиция на старой фотопластине. Гостиная брата Петроса расцветилась красками, утратила запустение, наполнилась светом эфирных ламп. Сам брат Петрос — невысокий, полноватый мужчина с залысинами — стоял у камина и нервно перебирал пальцами край рясы. Его губы шевелились, но слов я не слышал: эхо сохранило только вибрацию, не звук. Он был напуган, это чувствовалось по общему тону воспоминания — страх, густой и липкий, словно смола.
Потом в комнату вошел кто-то еще. Я попытался разглядеть лицо вошедшего, но эхо здесь обрывалось, смазывалось, словно кто-то намеренно стер детали или же страх жертвы был настолько силен, что вытеснил из памяти черты убийцы. Фигура, закутанная в темный плащ с капюшоном, двигалась плавно, почти скользила над полом. Лица я не видел, но слышал ноту — низкую, глубокую, проникающую в грудь и вызывающую то самое ощущение давления, о котором говорили свидетели. Семьдесят два герца, частота сердечного сокращения, модулированная в убийственный резонанс. Брат Петрос схватился за горло, его рот открылся в беззвучном крике, а фигура в плаще подняла руку, и с кончиков ее пальцев сорвалась вторая нота — та самая, запрещенная частота, которую Инквизиция вымарала из всех канонов. Резонатор брата Петроса взорвался голубой вспышкой.
Я отдернул руку от обломков и выдохнул сквозь стиснутые зубы. Сердце колотилось о ребра с частотой, близкой к той, что я только что слышал в видении, и это было неприятным совпадением, которое я предпочел не анализировать. Капелька пота скатилась по виску за ухо, и я смахнул ее тыльной стороной ладони, возвращая перчатку на место. Серафина смотрела на меня с напряженным вниманием, но вопросов не задавала — ждала, пока я сам заговорю, и это было проявлением такта, которого я от нее не ожидал.
— Убийца был один, — сказал я, поднимаясь на ноги и отряхивая пыль с колен. — В плаще с капюшоном, лица не видно. Двигается профессионально, знает, как модулировать частоту. Жертва была напугана до смерти еще до того, как умерла физически. И, что самое интересное, — я посмотрел на Серафину поверх очков, — убийца использовал не одну запрещенную частоту, а две. Первая — тот самый семьдесят два герца, который давит на сердце. Вторая — частота, которой нет ни в одном из известных мне каталогов. Она разрывает резонаторы.
— Две частоты, — повторила Серафина задумчиво. — Значит, убийца — не просто одиночка-самоучка. Это кто-то, кто имеет доступ к закрытым архивам, возможно, к тартарианским источникам. Или кто-то, кого обучили.
— Или и то, и другое, — я кивнул. — Давай осмотрим комнату, пока у нас есть время. Ищи что-нибудь необычное, что-то, что не вписывается в образ типичного Гармонизатора низшего ранга. Тайники, скрытые ящики, двойное дно.
Мы разделились. Я взял на себя камин и прилегающую стену, Серафина — книжные полки и письменный стол. Минуты текли в тишине, нарушаемой только шорохом наших рук и приглушенными ругательствами Серафины, когда ей попадались запертые ящики. Я методично простукивал каменную кладку рукоятью трости, прислушиваясь к отзвукам: глухой стук означал сплошную стену, звонкий — пустоту. За полчаса я нашел три пустоты и ни одного тайника, и уже начал подумывать, что брат Петрос был не таким уж хорошим информатором, когда Серафина тихо позвала меня из противоположного угла комнаты.
— Здесь, — сказала она, указывая на участок пола под ковром, который мы первоначально не тронули, чтобы не затирать следы. — Слышишь?
Я подошел и прислушался. Из-под пола доносился тихий, прерывистый звон — словно где-то в глубине дрожала металлическая струна. Звук был очень слабым, на грани слышимости, но он был. Я опустился на корточки, отогнул край ковра и обнаружил, что одна из половиц не закреплена. Под половицей оказалась небольшая ниша, выложенная свинцовыми пластинами — классическая защита от эфирного сканирования, которую использовали контрабандисты и шпионы. В нише стоял металлический ящичек размером с книгу среднего формата.
— Свинец, — прокомментировала Серафина. — Наш информатор знал, что делает. Обычный гармонизаторский досмотр такую защиту не пробивает. Ящичек, судя по характерному звону, из «поющего металла» — тартарианская работа.
Я осторожно извлек ящичек из ниши. Замка на нем не было, но крышка держалась на эфирной защелке, настроенной на личную частоту владельца. Поскольку владелец был мертв, а я не имел ни времени, ни желания подбирать частоту вслепую, я просто активировал Сферу Тишины на минимальном радиусе. Защелка, лишенная эфирного питания, щелкнула и открылась.
— Ты когда-нибудь задумывался, что твоя способность — это воплощение мечты любого взломщика? — поинтересовалась Серафина.
— Каждую ночь, — ответил я, перебирая содержимое ящичка. — Особенно перед сном, когда мучает бессонница.
Внутри лежали документы: несколько плотных листов бумаги, исписанных убористым почерком. Я пробежал их глазами, и мое сердце, только что успокоившееся после «чтения по кости», снова начало набирать обороты. Это были не просто заметки — это была переписка. Брат Петрос обменивался сообщениями с кем-то, кого он называл «А.Х.», и содержание этих писем заставило меня забыть о том, что мы находимся на нелегальном обыске в доме, опечатанном Инквизицией.
— Смотри, — я протянул листки Серафине. — «А.Х.» — это Август Холланд, промышленник, который погиб две недели назад. Официальная версия — сердечный приступ. Но здесь Петрос пишет, что Холланд нашел что-то в Разломе, какой-то объект, который «поет». И, судя по последнему письму, Холланд собирался передать Петросу координаты этого объекта.
Серафина вчиталась в текст, и ее глаза сузились: такое выражение появлялось у нее всякий раз, когда она нападала на след, достойный внимания, и от предвкушения охоты у нее начинали подрагивать кончики пальцев, исторгая крошечные, едва заметные искорки свободного эфира.
— Здесь сказано: «Сердце Эфир-Града все еще бьется», — процитировала она. — Эфир-Град — это же легенда, миф, сказка для подпольных собраний. Столица Тартара, которая якобы скрыта в Разломе. Неужели Холланд действительно ее нашел?
— Если нашел, это многое объясняет, — я сложил письма и убрал их во внутренний карман плаща. — Его смерть, убийства Гармонизаторов, использование запрещенных частот. Кто-то очень не хочет, чтобы информация о находке Холланда распространилась. Инквизиция, или кто-то внутри нее, зачищает всех, кто мог что-то знать.
В этот момент входная дверь особняка содрогнулась от удара, и по всему дому разнеслась низкая, вибрирующая нота — эхо-пломба сработала, посылая сигнал тревоги. Мы с Серафиной переглянулись, и в этом взгляде не было ни паники, ни удивления — только холодное, деловое осознание того, что спокойная часть вечера закончилась.
— Задний выход? — предложила Серафина, уже направляясь к окну.
— Не успеем, — я выглянул в коридор и увидел, как по лестнице поднимаются три тени в серых плащах с эмблемами перечеркнутого камертона. Чистильщики. — Они уже внутри. Готовься к драке.
Первый Чистильщик ворвался в гостиную через парадный вход, и его гортанный голос прорезал воздух, оставляя за собой видимый след — звуковую волну, уплотненную до состояния тарана. Я узнал эту технику: «Голос Камня», запрещенный к применению в жилых помещениях, но разрешенный Инквизиции без каких-либо ограничений. Если бы я не развернул Сферу Тишины в ту же секунду, эта волна превратила бы наши внутренности в месиво за одно мгновение. Звук ударился о невидимую границу и рассыпался безвредной рябью.
— Искаженный! — выкрикнул Чистильщик, и в его голосе слышалось нечто среднее между страхом и молитвенным экстазом. — Во имя Святого Резонанса, ты будешь очищен!
— Встань в очередь, — пробормотал я и двинулся вперед, перехватывая трость обеими руками.
Первый Чистильщик попытался спеть «Слово Оков» — стандартную технику, парализующую противника через наложение резонанса на костную ткань, — но моя Сфера Тишины надежно глушила любые эфирные колебания в радиусе трех метров. Чистильщик осознал это слишком поздно: мой удар тростью пришелся ему в солнечное сплетение, и он сложился пополам, хватая ртом воздух. Контрольный удар в висок отправил его в бессознательное состояние.
Тем временем Серафина не теряла времени даром. Второй Чистильщик, попытавшийся зайти с фланга через смежную комнату, наткнулся на ослепительную вспышку — она щелкнула пальцами, и воздух перед лицом монаха взорвался россыпью искр, на мгновение лишив его зрения. Десятой доли секунды растерянности хватило, чтобы Серафина оказалась рядом и нанесла короткий, точный удар локтем в основание черепа. Чистильщик рухнул лицом в ковер, пополнив коллекцию тел в гостиной.
Третий противник оказался умнее. Он не стал приближаться, оставшись в дверном проеме, и запел — но не боевую технику, а что-то иное, более сложное. Я почувствовал, как воздух вокруг начинает вибрировать на частоте, близкой к той, что я слышал в видении. Семьдесят два герца. Давление в груди нарастало, сердце сбивалось с ритма, перед глазами поплыли темные пятна. Чистильщик использовал запрещенную частоту — ту самую, которой убили брата Петроса, — и это означало, что Инквизиция не просто знала о ее существовании, но и умела ее применять.
— Калеб! — голос Серафины донесся словно сквозь толщу воды. — Глуши его!
Я расширил Сферу Тишины, вкладывая в нее дополнительный резерв. Это всегда дорого обходилось: локальное подавление эфира в большом радиусе вытягивало силы, как затяжной бой на измор, но выбора не было. Сфера раздулась до четырех метров, накрыв собой и дверной проем, и третьего Чистильщика. Его песня оборвалась на полуноте, и давление в моей груди исчезло так же внезапно, как появилось.
Чистильщик, осознав, что лишился главного оружия и остался без прикрытия, выхватил из складок плаща эхо-дубинку — стандартное оружие ближнего боя, способное оглушить взрослого мужчину одним касанием. Но он был медленнее меня, и техника «Ти-Шен», которую я практиковал годами, не оставила ему шансов: я ушел с линии атаки, подбил его опорную ногу тростью и встретил падающее тело точным ударом набалдашника в основание черепа. Третий Чистильщик присоединился к коллегам на полу гостиной. Трое противников были выведены из строя меньше чем за минуту — хорошая работа, чистая, без лишнего шума, если не считать грохота падающих тел и звона разбитой вазы, которую задел первый Чистильщик при падении.
— Ты как? — спросила Серафина, подходя ближе и оглядывая меня с тем особым выражением, которое я научился распознавать как профессиональную оценку: она прикидывала, насколько серьезно я выложился и сколько у меня осталось резерва.
— Нормально, — я поправил очки, которые съехали набок во время драки. — Но нам нужно уходить. Сигнал тревоги уже ушел в Инквизицию. Через десять минут здесь будет весь гарнизон.
— Ты прав, — она бросила взгляд на поверженных Чистильщиков и усмехнулась. — Трое за один вечер — это перебор даже для твоей коллекции. Что будем делать с телами?
— Оставим здесь, — я подобрал трость и направился к черному ходу. — Пусть Инквизиция сама разбирается. В конце концов, они вошли в опечатанный особняк без ордера — формально мы защищались. Если у них хватит наглости подать жалобу, я с удовольствием послушаю, как они объяснят использование запрещенной частоты.
Мы спустились по лестнице для прислуги, вышли через черный ход в садик и, перемахнув через ограду, оказались в соседнем переулке. Ночной воздух, прохладный и влажный, обжег легкие после спертой атмосферы особняка. Мы быстро зашагали прочь от улицы Звонарей, и шаги гулко отдавались в пустом переулке, смешиваясь с отдаленным звоном колоколов, отсчитывающих полночь. Серафина молчала почти целый квартал, а потом, когда мы свернули на набережную, негромко рассмеялась.
— Знаешь, Вэллс, — произнесла она, поправляя сбившийся шарф, — а ты не так уж плох в драке для человека, который притворяется хромым интеллигентом.
— Спасибо за комплимент, — отозвался я, не сбавляя шага и продолжая всматриваться в темные фасады домов. — Ты тоже неплохо дерешься для женщины, чьи методы обычно сводятся к поджогам и созданию хаоса.
— Это был комплимент? — она покосилась на меня с подозрением.
— Почти, — я позволил себе легкую улыбку. — Но не зазнавайся. У нас теперь есть координаты, которые приведут нас в Разлом, а значит — самое интересное впереди. Если Холланд действительно нашел Эфир-Град, мы должны узнать, что именно он там обнаружил и почему за это убивают людей.
— И заодно выяснить, как эта информация связана с запрещенной частотой, — добавила Серафина. — Чистильщик, который ее использовал, знал о ней. Инквизиция не просто скрывает существование этой ноты — они ей владеют.
— Вот именно, — я остановился на углу и посмотрел в сторону храма Святого Резонанса, чей шпиль возвышался над крышами, подсвеченный голубоватым сиянием эфирных фонарей. — И это значит, что мы имеем дело не просто с убийцей-одиночкой. Мы имеем дело с системой, которая готова убивать, чтобы сохранить свои секреты. А системы, как ты знаешь, просто так не сдаются.
— К счастью, — Серафина тронула меня за локоть, — у нас есть преимущество.
— Какое?
— Мы с тобой, — она улыбнулась, и в ее зеленых глазах отразились огни набережной. — Два Искаженных, которые не боятся нарушать правила. Система может быть сколь угодно могущественной, но она не может предусмотреть все.
Я ничего не ответил, но про себя отметил, что в словах Серафины была доля истины. Система действительно не могла предусмотреть всего, особенно того, что двое Искаженных с разными методами, но общей целью осмелятся бросить ей вызов. И, возможно, именно это делало нас опасными. Опасными настолько, что Инквизиция уже начала охоту.
Впрочем, это была проблема завтрашнего дня. Сегодня у меня в кармане лежали письма Августа Холланда, а в голове звучала запрещенная нота — та самая, что убила троих Гармонизаторов и едва не убила меня. Я должен был понять, откуда она взялась и почему ее так боятся, и ответы на эти вопросы лежали где-то в глубине Разлома, в легендарном мертвом городе, который, если верить письмам, вовсе не был мертвым.
Ночь еще не закончилась, а значит, и моя работа тоже.


Глава 4

Утро после ночной драки в особняке брата Петроса началось для меня с чашки особенно крепкого чая и особенно настойчивой головной боли, которая пульсировала где-то за левым глазом и явно не собиралась уходить после первого же глотка. Вчерашнее расширение Сферы Тишины обошлось мне дороже, чем я рассчитывал. Эфирное истощение, вещь коварная, оно накатывает не сразу, а спустя несколько часов, когда организм осознает, что из него вытянули больше энергии, чем он готов был отдать. Я сидел за письменным столом, прижимая теплую чашку к виску, и размышлял о том, что возраст — даже двадцать четыре года — это все-таки не просто цифра, а совокупность всех драк, падений, недосыпов и эфирных перенапряжений, которые ты накопил за жизнь. С этой точки зрения мне было около шестидесяти.
За окном моросил мелкий, противный дождь, морось, превращавшая уличную пыль в скользкую грязь, а настроение прохожих — в унылую серость, под цвет неба. Я смотрел на мокрые крыши соседних домов и думал о том, что письма Августа Холланда, которые сейчас лежали в моем сейфе, — это не просто улика, а билет в один конец до самого опасного расследования в моей практике. Эфир-Град, столица Тартара, спящий город, который, по легендам, был уничтожен Великим Диссонансом двести лет назад, — все это звучало как сюжет для бульварного романа, а не как реальное дело. Но убитые Гармонизаторы были реальны, запрещенная частота была реальна, и Чистильщик, который едва не разорвал мне сердце вчерашней ночью, был более чем реален.
Я как раз долил вторую чашку, когда в дверь приемной постучали. Не вломились, как это обычно делала Серафина, а именно постучали — коротко, сдержанно, с той особой деликатностью, которая выдает человека, привыкшего соблюдать приличия. Я поправил очки, одернул жилет и принял позу, подобающую консультанту, а не ночному охотнику с эфирным истощением.
— Войдите.
Дверь открылась, и в приемную вошла женщина, которую я никогда раньше не видел, но мгновенно узнал по описаниям из газет, — Вирджиния Холланд, вдова промышленного магната Августа Холланда, владелица контрольного пакета акций «Холланд Индастриз» и, судя по траурному платью из тонкой черной шерсти, все еще скорбящая супруга. Ей было около сорока, но выглядела она старше — не лицом, которое сохранило следы былой красоты, а выражением глаз, тусклых и глубоко запавших, словно горе выпило из них весь свет, оставив только сухую, пепельную оболочку. Она держалась прямо, как человек, привыкший к вниманию и умеющий носить траур с достоинством, но ее пальцы, сжимавшие ридикюль, были белыми от напряжения.
— Господин Вэллс? — ее голос был тихим, но твердым, словно она репетировала эту фразу перед зеркалом.
— Он самый, — я поднялся из-за стола и жестом указал на кресло для посетителей. — Прошу, госпожа Холланд. Располагайтесь. Чаю?
— Если можно, — она опустилась в кресло с той осторожностью, с какой садятся люди, долгое время проведшие в больничных палатах, — медленно, словно боясь потревожить невидимую рану. — Без сахара.
Я налил ей чашку из заварника, который, к счастью, еще не остыл, и поставил на край стола. Вирджиния взяла чашку обеими руками, но пить не стала — просто держала, грея ладони, и смотрела в темную жидкость так, словно пыталась прочесть в ней ответы на вопросы, которые еще не задала. Я не торопил ее: за годы практики я усвоил, что клиенты, особенно скорбящие, должны заговорить сами, в своем темпе. Подталкивать их — все равно что пытаться ускорить созревание плода, сжимая его в кулаке. Результат будет грязным и несъедобным, а руки потом долго не отмоешь.
— Мне рекомендовал вас инспектор Грейвз, — произнесла она наконец, поднимая на меня глаза, и я увидел в них не только горе, но и упрямство, которое показалось мне смутно знакомым. — Он сказал, что вы занимаетесь делами, которые полиция не может или не хочет расследовать официально. И еще он сказал, что вы умеете хранить молчание о том, что узнаете.
— Инспектор Грейвз слишком высокого мнения о моих способностях, — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально-профессионально, без той доли самоиронии, которую я обычно приберегал для разговоров с Серафиной. — Но в целом он прав. Я действительно берусь за дела, которые не вписываются в стандартные процедуры. Что привело вас ко мне, госпожа Холланд?
Она отставила чашку и открыла ридикюль. Ее движения были точными, выверенными, как у человека, который привык работать с документами и знает цену каждой бумаге. Из ридикюля она извлекла небольшой сверток, завернутый в темный бархат, и положила его на стол между нами.
— Мой муж, Август Холланд, умер две недели назад, — сказала она ровным голосом, но я заметил, как дрогнула жилка на ее виске. — Официальная версия — сердечный приступ. Ему было пятьдесят два года, он никогда не жаловался на сердце, и наш семейный врач не находил у него никаких патологий. Но Инквизиция настояла на быстром погребении без вскрытия, и я не смогла этому помешать.
— Инквизиция вмешалась в смерть вашего мужа? — я приподнял бровь, и это не было игрой. — По какой причине?
— По той причине, что Август последние пятнадцать лет своей жизни посвятил поискам Эфир-Града, — Вирджиния развернула бархат, и я увидел то, что лежало внутри. — И, судя по его последнему письму, он его нашел.
На стол передо мной лег фрагмент металлической пластины размером с мою ладонь. Он был обожжен по краям, словно побывал в пожаре, но поверхность, покрытая сложным узором из пересекающихся линий, сохранилась. Металл был мне знаком — «поющий металл», тартарианский сплав, который не ржавел, не тускнел и обладал способностью хранить звуковые вибрации веками. Я видел такие артефакты в музеях и частных коллекциях, но этот экземпляр отличался от музейных одним важным свойством: он вибрировал.
Едва заметно, на грани тактильного восприятия, но вибрировал, и я почувствовал это даже сквозь деревянную столешницу. Частота была очень низкой, инфразвуковой, той самой, что вызывает у людей безотчетную тревогу и ощущение чьего-то присутствия за спиной. Именно такую частоту я слышал вчера в видении, когда касался обломков резонатора брата Петроса.
— Откуда это у вас? — спросил я, не прикасаясь к пластине — пока не прикасаясь, потому что «чтение по кости» после вчерашнего истощения могло уложить меня в постель до конца недели, а позволить себе такую роскошь я сейчас не мог.
— Август прислал ее за три дня до смерти, — Вирджиния смотрела на карту, и ее лицо было неподвижным, как маска. — Вместе с письмом. Он вложил все в конверт и отправил с курьером, который не знал содержимого. Курьер доставил пакет утром, а вечером того же дня Августа нашли мертвым в его кабинете. Дверь была заперта изнутри, окна закрыты, следов взлома нет. Инквизиция прибыла на место раньше полиции — представляете? Раньше полиции! — и сразу же объявила, что это естественная смерть. Они даже не позволили нашему врачу осмотреть тело, а когда я попыталась возражать, мне мягко, но настойчиво посоветовали не поднимать шума, если я хочу сохранить бизнес и репутацию.
Я слушал ее и чувствовал, как кусочки головоломки, которые я собирал последние дни, начинают складываться в более ясную картину. Август Холланд искал Эфир-Град, потратил на это пятнадцать лет и целое состояние, и в итоге нашел нечто, что напугало Инквизицию до такой степени, что они были готовы убивать. Брат Петрос, переписывался с Холландом и, вероятно, знал о находке и его убили той самой запрещенной частотой, которую, как выяснилось вчера, используют и Чистильщики. Еще двое Гармонизаторов, из того же прихода, убиты той же нотой, и их дела также замяты Инквизицией. Совпадений слишком много, чтобы они были случайными: кто-то внутри Синода зачищал всех, кто мог знать о находке Холланда.
— Вы сказали, что Август написал вам письмо, — произнес я, с трудом отводя взгляд от карты. — Можно мне его увидеть?
Вирджиния снова полезла в ридикюль и достала сложенный лист бумаги. Она протянула его мне с той осторожностью, с какой передают хрупкую реликвию, и я принял его так же бережно, развернул и прочитал:
«Дорогая Вирджиния,
если ты читаешь это письмо, значит, я не вернулся. Значит, они добрались до меня раньше, чем я успел рассказать всем правду. Не вини себя — ты не могла ничего изменить. Я слишком глубоко залез, и назад дороги не было.
То, что я нашел в Разломе, не укладывается в голове. Я НАШЕЛ ЭТО. ОНО ЖИВОЕ. ОНИ НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ Я ВЕРНУЛСЯ. Город не погиб — он спит, и его сон стоит того, чтобы за него убивать. Я не могу написать больше, потому что любое письмо может быть перехвачено, но ты получишь карту. Она укажет путь. Сохрани ее, и когда-нибудь кто-нибудь закончит то, что я начал.
Прости меня за все.
Твой Август».
Я перечитал письмо дважды, прежде чем сложить его и вернуть Вирджинии. Почерк был неровным, торопливым, буквы прыгали, а в конце строки съезжали вниз — признак того, что человек писал в состоянии крайнего нервного напряжения. «ОНО ЖИВОЕ» — эти слова были подчеркнуты трижды, и чернила здесь продавили бумагу почти насквозь. Август Холланд не сомневался в том, что нашел нечто чрезвычайно важное. И он знал, что за это его убьют.
И все же я не мог просто так поверить. Слишком многое в этом деле не сходилось: пятнадцать лет поисков и вдруг находка; три убитых Гармонизатора и ни одного ареста; Инквизиция, которая ведет себя как преступная организация, заметающая следы. И эта карта из «поющего металла», обожженная по краям, словно ее выхватили из огня в последний момент.
— Госпожа Холланд, — я откинулся в кресле и посмотрел на нее поверх очков, — прежде чем я решу, браться ли за это дело, я должен задать вам несколько вопросов, и прошу отнестись к ним с пониманием. Вы сказали, что ваш муж пятнадцать лет искал Эфир-Град. Почему? Что именно он надеялся там найти?
Вирджиния взяла чашку, сделала наконец глоток и заговорила, и ее голос постепенно обретал силу, словно воспоминания о муже придавали ей решимости:
— Август был не просто промышленником, господин Вэллс. Он был одержимым. Одержимым в хорошем смысле. Он верил, что Тартар был не мифом, а реальной цивилизацией, которая превосходила нашу по уровню развития. Его дед, основатель «Холланд Индастриз», начинал с переплавки тартарианских артефактов, которые находили в Разломах. Семейное состояние построено на этих находках, и Август с детства слышал рассказы о «поющем металле», о городах, которые якобы поглотила земля во время Великого Диссонанса, о технологиях, которые мы до сих пор не можем воспроизвести. Другие коллекционировали живопись или антиквариат — Август коллекционировал знания. Он собрал крупнейшую в городе частную библиотеку по истории Тартара, финансировал десятки экспедиций в Разлом, переписывался с исследователями по всей стране. И две недели назад он наконец нашел то, что искал. Или, вернее, — она помедлила, и в ее глазах мелькнул страх, — это нашло его.
— В каком смысле? — я прищурился и подался вперед, кладя ладони на стол.
— За месяц до смерти Август изменился. Он стал рассеянным, раздражительным, почти перестал спать. Говорил, что «слышит песню» — не ушами, а где-то внутри, словно сам воздух вибрирует. Я думала, что это переутомление, предлагала обратиться к врачу. А потом он исчез на четыре дня, и когда вернулся, привез эту карту. Он был в эйфории, говорил, что «разгадал последнюю загадку» и что скоро весь мир узнает правду. А через три дня он был мертв.
Я помолчал, обдумывая ее слова. «Слышал песню» — это могло быть симптомом эфирного отравления, которое случается, когда человек долго находится в зоне активного резонанса. Или это могло быть проявлением скрытой чувствительности к эфиру — того, что Синод называет «диссонансом» и что превращает обычного человека в Искаженного. В любом случае, Август Холланд явно столкнулся с чем-то, что изменило его восприятие реальности.
— Госпожа Холланд, — произнес я наконец, — я возьмусь за это дело. Но вы должны понимать: то, что ваш муж нашел в Разломе, может быть опасно не только для меня, но и для вас. Люди, которые убили вашего мужа и трех Гармонизаторов из храма Святого Резонанса, не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свою тайну. Вам лучше на время покинуть город, уехать к родственникам или за границу. И никому, — я поднял палец, акцентируя каждое слово, — никому не говорите, что были у меня. И я вынужден поднять стоимость услуг вдвое. Если вас устраивает, готов преступить уже сегодня.
Она кивнула, и на ее лице отразилось облегчение, смешанное с тревогой. Вирджиния Холланд явно была готова к такому ответу — возможно, она ждала его с того самого момента, как переступила порог моего офиса.
— Я понимаю, — сказала она. — У меня есть сестра в Южном Пределе, я уеду сегодня же. Но, господин Вэллс... — она замялась, и я увидел, как ее пальцы снова сжались в замок на коленях. — Если вы найдете тех, кто убил Августа, я хочу знать. Я имею право знать.
— Вы будете первой, кому я сообщу, — пообещал я, и это обещание не было пустым звуком.
После ее ухода я еще долго сидел за столом, глядя на карту. «Поющий металл» тихо вибрировал, излучая инфразвук, и чай в чашке подрагивал в такт этой вибрации, покрываясь мелкой, едва заметной рябью. Я осторожно, кончиками пальцев коснулся поверхности — и отдернул руку через секунду. Эхо было слишком сильным, слишком насыщенным, и «чтение по кости» в таком состоянии могло оказаться фатальным. Но даже этого короткого прикосновения хватило, чтобы почувствовать направление: карта указывала куда-то вниз, в Разлом, в самое сердце подземного лабиринта, который тянулся под городом на многие мили.
Надо будет позвонить Серафине. И инспектору Грейвзу. И, вероятно, заказать дополнительную партию резонансных глушителей у знакомого контрабандиста с Нижнего базара, который брал втридорога, но хотя бы не сдавал клиентов Инквизиции — качество, которое в наши дни дороже любых денег.
Но перед этим я должен был сделать еще кое-что: зайти в архив и поднять все старые дела, связанные с именем Холланда. Если Август был прав, и Эфир-Град — это не легенда, а реальный город, тогда следующие несколько дней обещали стать самыми интересными в моей практике. Или последними — что, учитывая вчерашнюю встречу с Чистильщиками, было примерно одинаково вероятно.

Глава 5

Особняк Холландов располагался в Верхнем городе, на широкой, обсаженной столетними дубами улице, которую местные называли Проспектом Старых Семей. Здесь каждый камень дышал респектабельностью, а фасады особняков, отделанные песчаником и мрамором, смотрели на прохожих с тем снисходительным безразличием, которое свойственно постройкам, пережившим не одно поколение владельцев. Дом номер восемь, принадлежавший покойному Августу, выделялся среди соседей разве что барельефом над парадной дверью — стилизованное изображение камертона, вписанное в шестерню, фамильный знак промышленной династии. Теперь этот камертон молчал, окна были темны, а на воротах висела траурная лента.
Мы с Серафиной подошли к особняку, когда городские часы на башне Гильдии только начали отбивать полночь. Ночь стояла безлунная, и облака затянули звезды плотным одеялом, что было нам на руку. Чем меньше света, тем меньше свидетелей. Серафина куталась в темный плащ, под которым угадывался знакомый силуэт кожаной куртки — она все-таки сменила красную блузу на серую водолазку, и это было таким значительным компромиссом с ее стороны, что я даже задумался, не начинается ли у нее простуда. Я поинтересовался ее самочувствием, на что она ответила короткой фразой, которую не принято произносить в приличном обществе, и я с удовлетворением отметил, что простуда ей не грозит — слишком горячая кровь.
— Подземное хранилище, — произнесла Серафина, когда мы обогнули особняк и оказались у неприметной двери, ведущей в цокольный этаж. — Ты уверен, что вход именно здесь? Потому что это больше похоже на вход в виноградный погреб, а не в секретный архив.
— Именно поэтому он здесь, — ответил я, доставая связку отмычек. — Вирджиния Холланд сказала, что муж построил хранилище тайно, без архитекторов и официальных разрешений. Он не доверял городским властям, и, как выяснилось, правильно делал. Дверь выглядит как вход в погреб, но за ней — стальная переборка с эфирным замком. Обычный слесарь ее не вскроет, а Инквизиция, если бы проводила обыск, искала бы что-то менее очевидное.
Замок поддался через три минуты — сложная модель с двойным резонансным контуром, но я тренировался на таких во время службы у частных детективов и знал, что главное в работе с эфирной механикой, не сила, а терпение. Один неверный импульс и замок заблокируется навсегда, а заодно подаст сигнал тревоги. К счастью, сегодня мои руки были тверды, а Сфера Тишины, которую я развернул на минимальный радиус, глушила внешние помехи, позволяя работать с точностью часового мастера.
За стальной переборкой обнаружилась винтовая лестница, уходящая вниз на добрых два этажа. Стены здесь были облицованы свинцовыми пластинами — та же защита от эфирного сканирования, что и в тайнике брата Петроса, но в гораздо большем масштабе. Холланд потратил целое состояние на то, чтобы его архив оставался невидимым для посторонних глаз, и это говорило о масштабе его одержимости. Я зажег эхо-фонарь — портативную лампу, работавшую на остаточном эфирном поле, — и мы начали спуск.
Воздух в хранилище был холодным и сухим, как в музейном запаснике. Когда мы достигли нижней площадки и я нашел выключатель, активирующий потолочные светильники, перед нами открылось пространство, которое иначе как грандиозным я бы не назвал. Архив Холланда занимал помещение размером с бальный зал: ряды металлических стеллажей тянулись от пола до потолка, и на каждом покоились сотни папок, коробок, тугих рулонов с чертежами и переплетенных в кожу томов. В центре зала стоял массивный стол из мореного дуба, заваленный бумагами, а над ним нависала карта Разлома — огромная, от руки начерченная схема подземных тоннелей, занимавшая целую стену. Красными чернилами на ней были отмечены десятки точек, и от каждой тянулась ниточка пометок, выполненных мелким, убористым почерком.
— Великий Диссонанс, — прошептала Серафина, оглядывая помещение. — Да тут исследований больше, чем в Академии. Если хотя бы половина из этого подлинные тартарианские источники...
— Если хотя бы половина из этого подлинная, — перебил я, подходя к столу, — то Август Холланд был не просто одержимым. Он был самым информированным человеком в городе. И это объясняет, почему его убили.
Я начал методичный осмотр бумаг. Серафина, не дожидаясь моих указаний, двинулась вдоль стеллажей, просматривая корешки папок. Мы работали в тишине уже около получаса, когда я наткнулся на то, что искал. Толстый том в кожаном переплете, без названия, только тисненый знак камертона на обложке. Я открыл его и сразу понял, что это личный дневник Августа Холланда.
Первая запись была датирована пятнадцатилетней давностью. Почерк был ровным, уверенным, буквы стояли прямо, а строки ложились параллельно краю страницы, как солдаты на параде:
«Сегодня приобрел первый фрагмент тартарианской карты. Продавец, старый контрабандист с Нижнего базара, клянется, что фрагмент извлечен из Разлома на глубине двухсот метров. Металл теплый на ощупь и издает звук, если провести по нему ногтем. Я начинаю верить, что дед был прав: Тартар — не миф, а забытая реальность, похороненная под тоннами земли и лжи».
Я пролистал несколько страниц вперед. Дневник велся нерегулярно, но каждая запись была подробной. Холланд фиксировал каждую находку, каждую экспедицию, каждый контакт. Где-то посередине тома записи стали более нервными, буквы запрыгали, и кое-где чернила расплывались от капель — то ли пота, то ли слез, то ли пролитого кофе, что в три часа ночи после очередной бессонной гипотезы было бы неудивительно.
«Я слышу ее. Сначала думал, что это шум в ушах, последствие долгой работы с эхо-приборами. Но теперь я уверен: это не шум, это песня. Она звучит на частоте, которую не берет ни один инструмент, и она становится громче, когда я смотрю на карту Разлома. Эфир-Град не мертв — он поет. Он ждет».
Серафина подошла и встала у меня за плечом, читая вместе со мной. Ее дыхание участилось — верный признак того, что она нашла информацию, связанную с ее интересами, и теперь обрабатывает ее с той скоростью, на какую способен только тренированный искаженный разум.
— Он слышал песню города, — прошептала она. — Как и брат Петрос. Как и свидетели на местах убийств.
— Да, — я перевернул страницу и замер.
Мы дошли до записи, которая была сделана всего за неделю до смерти Холланда, и именно она заставила кровь быстрее побежать по моим жилам. Почерк здесь был почти нечитаемым, буквы наползали друг на друга, строчки заваливались вправо — классический графологический признак крайнего возбуждения, граничащего с манией:
«Я нашел его. Не сам город — до него еще далеко, — но способ увидеть его. Эхо-проектор, настроенный на частоту Сердца, показал мне картинку. Эфир-Град ЦЕЛ. Он не разрушен, понимаете? Все эти двести лет он простоял нетронутым, законсервированный в момент катастрофы. Улицы, башни, купола — все на месте. И он живой. В том смысле, в каком живым можно назвать спящего человека, подключенного к аппарату, который питает кого-то другого. Я понял, что город — это батарея. Сердце Эфир-Града — гигантский резонатор, преобразующий души жителей в эфирную энергию. Эта энергия куда-то уходит, и я догадываюсь куда. Кворум. Тайный Кворум Архитекторов, который, по легенде, погиб вместе с городом. Они не погибли. Они питаются Эфир-Градом уже двести лет. И они НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ОН ВЕРНУЛСЯ».
Последняя фраза была подчеркнута трижды — так же, как в письме Вирджинии. Те самые слова, которые Август написал жене перед смертью, а до этого — вывел в дневнике. Он знал, что за ним придут; он знал, что его убьют, но все равно продолжал расследование, и в этом было что-то глубоко человеческое и одновременно пугающее, словно он уже не мог остановиться, даже если бы захотел.
— Кворум, — произнесла Серафина, и ее голос дрогнул, что бывало с ней крайне редко. — Я подозревала, что Архитекторы не исчезли после Диссонанса, но доказательств не было. А здесь — прямое указание. Калеб, если этот дневник станет достоянием общественности...
— Никто не поверит, — я покачал головой. — Одна запись сумасшедшего промышленника — не доказательство. Нам нужно больше. Нужно найти сам эхо-проектор и посмотреть на город своими глазами. И, судя по дневнику, проектор где-то здесь, в архиве.
Я продолжил листать дневник. Последние записи были самыми тревожными:
«Проектор работает. Я видел Город. Но там есть кое-что еще — страж. Я называю его Певцом, потому что он поет на той самой частоте, которую я слышу последние месяцы. Семьдесят два герца, частота сердца, но модулированная таким образом, что способна останавливать это сердце в одно мгновение. Певец охраняет подходы к Сердцу. Без защиты пройти невозможно, но я разработал теорию: если использовать диссонансную частоту в противофазе, можно нейтрализовать Певца. Проблема в том, что для этого нужен Искаженный — только их организм способен выдержать такую нагрузку. Я пытался найти добровольца, но Инквизиция выслеживает их быстрее, чем я успеваю установить контакт…».
Я закрыл дневник, переваривая прочитанное. Значит, Холланд знал о Певце. Знал о запрещенной частоте. Знал, что для прохода нужен Искаженный. И его убили до того, как он нашел такого добровольца. Серафина и я — мы были теми, кого он искал, и это осознание пришло к нам обоим одновременно, потому что Серафина вдруг посмотрела на меня с выражением, которое я не мог расшифровать при всем желании: смесь азарта, страха и какого-то странного, горького торжества.
— Он искал нас, — сказала она тихо. — Искаженных, способных работать с диссонансными частотами. Мы ключ.
— Мы мишень, — поправил я. — Те, кто убил Холланда и брата Петроса, будут охотиться за нами с удвоенной силой, как только поймут, что мы приближаемся к разгадке. И, судя по тому, что я слышу, — я поднял палец, призывая к молчанию, — они уже здесь.
Сверху, с уровня цокольного этажа, донесся характерный гул: эхо-пломба на входной двери сработала, и теперь по лестнице спускались тяжелые, обутые в кованые сапоги шаги. Мгновение спустя к шагам присоединился гул голосов, и я узнал эту манеру пения — низкий, гортанный распев, вибрирующий на частоте, вызывающей тошноту. Чистильщики. И, судя по слаженности их голосов, не менее четырех человек. Против нас двоих, один из которых еще не до конца оправился от вчерашнего эфирного истощения.
— Сколько у тебя зарядов? — спросила Серафина, сбрасывая плащ и вынимая из-за пояса два метательных диска с резонансными гранями. Я не спрашивал, откуда они у нее; у Серафины всегда находилось оружие в самых неожиданных местах, и задавать вопросы было так же бессмысленно, как пытаться переспорить эхо.
— Хватит, — я взял трость наизготовку и быстро оценил помещение с тактической точки зрения, — но в замкнутом пространстве их преимущество. Четыре голоса, работающих в унисон, способны обрушить свод нам на головы. Нужно рассредоточить их, заставить петь поодиночке.
— Предлагаю встречную атаку, — Серафина шагнула к лестнице, и на ее ладонях уже плясали голубоватые искры — верный признак того, что она готовит «искру», свою фирменную ослепляющую вспышку, которая выжигала сетчатку на добрых полминуты. — Я ослеплю передовых, ты глушишь задних. И постарайся на этот раз не сломать трость — она тебе еще пригодится для имиджа интеллигента.
— За трость не волнуйся, — ответил я, разворачивая Сферу Тишины на полную ширину, до четырех метров в диаметре. — Волнуйся за свой метательный диск, который в прошлый раз угодил в водосточную трубу.
— Это был рикошет!
— Это был промах.
Первый Чистильщик появился на лестнице, и его губы уже складывались в «Слово Оков», стандартную парализующую песню, способную обездвижить взрослого мужчину на четверть часа. Серафина метнула диск раньше, чем он закончил первый такт: резонансная грань вспыхнула в полете, и в замкнутом пространстве лестницы грянула ослепительная, выжигающая зрение вспышка. Чистильщик вскрикнул, схватился за лицо и отшатнулся, врезавшись в своего напарника, который как раз спускался следом. Образовалась заминка — те несколько секунд сумятицы, которые были нам нужны.
Я метнулся вперед, сокращая дистанцию, и встретил третьего Чистильщика, который успел спрыгнуть с лестницы и теперь разворачивал боевую стойку. Он был крупнее предыдущих, с массивным эхо-кастетом на правой руке, и его голос звучал ниже — бас, способный разрушать каменную кладку. Он запел «Слово Камня», но моя Сфера Тишины уже накрыла его, и песня оборвалась на середине, превратившись в беспомощный хрип. Бас, лишенный эфирной подпитки, стал просто громким звуком — неприятным, но не смертельным. Я ударил тростью в колено, и когда Чистильщик согнулся, добавил набалдашником в висок, отправляя его в глубокий нокаут.
Тем временем четвертый Чистильщик, самый опасный из группы, судя по нашивкам на рукаве, — сержант, командир отряда, — не стал тратить время на песни, а выхватил из-за пояса короткий жезл, увенчанный резонансным кристаллом. Я узнал эту модель: «Вопль-7», армейский образец, стреляющий сфокусированными звуковыми импульсами. На близком расстоянии он пробивал даже Сферу Тишины, если она была недостаточно плотной. Сержант выстрелил, и я почувствовал, как моя защита дрогнула, пропуская часть энергии — плечо обожгло болью, словно по нему ударили раскаленным прутом.
Серафина не дала ему выстрелить второй раз. Ее диск, брошенный сбоку, вонзился в жезл, и резонансный кристалл взорвался с оглушительным визгом, разлетаясь осколками. Сержант отшатнулся, но у него оставалась эхо-дубинка на поясе, которой он и попытался воспользоваться, разворачиваясь к Серафине. Она была слишком близко.
Дубинка опустилась ей на левое предплечье — тот самый скользящий удар, который она почти блокировала, но не до конца. Серафина вскрикнула, отпрыгнула, и я увидел, как ее рука безвольно повисла вдоль тела. Ярость, которую я обычно держал под контролем, угрожающе поднялась откуда-то из глубины, но я задавил ее усилием воли, потому что ярость в бою — плохой советчик, особенно когда противник вооружен и опытен.
Сержант уже замахивался для второго удара, который должен был прийтись Серафине в голову. Я разорвал дистанцию одним прыжком, который Джиан Вэй назвал бы «позорным отсутствием грации, но впечатляющей скоростью», и встретил дубинку рукоятью трости. Дерево, усиленное металлическим сердечником, выдержало удар. Я использовал инерцию противника, чтобы развернуть его вокруг оси, и нанес серию коротких, точных ударов: горло, солнечное сплетение, основание черепа. Три удара, три точки, изученные мной на анатомических схемах еще в те годы, когда другие дети играли в мяч, а я — в «найди болевую точку» с наставником, который никогда не поддавался. Сержант рухнул лицом в пол, даже не успев осознать, что проиграл.
Тишина наступила так же внезапно, как начался бой. Четыре тела лежали на лестнице и у ее подножия, и только тяжелое дыхание — мое и Серафины — нарушало тишину архива.
Я опустился на колено рядом с ней. Она сидела, привалившись спиной к стеллажу, и баюкала раненую руку. Лицо ее было бледным, но в зеленых глазах горел все тот же упрямый огонь, который я видел там с первой нашей встречи.
— Покажи, — потребовал я.
Она поморщилась, но позволила мне осмотреть предплечье. Эхо-дубинка оставила характерный ожог — кожа покраснела и начала опухать, но кость, кажется, была цела. Растяжение, возможно, трещина, но не перелом, и это было главной хорошей новостью за последние полчаса. Я стянул шарф с ее шеи, не спрашивая разрешения, и начал делать импровизированную повязку.
— Ты знаешь, что это мой любимый шарф, — произнесла она слабым голосом, в котором, однако, уже прорезались знакомые нотки сарказма, и я понял, что самое страшное позади.
— Куплю тебе новый, — пообещал я, затягивая узел. — В подарок к совместному проникновению, которое не закончилось поджогом.
— Технически, — она попыталась усмехнуться, но вышло кривовато, и в уголке ее губ запеклась кровь из прокушенной при падении губы, — поджог все-таки был. Мой диск прожег ковер на лестнице. Ты просто не заметил.
— Я замечу это позже, когда буду выставлять счет Инквизиции за испорченное настроение.
Я помог ей подняться. Стоять она могла, но идти быстро — нет. А Чистильщики, которых мы вырубили, были только первой волной: сигнал тревоги уже ушел, и через пятнадцать-двадцать минут сюда прибудет подкрепление, возможно, во главе с самим Инквизитором Валеном. Оставался один выход.
Я передал Серафине ее метательные диски, которые подобрал с пола, затем подхватил дневник Холланда, засунул его во внутренний карман плаща и, не спрашивая разрешения, поднял Серафину на руки. Она была легче, чем выглядела, — сказывалась та особая худоба, которая свойственна Искаженным, чей организм тратит больше энергии на поддержание резонанса, чем на наращивание мышечной массы. Она попыталась возражать, но я пресек это единственным взглядом поверх очков, который, как я надеялся, выражал решимость, а не панику.
— Ты не сможешь тащить меня по всему архивариусу, — запротестовала она.
— Здесь есть черный ход, — ответил я, направляясь к дальней стене, где, согласно плану, который я изучил заранее, находилась вентиляционная шахта, ведущая на поверхность. — Я нашел его на схеме, пока ты просматривала папки. Шахта выходит в переулок за особняком. Через десять минут мы будем в безопасности. Если ты конечно сможешь взбираться по скобам одной рукой.
— Даже не сомневайся. Ты всегда все планируешь заранее?
— Это моя профессия, — я перехватил ее поудобнее и ускорил шаг. — И мое проклятие. Как сказал бы мой наставник: «План — это то, что отличает выжившего от покойника».
— Твой наставник был занудой.
— Он был мудрецом. И он бы тебе понравился — вы оба обожаете создавать проблемы, а потом героически их решать.
Она тихо рассмеялась, но смех тут же оборвался стоном боли, потому что смех заставил ее дернуть раненой рукой. Я поставил девушку и прошел вдоль стен, ведя ладонью по стеллажам, пока не заметил то, что искал: тонкую, едва заметную линию в каменной кладке, которая образовывала контур дверного проема.
— Серафина, — позвал я. — Посвети сюда.
Она подошла, морщась от боли, и направила свет эхо-фонаря на стену. Контур стал отчетливее — потайная дверь, замаскированная под кладку, с едва заметной рунной панелью на уровне глаз..
Замок на потайной двери был механическим, а не эфирным — Холланд, видимо, рассудил, что в случае опасности у него может не быть времени или сил на активацию эхо-схемы. Я нажал на рунную панель и сдвинул ее в сторону; за ней обнаружилась узкая винтовая лестница, вырубленная прямо в скальной породе и ведущая наверх.
— Скорее всего, этот ход выходит где-то за пределами особняка, — сказал я, подхватывая Серафину за талию, чтобы принять часть ее веса. — Холланд не стал бы рисковать и выводить его обратно в дом. Сможешь подняться?
— Смогу, — она упрямо сжала зубы. — Но ты иди первым. Если я упаду, не хочу утянуть тебя за собой.
— Ты не упадешь. Потому что первой пойдешь ты.
Лестница была крутой и узкой, рассчитанной на одного человека. Серафина поднималась медленно, опираясь здоровой рукой на стену, то и дело оглядываясь. Один раз она поскользнулась на стертой ступени, но я успел подхватить ее за запястье и удержать. Она ничего не сказала, только коротко выдохнула, и мы продолжили подъем.
Минут через десять лестница закончилась люком. Я обошел девушку и толкнул его плечом, створка подалась, открывая вид на звездное небо. Мы выбрались наружу — в заброшенный сад за особняком, скрытый от улицы густыми зарослями одичавшего кустарника. Люк был замаскирован под основание старого фонтана, давно пересохшего и заросшего мхом. Никому бы и в голову не пришло искать здесь выход из подземного хранилища.
Я помог Серафине выбраться, закрыл люк и набросал сверху листьев и веток для маскировки. Затем подхватил ее под руку, и мы двинулись прочь от особняка — через соседние дворы, подальше от улицы Звонарей, где в любой момент могли появиться патрули.

Глава 6

Моя квартира располагалась на пятом этаже доходного дома на улице Медных Труб — узкой, мощеной щербатым булыжником артерии, соединявшей ремесленные кварталы с восточной окраиной Верхнего города. Дом был достаточно высоким, чтобы из окон открывался вид на шпили храма Святого Резонанса, и достаточно старым, чтобы консьерж не задавал вопросов о посетителях, приходящих и уходящих в неурочные часы. Я выбрал это место шесть лет назад, когда впервые понял, что моя жизнь будет поделена на дневную и ночную, и с тех пор ни разу не пожалел о выборе. Толстые каменные стены глушили звуки, лестничные пролеты не скрипели, а соседи были настолько поглощены собственными заботами, что не замечали, даже если я возвращался под утро в порванной куртке и с кровоподтеками на лице — впрочем, последнее случалось редко, потому что я предпочитал, чтобы синяки доставались противнику.
Мы добрались до квартиры около двух часов ночи. Серафина держалась до последнего, пока мы поднимались по лестнице, пока я возился с замками, пока она, превозмогая боль, сбрасывала плащ и опускалась на диван — все это время она не издала ни стона, ни жалобы, и только побелевшие костяшки пальцев, сжимавших подлокотник, выдавали, чего ей это стоило. Я зажег две масляные лампы и эхо-фонарь над рабочим столом, потому что для предстоящей работы требовалось хорошее освещение. Рана, оставленная эхо-дубинкой, была не просто ушибом, а комбинированным поражением — механическим и эфирным одновременно, и обрабатывать ее следовало соответственно.
— Снимай куртку, — сказал я, доставая из шкафа медицинский саквояж. — И водолазку тоже, если хочешь, чтобы я добрался до раны, а не бинтовал одежду поверх отека.
— Ты всегда так галантен с женщинами? — Серафина попыталась усмехнуться, но вышло кривовато. Боль явно накатывала волнами, и в промежутках между ними она еще могла шутить, но эти промежутки становились все короче.
— Только с теми, кто получает эхо-дубинкой по предплечью, прикрывая мне спину, — ответил я, раскладывая инструменты на журнальном столике. Спиртовая настойка календулы, бинты, эластичная повязка, баночка с заживляющей мазью на основе эфирной взвеси — мой стандартный набор, собранный за годы практики и пополнявшийся после каждого дела, которое заканчивалось травмами. Серафина стянула куртку здоровой рукой, потом, поморщившись, через голову — водолазку, и осталась в тонкой нижней сорочке, которая мало что скрывала, но в данных обстоятельствах это волновало меня меньше всего. Левое предплечье распухло и приобрело неприятный багрово-синюшный оттенок, а в центре припухлости виднелся характерный след от контакта с эхо-дубинкой — ожог, расходящийся концентрическими кругами, словно рябь на воде.
— Задета надкостница, — констатировал я, осторожно ощупывая края раны. — Но кость цела. Трещины нет, иначе ты бы уже потеряла сознание от боли. Будет синяк размером с хороший баклажан, жить будешь.
— Утешил, — она зашипела, когда я начал обрабатывать ожог спиртовой настойкой. — Твое «жить будешь» звучит как приговор.
— Это профессиональная деформация, — я продолжал работать, стараясь, чтобы движения были точными и быстрыми. Чем дольше возишься с раной, тем больше пациент страдает, а я не видел смысла в лишних страданиях, даже если пациент — Серафина, которая в прошлом месяце назвала меня «эмоционально неполноценным занудой с тростью» и была не так уж далека от истины. — Мой наставник говорил: «Хороший лекарь обещает жизнь, но не обещает, что она будет легкой». В этом была его философия.
Я наложил мазь, зафиксировал предплечье эластичной повязкой и закрепил руку на косыночной перевязи — временная мера до завтрашнего визита к подпольному лекарю, который принимал пациентов в подвале лавки древностей на улице Сломанных Камертонов и не задавал вопросов о происхождении ран при условии двойной оплаты. Серафина откинулась на спинку дивана, закрыла глаза и несколько минут молчала, прислушиваясь к тому, как боль постепенно отступает под действием мази. Я тем временем убрал саквояж, заварил чай — две чашки «серебряного листа», который я берег для особых случаев, — и поставил одну на столик рядом с ней.
— За мной охотилась Инквизиция, — произнесла она вдруг, не открывая глаз. Ее голос звучал глухо, словно она говорила сквозь толщу воды, и обращалась не столько ко мне, сколько к собственным воспоминаниям, которые всплыли на поверхность и теперь отказывались уходить. — Когда мне было десять лет.
Я не перебивал. Я знал, что такое воспоминания, которые давят на грудную клетку и мешают дышать, и знал, что иногда единственный способ избавиться от них — это дать им выйти наружу, облечь в слова и выпустить в мир, где они потеряют часть своей удушающей силы. Я сел в кресло напротив, взял свою чашку и стал ждать. За окнами шумел ветер, и этот шум смешивался с тихим потрескиванием масляных ламп, создавая уютный звуковой фон, который, как я надеялся, поможет ей говорить.
— Моя семья жила в Нижнем городе, — она открыла глаза и уставилась в потолок, но взгляд ее был направлен куда-то гораздо дальше, за пределы комнаты, за пределы этого дома и этого города. — Отец был ремесленником, делал эхо-схемы для бытовых приборов — ничего запрещенного, просто стандартные резонансные контуры для фонарей и кухонных плит. Мать держала лавку. У меня был младший брат, Маркус, на три года младше. Обычная семья. Обычная жизнь. А потом у меня начали проявляться искры.
Она усмехнулась, но усмешка вышла горькой, пропитанной старой обидой, которая, сколько ее ни хорони, все равно прорастает наружу при первой возможности.
— Сначала это были мелочи. Я злилась — и билась посуда. Радовалась — и эхо-фонари начинали светить ярче. Родители думали, что это случайность. Потом, когда мне исполнилось десять, во время праздника Единения, когда мы пошли в храм на общую службу, я не сдержалась. Хор запел гимн, и что-то во мне отозвалось — неправильно, диссонансно. Вспышка вышла такой силы, что погасли все лампады в храме и лопнул резонатор у главного Гармонизатора. Меня схватили прямо там, на ступенях алтаря. Кричали: «Искаженная!», «Диссонанс!», «Очистить!». Отец попытался меня защитить, — ее голос дрогнул, но она справилась с собой быстрее, чем я ожидал, и продолжила почти ровно. — Его убили на месте. Мать — через минуту, когда она бросилась к нему. Брата затоптали в давке. Меня спасла женщина из «Шепота Искр», которая была в храме под видом прихожанки. Она вытащила меня, спрятала, а потом воспитала. С тех пор я в «Шепоте». С тех пор я знаю, что система, которая твердит о гармонии, убивает всех, кто звучит иначе.
Она замолчала. Тишина в комнате стала плотной, осязаемой, как воздух перед грозой. Я смотрел на Серафину и видел не ту нахальную, огненную женщину, которая врывалась в мой офис без стука и угрожала поджогами, а десятилетнюю девочку, стоящую на ступенях храма над телами своих родителей. Картинка сложилась до боли отчетливо, и я понял, почему она так отчаянно, так яростно боролась с системой — она не знала другого способа выжить и не забыть. И теперь, когда она призналась, что состоит в подпольной организации «Шепот искр», все встало на свои места. И ее чрезмерная осведомленность. И материальное обеспечение, и странные информаторы, которые в большинстве своем вращались в политических кругах. Тогда, как консультанту больше нужны осведомители из криминального мира. Тем ценнее было ее откровение.
— Мне было двенадцать, когда я впервые убил, — сказал я, и эти слова вышли сами собой, без подготовки, без той обычной задержки, с которой я процеживал каждую фразу, прежде чем выпустить ее наружу. Возможно, тишина требовала честности, а возможно, я просто устал носить маску, которую носил даже перед ней.
Серафина повернула голову и посмотрела на меня. В ее глазах читалось не удивление — она знала, что я способен на убийство, мы вместе прошли через достаточно передряг, чтобы это не было секретом, а скорее вопрос, приглашение продолжать, и я его принял.
— Я рос в сиротском приюте при храме Святого Резонанса. Того самого, в чей архив мы вчера пытались проникнуть и откуда едва унесли ноги после встречи с Чистильщиками. Меня подкинули младенцем, и сестры-гармонистки записали в книгу: «Калеб, родители неизвестны, частота нестабильна». Последнее означало, что я диссонансен. Меня не должны были оставить в живых. По канону таких детей «очищают», то есть топят в освященной воде. Но главная сестра пожалела, спрятала запись, и я выжил. В приюте меня ненавидели. Другие дети за то, что я был странным. Воспитатели за то, что от меня исходили помехи, сбивавшие эхо-приборы. Я дрался каждый день, иногда по несколько раз, и проигрывал, потому что был мелким и никого не мог контролировать. Ни свою силу, ни чужую агрессию, ни собственную ярость. Когда мне исполнилось двенадцать, один из старших воспитанников решил, что я еретик, которого нужно «очистить». Он поймал меня в подвале с ножом. Я не хотел его убивать. Но когда он замахнулся, моя сила вырвалась наружу. Я ударил звуком. Так, как не умел, как не должен был уметь. Ему разорвало грудную клетку изнутри.
Я замолчал, глядя на свои руки, которые сейчас спокойно лежали на подлокотниках кресла, но которые тринадцать лет назад дрожали, перепачканные кровью двенадцатилетнего мальчишки. Я помнил эту дрожь до сих пор — она возвращалась иногда по ночам, когда сон не шел, а эхо-фонарь отбрасывал на стены слишком длинные тени, напоминавшие человеческие фигуры.
— Меня должны были казнить, — продолжил я. — Но вмешался человек по имени Джиан Вэй. Он был Искаженным, как и мы, но прожил долгую жизнь и научился контролировать свой диссонанс. Он убедил Инквизицию, что я — не угроза, а потенциальный инструмент, который можно использовать в интересах Синода. Разумеется, он врал, но врал так убедительно, что ему поверили достаточно, чтобы отдать меня под его опеку, и следующие десять лет он учил меня всему, что знал сам. Боевые искусства школы «Ти-Шен» — это не просто драка, это философия, Серафина. «Твое тело — камертон, твоя воля — смычок, твой дух — музыкант», — так он говорил, заставляя меня часами стоять в стойках и медитировать на звук собственного дыхания. Он научил меня не подавлять диссонанс, а направлять его. Не бояться своей силы, а уважать ее. Он дал мне инструменты, чтобы выжить, и кодекс, чтобы не превратиться в того, кого убил в подвале, — в зверя, не контролирующего собственную ярость.
— Где он сейчас? — тихо спросила Серафина.
— Мертв, — ответил я. — Уже три года. Инквизиция все-таки выследила его — старые грехи, старые счета, которые они никогда не забывают и никогда не прощают. Он ушел достойно, но эта потеря до сих пор со мной. Я ношу его уроки как вторую кожу, но это не значит, что рана зажила.
Я поднял глаза и встретился с ее взглядом. Зеленые, глубокие глаза, смотрели на меня с тем же выражением, которое я чувствовал внутри себя: признание. Мы были разными — она и я, — выкованными в разных кузницах, но из одного металла. Два Искаженных, два изгоя, два человека, которых система пыталась уничтожить и которые отказались умирать. В этот момент между нами протянулась странная, почти осязаемая нить понимания — без слов, без жестов, без всего того, чем люди обычно заполняют пустоту между собой. Эту пустоту заполнять было не нужно: она сама по себе была красноречивее любых слов.
Серафина поднялась с дивана. Движение далось ей с трудом — рана все еще болела, и косыночная повязка сковывала движения, но она поднялась, сделала шаг, еще один и остановилась прямо передо мной. Я продолжал сидеть, глядя на нее снизу вверх. Она протянула здоровую руку и сняла с меня очки — медленно, осторожно, словно боялась, что этот жест окажется слишком интимным, слишком личным. Сложила дужки и отложила очки на столик. Затем ее пальцы коснулись моего лица — задержались на скуле, провели по линии челюсти, ощупали старый шрам над бровью, оставшийся после одной из тренировок с Джиан Вэем, когда я еще не умел уклоняться достаточно быстро.
— Ты носишь слишком много масок, Калеб Вэллс, — произнесла она шепотом, и ее голос вибрировал на той самой частоте, которая заставляла резонансные контуры в моем кабинете слегка подрагивать. — Очки, костюм, трость, хромота, сарказм — это все доспехи. А что под ними?
— Под ними — то же, что и под твоими, — ответил я, беря ее здоровую руку в свою. — Злость. Усталость. И странное, глупое желание жить, несмотря ни на что. Ты спрашиваешь, что под маской? Старый добрый хаос, который я научился упаковывать в приличную форму.
— Хаос не упаковывается, — она наклонилась ближе, и я почувствовал ее дыхание на своей коже. — Его можно только выпустить.
То, что произошло дальше, не было романтикой в общепринятом смысле этого слова. Не было ни свечей (масляные лампы я прикрутил, оставив только эхо-фонарь на минимальной мощности), ни нежных признаний, ни медленных, многозначительных взглядов, которые в романах занимают страницы, а в жизни — доли секунды. Это была схватка двух израненных, уставших, но все еще живых людей, которые нашли друг в друге не утешение в классическом понимании, а скорее — якорь, точку опоры в мире, где все остальное давно пошло трещинами. Ее поцелуй был жестким, почти агрессивным, с привкусом крови из прокушенной губы и того особого покалывания, которое всегда сопровождало физический контакт с Искаженным в активной фазе. Я ответил тем же, не сдерживаясь, не притворяясь, не думая о том, как это будет выглядеть со стороны. Мы были одни. Мы были честны друг с другом — возможно, впервые за все время знакомства. И этой честности хватило.
Наши диссонансные поля соприкоснулись, и на мгновение мне показалось, что вся комната заполнилась беззвучной музыкой — той, которую не слышат уши, но чувствует каждая клетка тела: странная, ни на что не похожая гармония двух противоположных частот, которые не гасили друг друга, а сплетались в нечто новое, третье, чему я не знал названия. Ее искры — те самые вспышки, которые она так старательно контролировала в бою, — сейчас вырывались свободно, оставляя на коже легкое, почти приятное покалывание. Моя Сфера Тишины, которую я привык держать наготове, ослабла сама собой, потому что здесь, в этой комнате, в этот момент, не было нужды защищаться. Абсолютная, редкостная, драгоценная свобода от необходимости носить доспехи — физические и душевные.
В перерывах между поцелуями мы говорили — отрывисто, короткими фразами, которые были скорее продолжением прикосновений, чем отдельным разговором:
— Ты все еще считаешь, что нас нельзя исправить? — спросила она, отстраняясь на секунду, чтобы перевести дыхание.
— Нас — нет, — ответил я. — Но это не значит, что мы не можем исправить все остальное.
— Это твой ответ на любой вопрос? «Исправить все остальное»?
— Это мой ответ на вопрос, ради чего мы еще живы.
Она рассмеялась — на этот раз без горечи, просто тихий, искренний смех, от которого по краю ее раненого плеча пробежала легкая дрожь, — и снова прильнула ко мне.
Где-то за окнами шумел ночной город, не подозревающий, что в маленькой квартире на улице Медных Труб двое Искаженных нашли друг в друге нечто большее, чем союзников. Они нашли причину продолжать.
Когда дыхание выровнялось и сердце перестало колотиться о ребра, мы лежали на диване, который был слишком узок для двоих, и смотрели в потолок. Ее голова покоилась на моем плече, моя рука — на ее спине. Молчание было уютным, наполненным не словами, а тем, что словами не выразить: общим пониманием, общей болью, общей надеждой.
— Если мы выживем, — произнесла она наконец, и голос ее звучал сонно, расслабленно, — ты купишь мне новый шарф.
— Я уже пообещал, — напомнил я.
— И новые ботинки. И, возможно, ужин в приличном ресторане, а не ту дрянь, которую ты называешь чаем.
— Мой чай — лучший в городе, — возразил я, но в голосе не было ни капли искреннего возмущения. — И ты это знаешь.
— Я знаю только то, что ты зануда, — она закрыла глаза и вздохнула. — Но ты мой зануда. И это, Вэллс, единственное, что имеет значение.
Я не ответил. Я лежал и смотрел, как тени от эхо-фонаря танцуют на стенах, и думал о том, что завтра нас могут убить. Что Инквизиция уже, вероятно, вычислила нас. Что дневник Холланда, лежавший сейчас в сейфе, содержал информацию, способную либо разрушить систему, либо похоронить нас вместе с ней. Что Певец, страж Сердца Эфир-Града, существует не только в легендах, и что нам предстоит встреча с ним.
Но все это было завтра. Сегодня — здесь и сейчас — я впервые за долгое время не чувствовал себя одиноким. И это, Серафина была права, имело значение.

Глава 7

Собор Святого Резонанса возвышался над центром Города, как гигантский камертон, воткнутый в землю рукой некоего сумасшедшего бога-акустика. Его шпиль, увенчанный позолоченным резонатором, пронзал низкие осенние облака и, по слухам, в ясную погоду был виден даже с окраин. Семь ярусов, каждый по тридцать метров в высоту, поднимались от массивного основания, и каждый ярус был настроен на свою ноту — сложнейшая архитектурная симфония из камня, металла и эфирных схем, созданная еще во времена Тартара и отреставрированная Синодом после Великого Диссонанса. Днем собор гудел от песнопений, а ночью, когда службы заканчивались и паломники расходились, он продолжал звучать: низкий, инфразвуковой гул, который нельзя было услышать ушами, но можно было почувствовать — грудной клеткой, зубами, костями, — разливался по окрестным кварталам, и старожилы утверждали, что именно этот гул помогает им спать спокойнее. Я же полагал, что он помогает Инквизиции контролировать настроение населения, но свое мнение держал при себе.
Мы с Серафиной стояли на противоположной стороне Соборной площади, укрывшись за колоннадой старого купеческого дома, и разглядывали главный вход. До утренней службы оставалось около часа, и площадь уже заполнялась первыми паломниками — скромно одетыми Безмолвными, которые пришли засвидетельствовать почтение Святому Резонансу и, возможно, получить каплю эфирного благословения, раздаваемого Гармонизаторами по праздникам. Мы не были похожи на паломников — даже в простых серых плащах поверх нашей обычной одежды, — но это не имело значения: среди прихожан хватало приезжих, и никто не станет приглядываться к двум незнакомцам, которые скромно войдут через боковой неф и смешаются с толпой.
— Напомни мне, — прошептала Серафина, поправляя косыночную повязку на левом предплечье, которую она умудрилась скрыть под складками плаща, — почему мы идем в самое логово врага? Разве в дневнике Холланда не было других зацепок?
— Были, — ответил я, не отрывая взгляда от входа. — Но эта — ближайшая и самая конкретная. Холланд писал, что вход в Разлом, ведущий к Эфир-Граду, находится под храмом-ретранслятором старой постройки. В Городе есть только один храм, построенный еще тартарианцами и не разрушенный Диссонансом, — Собор Святого Резонанса. Все остальные — новоделы Синода. Если Холланд прав, то под криптой этого собора есть вход, который Архитекторы используют для сообщения с Разломом.
— Или это ловушка, — заметила Серафина.
— Или ловушка, — согласился я. — Именно поэтому мы идем под видом паломников, а не прорываемся через главные ворота с боем. Если вход действительно там, мы его найдем. Если это ловушка — мы хотя бы будем знать, что Инквизиция нас ждет, и сможем подготовиться.
— Твой оптимизм, Вэллс, — она покрутила головой, — это нечто.
— Это не оптимизм. Это расчет. Оптимизм предполагает веру в лучшее, а я предпочитаю опираться на вероятности, а не на веру. Старая привычка — мой наставник говорил, что вера утешает, но расчет спасает.
Мы двинулись через площадь. Утро было серым и промозглым, с неба сыпалась мелкая водяная пыль, и толпа паломников куталась в плащи, опускала головы, прятала лица — идеальные условия для маскировки. Я слегка прихрамывал, опираясь на трость, и за годы практики это вошло в кровь настолько, что даже сейчас, когда в кармане лежал заряженный глушитель, а под полой плаща — два метательных ножа, походка оставалась безупречно-убедительной. Серафина шла рядом, изображая смиренную спутницу, и это давалось ей с трудом — каждые несколько шагов она порывалась ускориться, и мне приходилось сдерживать ее легким прикосновением к локтю.
Собор встретил нас запахом ладана, разогретого воска и эфирного конденсата — той специфической смеси, которая отличает действующие храмы от музейных залов. Главный неф тонул в полумраке, рассеиваемом сотнями масляных лампад, и от этого полумрака стены, украшенные резными панелями с изображениями сцен из жития святых Гармонистов, казались живыми, дышащими. Где-то в вышине, под самым куполом, звучал хор — Гармонизаторы низшего ранга распевали утренний канон, и их голоса сливались в единую ноту, которая заставляла каменные плиты под ногами едва заметно вибрировать. Я чувствовал эту вибрацию сквозь подошвы ботинок и сквозь трость, которую держал в руке: частота та же, что и в храмах поменьше, но многократно усиленная акустикой собора.
— Крипта должна быть под алтарной частью, — прошептал я, наклоняясь к Серафине. — Спуск обычно находится за хорами, в крыле для посвященных. Туда не пускают паломников, но я знаю план собора — изучал его, когда работал над делом о контрабанде эфирных артефактов два года назад.
— Ты изучал план собора просто на случай? — она покосилась на меня с тем выражением, которое балансировало между восхищением и желанием покрутить пальцем у виска. — Или ты планировал это проникновение задолго до нашего знакомства?
— Я планирую все, — ответил я. — Даже то, что никогда не случится. Это называется «готовность к непредвиденному». Джиан Вэй называл это «паранойей», но всегда добавлял, что лучше быть параноиком и выжить, чем оптимистом и умереть.
— Твой Джиан Вэй был очень мрачным человеком.
— Он был реалистом. Как и я.
Мы отделились от толпы паломников, которая двигалась к главному алтарю, и скользнули в боковой неф. Здесь было тише, темнее, и пахло не ладаном, а старой каменной пылью, оседающей на книгах и свитках. Крыло для посвященных начиналось за массивной дубовой дверью с инкрустацией из «поющего металла» — тартарианская работа, которой было не меньше двухсот лет. Дверь была заперта на эхо-замок, но моя Сфера Тишины, развернутая на минимальный радиус, нейтрализовала его без следа: замок щелкнул, дверь подалась, и мы проскользнули внутрь.
Лестница в крипту была узкой, винтовой, с вытертыми за столетия ступенями. Стены здесь были сырыми, покрытыми пятнами плесени, и с каждым шагом вниз гул собора становился тише, словно его поглощала сама земля. Я зажег эхо-фонарь, и его бледный свет заплясал по каменным сводам, выхватывая из темноты детали: ниши с погребальными урнами Гармонизаторов, старые фрески, изображавшие Великий Диссонанс, массивные колонны, поддерживающие свод.
Крипта оказалась просторной — метров двадцать в длину и десять в ширину, с алтарем в центре и рядами каменных скамей. Вдоль стен стояли саркофаги Верховных Гармонизаторов прошлых эпох, и каждый был украшен резным изображением камертона, увитого лавровым венком. Но меня интересовало не убранство. В дальнем конце крипты, за алтарем, виднелась арка, ведущая в еще более глубокий подвал. Тот самый, который, не был обозначен ни на одной официальной схеме. Я подошел ближе и увидел то, что и ожидал: спуск, вырубленный прямо в скальной породе, с грубыми ступенями и следами недавних перестроек. Оттуда тянуло холодом и сыростью — запахом Разлома.
— Здесь, — я указал тростью на проем. — Это вход.
— Слишком просто, — произнесла Серафина, и ее голос прозвучал напряженно.
Я обернулся и понял, что она права. Слишком просто. Мы прошли через собор без помех, вскрыли замок без сигнала тревоги, спустились в крипту без единой встречи. Это было не везение — это было приглашение. И в тот момент, когда я это осознал, своды крипты озарились голубоватым светом, и из-за колонн, из темных ниш, из-за саркофагов выступили фигуры в серых плащах. Шестеро Чистильщиков. И впереди — тот, кого я надеялся никогда не встретить лицом к лицу.
Инквизитор Вален.
Он был высок, худощав, с лицом аскета, изрезанным глубокими морщинами, и глаза его горели тем особым, неестественным голубоватым светом, который бывает только у людей, чьи резонаторы вживлены не только в гортань, но и в зрительные нервы. Его голос, когда он заговорил, звучал как низкая, вибрирующая нота, от которой у меня завибрировало в груди, а эхо-фонарь мигнул и на секунду погас.
— Калеб Вэллс, — произнес Вален, и слова его были не речью, а песнопением, каждое — точно выверенный звуковой удар. — И Серафина из «Шепота Искр». Мы ждали вас. Вы предсказуемы, как диссонансная волна: рано или поздно она приходит к источнику гармонии. И здесь она будет очищена.
— Шестеро против двоих, — заметил я, разворачивая Сферу Тишины. — Это кажется вам гармонией?
— Это кажется мне справедливостью, — ответил Вален. — Впрочем, если вы сдадитесь сейчас, обещаю, что смерть будет милосердной.
Я переглянулся с Серафиной и увидел в ее глазах то же, что чувствовал сам, сдаваться никто не собирается. Мы не для того выжили, в подвалах, в драках и погонях, чтобы сдаться фанатику с красивым голосом. Я чуть заметно качнул тростью, и Серафина поняла без слов. Она метнула один из своих резонансных дисков — не в Чистильщиков, которые уже начали петь, выстраивая боевую формацию, а в потолочный светильник, и крипта погрузилась во тьму.
— Вспышка! — крикнул я.
Серафина уже действовала. Яркий, ослепительный свет разорвал темноту, и двое Чистильщиков, не ожидавших такого, вскрикнули и отшатнулись, прикрывая лица. Я использовал эти секунды, чтобы сократить дистанцию до ближайшего противника. Трость описала дугу и встретилась с его коленом — хруст, крик, и первый Чистильщик рухнул на каменный пол. Второму я зарядил набалдашником в солнечное сплетение, и он, согнувшись, попробовал на вкус пыль крипты, смешанную с ладаном и собственной кровью.
Но оставшиеся четверо быстро пришли в себя. Они запели сразу квартетом, и их голоса слились в единую боевую частоту. Я почувствовал, как моя Сфера Тишины начала прогибаться под этим напором. Четверо Гармонизаторов, работающих в унисон, — это серьезный вызов. Они пели «Слово Оков», и, хотя моя сфера глушила основной удар, давление нарастало. Я стиснул зубы и расширил сферу, вкладывая в нее резерв, который берег для экстренных случаев. Сфера раздулась до пяти метров, и пение Чистильщиков захлебнулось на секунду, превратившись в бессвязный шум. Но за эту секунду я понял, что долго не продержусь. Эфирное истощение уже начинало отдаваться знакомой пульсирующей болью за левым глазом, а бой только начинался.
Серафина метнула второй диск. Он угодил в колонну рядом с сержантом и взорвался фонтаном каменной крошки, заставив того отшатнуться и потерять ритм. Квартет распался, и я смог перевести дух и перехватить инициативу.
И в этот момент в бой вступил Вален.
Он не тратил время на «Слова» и «Песни», как рядовые Чистильщики. Он просто поднял руку, и с его пальцев сорвалась та самая нота — семьдесят два герца, частота сердечного сокращения, модулированная в убийственный импульс. Я узнал ее мгновенно. Именно ее я слышал в видении в особняке брата Петроса, именно ее эхо звучало в дневнике Холланда, именно ею убили трех Гармонизаторов и едва не убили меня. Моя Сфера Тишины дрогнула, пошла трещинами, и я физически ощутил, как частота продавливает защиту, словно кулак — прогнившую доску.
Тогда я сделал то, чего никогда не делал раньше в присутствии посторонних. Я отбросил трость — она была бесполезна против такого врага, — и раскрыл свой истинный резерв. «Плач Эфира» рванулся из меня не песней, а криком, и этот крик был наполнен всей болью, всей яростью, всем диссонансом, который я копил годами, запирал в дальние уголки сознания и выпускал только на тренировках с Джиан Вэем, когда старый мастер требовал «показать истинное лицо». Воздух вокруг моих пальцев уплотнился, задрожал и сформировался в два полупрозрачных клинка — «клинки воли», вибрирующие лезвия чистой звуковой энергии, способные резать материю на молекулярном уровне. Я впервые применял их в настоящем бою, а не в тренировочном спарринге, и ощущение было странным, почти опьяняющим, словно я сбросил тесную одежду, которую носил годами.
Вален расширил глаза, и в его взгляде мелькнуло узнавание, смешанное с ненавистью.
— Диссонансная тварь, — прошептал он. — Ученик Джиан Вэя. Я помню твоего наставника — он дорого заплатил за свое упрямство.
— Зато научил меня хорошим манерам, — ответил я, и ринулся вперед.
Клинки воли рассекли воздух с характерным воем, который слышат только Искаженные, — обычное ухо восприняло бы лишь вибрацию. Первый Чистильщик, вставший на моем пути, попытался запеть «Щит Гармонии», но клинок рассек его защиту как бумагу, и Чистильщик отлетел к стене с глубокой раной в плече. Второй получил удар ногой в голову и затих — банально, но эффективно. Серафина прикрывала тыл. Ее вспышки не давали оставшимся Чистильщикам выстроить строй, а когда один из них попытался зайти с фланга, она встретила его ударом локтя в горло.
Оставался Вален.
Инквизитор не отступал. Он пел — сложную, многоголосную мелодию, которую я не мог распознать, но чувствовал ее разрушительную силу. Камни под ногами трескались, саркофаги дрожали, и я понял, что он пытается обрушить свод крипты на нас. Я выбросил клинок воли вперед, целясь ему в грудь, но Вален выставил звуковой щит, и клинок разбился о него, рассыпавшись веером искр. Второй клинок — та же участь. Инквизитор был силен, очень силен, и его резерв, питаемый самим собором, превосходил мой.
Он ударил снова, и на этот раз его частота пробила мою защиту, оставив в плече огненную вспышку боли. Я пошатнулся, и мир на мгновение окрасился красным. Боль пульсировала, расходясь от точки удара к кончикам пальцев и позвоночнику. Серафина вскрикнула и метнула последний диск — он взорвался перед лицом Валена, ослепив его на миг, и этого мига хватило, чтобы я подхватил трость, схватил Серафину за здоровую руку, и мы рванули к проему, ведущему в Разлом.
— Вы не уйдете, — голос Валена гремел за спиной. — Диссонансная тварь, я лично найду тебя. Я лично вырежу твой резонанс и скормлю его Певцу. Ты умрешь в темноте, и никто не вспомнит твоего имени.
— Я запомню, — бросил я через плечо. — А ты запиши себе где-нибудь. Калеб Вэллс, консультант по вопросам безопасности и просто неприятный человек. При случае вышлю визитку.
Мы нырнули в проем, и я активировал Сферу Тишины на полную мощность, запечатывая вход. Камни сомкнулись за нами, отрезая крипту, собор, Инквизитора и весь тот мир, который мы знали. Впереди была темнота и холод Разлома, пахнущий сырой землей, древним камнем и чем-то еще — чем-то, что я не мог опознать, но что звучало в глубине низкой, тягучей нотой.
Серафина тяжело дышала, привалившись к стене. Мое плечо кровоточило, и боль мешала сосредоточиться. Но я был жив, она была жива, и вход в Разлом открылся перед нами.

Глава 8

Первое, что я почувствовал, когда каменная плита за нашими спинами встала на место с глухим, утробным стуком, отрезая путь назад, — это запах. Разлом пах не так, как обычные подземелья, к которым я привык за годы работы. Здесь не было затхлой сырости склепов, не было сухой пыли заброшенных цехов, не было даже того специфического металлического привкуса эфирного конденсата, который сопровождает любое место, где активно использовались резонансные устройства. Здесь пахло древностью — не метафорической, а буквальной, той, что измеряется не десятилетиями, а столетиями, и этот запах был сложным, многослойным: сырая порода, мокрая глина, разлагающиеся органические останки и что-то еще, чему я не мог подобрать названия. Что-то сладковатое, почти приторное, как запах гниющих цветов, и одновременно холодное, как воздух из погреба, который не открывали годами. Серафина рядом со мной глубоко вдохнула и неожиданно улыбнулась.
— Чувствуешь? — спросила она, и ее голос прозвучал странно, почти мечтательно.
— Чувствую запах, который в приличном обществе назвали бы зловонным, а в неприличном — предвестником проблем с легкими, — отозвался я, поправляя окровавленный рукав. Рана на плече, оставленная Инквизитором Валеном, все еще кровоточила, но уже не так обильно, и боль постепенно отступала, притупляясь до терпимого уровня. Я разорвал носовой платок на полосы и начал накладывать импровизированную повязку, стараясь не задеть эфирный ожог, который расходился от места попадания концентрическими кругами покрасневшей, воспаленной кожи. — Но я подозреваю, что ты не о запахе.
— Конечно, не о запахе, — она повела плечами, и я заметил, что ее левая рука, которую она до этого берегла и прижимала к груди, теперь двигается свободнее. — Дикий эфир. Здесь его столько, что воздух звенит. Я чувствую себя так, словно выпила две чашки твоего «серебряного листа» и запила их глотком шампанского с Верхнего базара. Энергия бурлит в крови, диссонанс расправляется, как пружина, которую слишком долго держали сжатой. Ты разве не ощущаешь?
Я прислушался к себе — и понял, что она права. Тот самый внутренний резерв, который я привык контролировать и расходовать экономно, словно скупец, считающий медяки, здесь ощущался иначе. Он не требовал волевого усилия, не заставлял меня концентрироваться, чтобы поддерживать Сферу Тишины; он просто был, готовый к использованию, как вода в колодце, который внезапно наполнился до краев после долгой засухи. Дикий эфир Разлома, не очищенный храмовыми ретрансляторами и не обузданный каноническими частотами, был для Искаженных тем, чем горный воздух является для горожан, выбравшихся из смога. Сначала кружится голова, а потом понимаешь, что никогда не дышал по-настоящему.
— Ощущаю, — признал я, затягивая узел повязки. — И это меня настораживает. Все, что дает преимущество без усилий, обычно имеет скрытую цену. Мой наставник говорил: «Бесплатная энергия — это кредит, который реальность рано или поздно потребует вернуть». Правда, он говорил это о казенных пайках в сиротском приюте, но принцип универсален.
— Твой наставник был помешан на мрачных афоризмах, — Серафина закатила глаза.
— Он был реалистом, и благодаря этому реализму я до сих пор жив, — я поднял эхо-фонарь, который каким-то чудом уцелел в драке, и повернул регулятор яркости до максимума. — А теперь давай осмотримся. Мы в Разломе, и я предпочел бы знать, что нас окружает, прежде чем что-нибудь из этого окружения решит познакомиться с нами поближе.
Туннель, в котором мы оказались, мало походил на естественную пещеру. Это был явно рукотворный коридор, прорубленный в скальной породе и укрепленный массивными балками из потемневшего от времени металла. Стены покрывали странные наросты, напоминавшие мох, но светящиеся — слабым, пульсирующим светом, который менял оттенок в зависимости от того, с какой громкостью мы разговаривали. Сейчас он был бледно-зеленым, почти изумрудным, но когда я кашлянул, по нему пробежала волна желтого, а когда Серафина рассмеялась над моим кашлем, мох вспыхнул оранжевым, и мы оба замерли, ожидая последствий.
— Поющий мох, — произнес я шепотом. — Тартарианская биотехнология. Его выращивали в подземных городах для освещения, но после Диссонанса он мутировал и стал реагировать на любой звук. Чем громче мы говорим, тем ярче он светится.
— Значит, нужно вести себя тихо? — Серафина тоже перешла на шепот.
— Не обязательно тихо, но контролируемо, — я указал тростью на дальний конец коридора, где мох светился неестественно ярким, тревожным алым цветом. — Видишь? Там кто-то или что-то шумит. И это «что-то» явно крупнее нас.
Мы двинулись вперед. Туннель постепенно расширялся, и вскоре мы вышли в просторную пещеру, своды которой терялись в темноте, а стены были покрыты тем же поющим мхом, создававшим причудливую, постоянно меняющуюся игру света. Посередине пещеры протекал ручей — черная, маслянистая вода, которая текла медленно, словно густой сироп, и издавала низкое, утробное гудение. Я наклонился, чтобы рассмотреть воду поближе, и заметил, что она не отражает свет, а поглощает его, и это было настолько противоестественно, что я инстинктивно отшатнулся.
— Не пей, — предупредила Серафина с кривой усмешкой. — И не трогай. И вообще, держись от нее подальше.
— Я и не собирался, — ответил я, выпрямляясь.
Мы обошли ручей и углубились в пещеру. Пространство здесь действительно было искаженным, как я и предполагал, читая дневник Холланда, но реальность превзошла все мои ожидания от описаний, какими бы подробными они ни были. Законы физики, к которым я привык за двадцать четыре года жизни, работали здесь с перебоями. Звук распространялся иначе. Я слышал шаги Серафины раньше, чем она их делала, и однажды поймал себя на том, что слышу собственное дыхание со спины, хотя рот и нос находились спереди. Расстояния обманывали глаз. Туннель, казавшийся коротким, растягивался на сотни шагов, а валун, который выглядел гигантским, на поверку оказывался размером с кулак. Я бросил камешек вперед, чтобы проверить акустику, и он упал на три секунды позже, чем должен был, а звук падения раздался слева, хотя камешек лежал справа. Серафина наблюдала за моими экспериментами с выражением легкого превосходства, которое я предпочел проигнорировать.
— Ты как будто впервые в Разломе, — заметила она.
— Я был в Разломе, — возразил я. — Но не в таком. Обычно я спускаюсь в Верхние Уровни, где все еще работает городская инфраструктура и где контрабандисты проложили нормальные дороги. А это, — я обвел рукой пещеру, — Глубинный Разлом, куда не суются даже самые отчаянные. Здесь эфир не очищен, пространство нестабильно, и единственная карта, которая у нас есть, — это обгоревший фрагмент из «поющего металла», доставшийся мне от вдовы Холланда.
— Значит, нам нужно быть осторожными, — резюмировала Серафина.
— Нам нужно быть осторожными в квадрате, — поправил я. — А желательно в кубе.
Мы шли уже около часа, ориентируясь на карту Холланда и на показания эхо-фонаря, который я перестроил на частоту «поющего металла». Карта пульсировала в такт вибрациям Разлома, и чем дальше мы продвигались, тем сильнее становилась эта пульсация, словно древний металл чувствовал близость чего-то важного. Мох на стенах постепенно менял цвет с зеленого на синий, а потом на фиолетовый, и его свечение стало настолько ярким, что эхо-фонарь можно было выключить. Я так и сделал — берег заряд батареи на случай, если придется глушить кого-то крупнее Чистильщика.
Первое Искажение мы встретили на развилке трех туннелей, где мох светился особенно ярко, создавая иллюзию дневного света — обманчивую, как все в Разломе. Оно возникло из темноты бесшумно, хотя, учитывая искаженную акустику, возможно, оно издавало рев, который мы просто не слышали, или слышали, но не там, где нужно. Существо напоминало кусок тумана, сгустившегося до полуматериального состояния. Прозрачное, переливающееся, с неясными очертаниями, которые постоянно менялись, словно Искажение не могло решить, какую форму принять. У него не было глаз, но я чувствовал, что оно нас видит — не зрением, а чем-то иным, какой-то формой эфирного восприятия, которая улавливала наши диссонансные частоты.
— Не двигайся, — прошептал я, хватая Серафину за локоть. — Оно реагирует на звук. Чем громче звук, тем агрессивнее реакция. Это акустический хищник.
— Откуда ты знаешь? — прошептала она в ответ, и ее голос дрогнул — то ли от страха, то ли от волнения.
— Читал в архиве Холланда, пока ты просматривала папки. Он классифицировал несколько видов Искажений. Это — «шептун», охотник, питающийся звуковыми волнами. Оно парализует жертву собственной частотой, а потом высасывает эфирную энергию. Оставляет пустую оболочку, которая рассыпается в пыль при прикосновении.
Искажение двинулось к нам, и его движения были плавными, как у медузы, дрейфующей в толще воды. Оно не шло — оно текло, переливаясь с одного участка пространства на другой, и воздух вокруг него вибрировал на той самой частоте, которую я уже научился распознавать. Семьдесят два герца, частота сердечного сокращения, только медленнее, тягучее, как похоронный марш, сыгранный на расстроенном органе. Я развернул Сферу Тишины, но не так, как в бою — широким куполом, — а узко, прицельно, окутав нас двоих плотным коконом безмолвия. Это была ювелирная работа, требующая концентрации, и капля пота скатилась по моему виску, пока я удерживал сферу.
«Шептун» замер. Он покачивался в нескольких шагах от нас, и его контуры дрожали, словно он не мог понять, куда делась добыча, которую он только что чуял. Сфера Тишины делала нас невидимыми для его акустического восприятия — мы перестали издавать звуки, а значит, перестали существовать в его картине мира. Прошло несколько томительных минут, в течение которых я считал удары собственного сердца, пытаясь удержать его ритм ниже порога, раздражающего хищника, и молился про себя всем богам, в которых не верил, чтобы Серафина не чихнула. Она не чихнула.
Искажение потеряло интерес и утекло в боковой туннель, оставив после себя запах озона и слабое, затухающее свечение. Я выдохнул — медленно, контролируемо, чтобы не создавать громкого звука, — и отпустил Сферу Тишины.
— Впечатляет, — признала Серафина, когда мы отошли на безопасное расстояние. — Я бы просто подожгла его.
— И оно бы взорвалось, — ответил я, сверяясь с картой. — «Шептуны» питаются звуком, но их тела пропитаны летучими эфирными соединениями. Искра — и мы бы остались без бровей, без тоннеля и без шансов найти Эфир-Град. Иногда контроль эффективнее огня.
— Иногда, — она поджала губы, явно недовольная тем, что ее любимый метод решения проблем был признан опасным, но спорить не стала.
Мы выбрали центральный туннель, который, согласно карте, вел к Нижнему базару — тому самому месту, о котором Холланд писал, как о «воротах в Глубинный Разлом». Карта указывала, что от базара отходит дорога, ведущая к Эфир-Граду. Хотя назвать эту линию на обгоревшем металле «дорогой» можно было лишь с большой натяжкой и изрядной долей фантазии, других ориентиров у нас не было. Мы шли медленно, часто останавливаясь, чтобы свериться с пульсацией «поющего металла», и по мере продвижения воздух становился все более плотным, насыщенным эфиром. Дышать им было все равно что пить густой, пряный сироп. Серафина чувствовала себя превосходно, ее диссонанс резонировал с диким эфиром, и она буквально светилась изнутри, ее движения стали плавными, почти танцевальными, а в волосах то и дело вспыхивали крошечные искры, которые она уже не пыталась гасить. Я же, напротив, начал ощущать тяжесть. Мой диссонанс был иной природы, более структурированный, воспитанный Джиан Вэем в традициях «Ти-Шен», он с трудом адаптировался к хаотичным вибрациям Разлома.
Я вспомнил один из уроков наставника. Мне было лет пятнадцать, и я только начал осваивать «Плач Эфира». Джиан Вэй привел меня в старую каменоломню за городом — место, где эхо гуляло между скал, искажаясь и накладываясь само на себя. «Ты диссонансен, Калеб, — сказал он тогда, стоя на валуне и глядя на меня сверху вниз, как старая цапля на нерадивого птенца. — Но диссонанс — это не хаос. Диссонанс — это иная гармония, у которой свой ритм, свой строй и своя музыка. Ты не можешь играть по нотам Синода, но это не значит, что ты не можешь играть вообще. Научись слушать мир, а не навязывать ему свой звук. И тогда мир ответит тебе». Я стоял тогда в каменоломне и пытался услышать то, о чем он говорил, и у меня не получалось — я был слишком зол, слишком юн и слишком напуган собственной силой. Но теперь, в Разломе, где дикий эфир звенел в каждой трещине скалы, я наконец-то начал понимать, что имел в виду старый мастер.
Размышления о прошлом прервал очередной ориентир, найденный на карте. Три Столба, которые были не столбами, а сталактитами и сталагмитами, сросшимися в три мощные колонны, поддерживавшие свод пещеры. Это означало, что мы на правильном пути. Где-то впереди должен был находиться Нижний базар и судя по карте, совсем скоро.
— Серафина, — произнес я, останавливаясь и опираясь на трость. Плечо снова заныло, и я почувствовал, что повязка промокла насквозь, но решил не обращать на это внимания, пока мы не доберемся до места, где можно будет обработать рану нормально. — Что ты знаешь о Нижнем базаре?
— Только слухи, — она прислонилась к одному из столбов, и мох на нем засветился мягким розовым светом в ответ на ее прикосновение. — Говорят, что это нейтральная территория, где не действуют законы Синода. Контрабандисты, беглые Искаженные, отшельники, торговцы запрещенными артефактами — все они собираются там, чтобы обмениваться товарами и информацией. Никто не спрашивает имен, никто не задает вопросов. Но за эту анонимность приходится платить. Базар кишит шпионами, и информация там стоит дороже золота.
— Значит, нам нужно быть вдвойне осторожными, — резюмировал я. — Мы не знаем, кто из обитателей базара работает на Инквизицию, а кто — на Кворум Архитекторов. И те, и другие будут рады сдать нас за вознаграждение.
— Или предложить помощь, — возразила Серафина. — «Шепот Искр» имеет на базаре своих людей. Если мы найдем их раньше, чем Инквизиция найдет нас, у нас будет шанс.
Я кивнул и двинулся вперед. Туннель расширялся, и вскоре впереди забрезжил свет — не холодное свечение мха, а теплый, желтый свет, похожий на свет масляных ламп. Запах тоже изменился: к сырой породе и эфиру примешался аромат жареного мяса, специй и дыма. Мы приближались к Нижнему базару.


Глава 9

Нижний базар встретил нас шумом, который после многочасовой тишины Разлома показался оглушительным. Представьте себе гигантскую известняковую пещеру, своды которой теряются в темноте на высоте не менее полусотни метров, а вдоль стен, вырубленных еще тартарианцами, громоздятся деревянные и металлические хибары, налепленные друг на друга, как соты гигантского улья — кривые, покосившиеся, но явно обитаемые. Между ними тянутся веревки с развешенным для просушки тряпьем, которое здесь, в вечной сырости, никогда не высыхает до конца, и гирлянды эхо-фонарей, работающих на остаточном эфирном поле. Их свет — неровный, пульсирующий в такт вибрациям Разлома, заливал базарную площадь причудливой смесью желтого, голубого и зеленоватого оттенков, и в этом свете лица торговцев и покупателей казались нечеловеческими. Резкие тени, искаженные черты, глаза, горящие отраженным эфирным огнем.
Я остановился на краю площади, опираясь на трость и разглядывая открывшуюся картину с тем профессиональным вниманием, какое вырабатывается у человека, привыкшего оценивать помещение на предмет опасностей и путей отступления. Плечо все еще болело после встречи с Инквизитором Валеном, и импровизированная повязка, которую я наложил несколько часов назад, начинала пропитываться кровью. Серафина стояла рядом, и ее левая рука, до этого висевшая на перевязи, теперь свободно двигалась — дикий эфир Разлома ускорял регенерацию, и это было одним из немногих плюсов нашего положения, которые я мог назвать не раздумывая.
— Выглядит как ярмарка в Нижнем городе, только хуже, — заметила Серафина, разглядывая толпу. — И пахнет соответственно.
— Хуже, — согласился я. — В Нижнем городе хотя бы есть полиция, которая иногда делает вид, что следит за порядком. Здесь единственный закон — это эхо-дубинка, и я не уверен, что у местных есть разрешение на ее ношение.
Мы двинулись вглубь базара, и толпа сомкнулась вокруг нас, как вода вокруг брошенного камня. Кого здесь только не было. Контрабандисты с обветренными лицами, одетые в латаные-перелатаные плащи из дубленой кожи, раскладывали на прилавках свой товар. Резонансные кристаллы, добытые в заброшенных шахтах, обломки «поющего металла» с остатками тартарианских рун, эхо-схемы запрещенных конфигураций, амулеты, якобы защищающие от Искажений, и даже несколько армейских «Воплей», тех самых звуковых пушек, одну из которых я конфисковал у Морана, все это продавалось здесь открыто. Никто не спрашивал лицензий и не требовал разрешений. Беглые Искаженные, чьи глаза светились тем же диссонансным огнем, что и у Серафины, торговали информацией — шепотом, на ухо, с оглядкой на соседей. Отшельники, бывшие Гармонизаторы, лишенные сана и изгнанные из Синода, сидели в углах, завернувшись в лохмотья. Они предлагали услуги целителей, настройщиков резонаторов и предсказателей. Последние, впрочем, предсказывали исключительно дурное, что в условиях Разлома было самым безопасным видом пророчеств: предсказавший хорошее рисковал не оправдать доверия клиента, а клиенты здесь были обидчивые.
— Значит, нам нужен проводник, — произнесла Серафина, перекрикивая базарный гул. — Человек, который знает дорогу к Эфир-Граду и согласится провести нас туда за разумную плату.
— Или за неразумную, но тогда мы поторгуемся, — добавил я. — Проблема в том, что из всех людей на этом базаре только один, насколько мне известно, действительно бывал в окрестностях Эфир-Града и вернулся живым. И этот человек — полусумасшедший отшельник, который тридцать лет прячется от Инквизиции и не доверяет никому, включая собственную тень. Хотя тени в Разломе, как мы уже убедились, действительно ведут себя подозрительно.
Я не стал уточнять, что информацию об этом человеке почерпнул из дневника Холланда. Август упоминал некоего Грегора Скита, бывшего Техник-Мага, который еще до Диссонанса работал на правительство Тартара. После катастрофы Скит бежал в Разлом и поселился на Нижнем базаре, где промышлял торговлей артефактами и изредка, за очень большие деньги, водил смельчаков к границам Эфир-Града. Холланд собирался нанять его для своей последней экспедиции, но не успел. Инквизиция добралась до него раньше.
Я проталкивался через толпу, высматривая среди торговцев и отшельников человека, похожего на Скита. Серафина держалась чуть позади, и я слышал, как она тихо переговаривается с каким-то старьевщиком, описывая приметы. Старьевщик — беззубый, с лицом, изъеденным эфирными ожогами, — покачал головой и махнул рукой куда-то вглубь базара.
— Скит? — переспросил он, сплюнув под ноги. — Скользкий тип, долги у него. Если найдете — передайте, что Виллем не забыл.
— Непременно, — сухо ответил я и двинулся дальше, лавируя между прилавками.
У поворота к жилым контейнерам дорогу преградил здоровяк с эхо-дубинкой на поясе и татуировкой перечеркнутого камертона на предплечье — бывший Чистильщик, судя по выправке.
— Ты кто такой? — пробасил он, глядя на меня сверху вниз.
— Консультант по вопросам безопасности, — ответил я, не сбавляя шага. — Ищу старого знакомого. Грегор Скит.
— Скит здесь не принимает, — здоровяк скрестил руки на груди. — У него свои дела.
— Это ненадолго.
Здоровяк шагнул вперед, но я уже сместился вбок, используя «мерцание» — ровно настолько, чтобы оказаться у него за спиной, не привлекая лишнего внимания. Он развернулся с неожиданной для его комплекции скоростью, но тут вмешалась Серафина:
— Мы заплатим вдвое больше, чем он должен, — произнесла она, и с ее пальцев сорвались несколько искр. — Пропусти, и никто не пострадает.
Здоровяк перевел взгляд с меня на нее, что-то прикинул в уме и отступил, буркнув под нос:
— Последний контейнер в ряду. Только, если что, я вас не видел.
Скита мы нашли в дальнем конце базара, где торговали самым ценным и опасным товаром — знаниями. Его жилище представляло собой старый, проржавевший контейнер для эфирных реагентов, переоборудованный под лавку древностей. Стены контейнера были увешаны полками, на которых громоздились десятки, если не сотни артефактов. Резонансные камертоны, обломки эхо-схем, заспиртованные в банках образцы «поющего мха» редких видов, кристаллы, пульсирующие в такт вибрациям Разлома, и даже чей-то мумифицированный палец с перстнем, украшенным тартарианской руной. За прилавком, сгорбившись на расшатанном стуле, сидел человек и что-то чистил — судя по запаху, старый эхо-глушитель, давно отслуживший свое.
Грегор Скит оказался именно таким, каким его описывал Холланд: тощий, жилистый, с лицом, изрезанным глубокими морщинами, которые делали его похожим на печеное яблоко, забытое в духовке на несколько лишних часов. Его волосы, когда-то, вероятно, темные, теперь были пегими, с проседью, и торчали в разные стороны, словно он только что поскандалил с эхо-разрядом. Одет он был в засаленный жилет поверх некогда дорогой рубашки, а на носу у него сидели очки с толстыми линзами, перемотанные медной проволокой — дужка сломалась, а новую он то ли не мог купить, то ли не хотел тратить деньги на то, что можно починить. Но глаза за этими очками были острыми, цепкими, и я сразу понял, что передо мной человек, который прожил в Разломе тридцать лет и не просто выжил, а преуспел — а это, учитывая местные условия, говорило о многом.
— Грегор Скит? — осведомился я, останавливаясь перед прилавком и опираясь обеими руками на набалдашник трости.
Старик поднял глаза от своей работы, оглядел меня с ног до головы, потом перевел взгляд на Серафину и неожиданно ухмыльнулся, продемонстрировав щербатую улыбку, в которой недоставало примерно трети зубов.
— Смотря кто спрашивает, — ответил он скрипучим голосом, напоминавшим звук несмазанной тележной оси. — Если Инквизиция — то я не Грегор Скит, а скромный торговец древностями по имени... э-э-э... Маркус. Маркус Дверная-Ручка. Если клиенты — то добро пожаловать в лучшее заведение на Нижнем базаре. Второго такого все равно нет, так что определение «лучшее», не пустая похвальба, а констатация факта.
— Мы клиенты, — ответил я, доставая из внутреннего кармана фрагмент карты Холланда и кладя его на прилавок. — Нам нужен проводник. Август Холланд рекомендовал вас.
При упоминании имени Холланда лицо Скита на мгновение застыло с тем особым выражением, какое бывает у людей, услышавших имя покойника, с которым они были знакомы лично и чью смерть они предпочли бы не обсуждать. Потом он снова ухмыльнулся — но на этот раз ухмылка была менее уверенной, словно он прикидывал, сколько проблем принесут ему эти двое незнакомцев.
— Август, значит, — протянул он, откладывая глушитель. — Хороший был человек. Сумасшедший, как все одержимые, но хороший. Я слышал, его убили. Сердечный приступ, да? Очень удобный сердечный приступ. Прямо эпидемия какая-то.
— Именно поэтому мы здесь, — я слегка наклонился вперед и понизил голос. — Мы хотим закончить то, что он начал. И нам нужен человек, который знает путь.
Скит снял очки, протер их рукавом, снова водрузил на нос и уставился на меня с выражением, которое балансировало между любопытством и откровенным недоверием.
— Парень, — сказал он, — я прожил в Разломе тридцать лет, и за это время ко мне приходило, наверное, человек двадцать. Искатели приключений, одержимые ученые, сумасшедшие сектанты, пара шпионов Синода — кстати, их я сдал Искажениям, за что ни капли не извиняюсь, и все они хотели одного — попасть в Эфир-Град. Знаешь, сколько из них вернулось? Ноль. Ноль, парень. И я не то чтобы горю желанием пополнить эту статистику собственным именем.
— Однако вы ходили туда, — заметила Серафина. — Холланд писал, что вы были в окрестностях Эфир-Града и вернулись живым.
Скит перевел взгляд на нее, и его глаза на мгновение задержались на ее лице чуть дольше, чем того требовала простая вежливость, он явно заметил характерный искристый отлив в ее зрачках, выдававший Искаженную, и теперь по-новому оценивал ситуацию, просчитывая, сколько проблем могут создать два диссонансных клиента.
— Один раз, — признал он неохотно. — Двадцать лет назад. И я не то чтобы горжусь этой экспедицией, потому что из всей группы назад вернулся только я, и то не совсем целым. Хотите знать, почему? — он подался вперед и понизил голос до шепота. — Потому что там обитает Певец. Вы знаете, кто такой Певец? Нет? А я знаю. Я его слышал. И поверьте мне, нет таких денег, за которые я согласился бы услышать его снова.
— Певец — это страж Сердца Эфир-Града, — произнес я. — Архитектор-Отступник, чье тело состоит из металла и плоти, а голос убивает на расстоянии. Мы читали дневник Холланда. Мы знаем о частоте семьдесят два герца и о том, что ее можно нейтрализовать диссонансным полем. И, — я сделал паузу, позволяя Скиту осознать услышанное, — мы, возможно, единственные люди в этом городе, которые могут это сделать.
Я развернул Сферу Тишины, узко, прицельно, только вокруг прилавка, чтобы продемонстрировать Скиту свои возможности. Звуки базара исчезли, сменившись абсолютной, звенящей пустотой, и старик вздрогнул, потому что такой тишины он не слышал за все тридцать лет своего пребывания в Разломе. Даже здесь, вдали от храмовых ретрансляторов, всегда что-то звучало, гул подземных вод, вибрации «поющего мха», отдаленное эхо чьих-то шагов. Абсолютная тишина была противоестественна, и Скит, как человек, привыкший доверять своей акустической интуиции, мгновенно это оценил.
— Искаженный, — прошептал он, глядя на меня с новым выражением. — Диссонансник высшего порядка, с контролируемым полем подавления. Я думал, таких больше не осталось. Последнего, кого я встречал, Инквизиция сожгла на костре лет пятнадцать назад, и он не умел и половины того, что ты сейчас показал.
— Мой наставник умел, — ответил я, сворачивая Сферу. — И меня научил.
Скит помолчал, переваривая информацию. Потом его губы растянулись в медленной, хитрой улыбке, и я понял, что сейчас начнется торг — тот самый торг, ради которого старый пройдоха и затеял весь этот разговор, притворяясь, что его нужно уговаривать.
— Допустим, — произнес он, откидываясь на стуле и складывая руки на животе с видом человека, который перехватил инициативу и теперь будет диктовать условия, — допустим, я соглашусь провести вас к Эфир-Граду. Что я с этого получу, кроме риска быть сожранным Певцом?
— Золото, — коротко ответил я.
— Золото — это скучно, — отмахнулся Скит. — Золото я и сам могу заработать, продавая барахло туристам вроде вас. Мне нужно что-то более... существенное. Например, — он ткнул пальцем в Серафину, — твоя спутница — Искаженная, верно? И ты — Искаженный. У вашего брата есть одна полезная особенность, вы можете глушить эфирные поля. А у меня есть одна назойливая проблема — Певец, который уже много лет пытается меня найти и спеть мне колыбельную, от которой не просыпаются. Мне не нужно золото, парень. Мне нужна защита, которую могут обеспечить только Искаженные, способные создавать мертвые зоны. И еще, — он поднял палец, — если мы действительно доберемся до Эфир-Града, я хочу получить один артефакт из Сердца города. Любой, на мой выбор. Идет?
— Вы просите слишком много за услугу, которую еще не оказали, — заметила Серафина ледяным тоном, но я видел, что в ее глазах пляшут искры — верный признак того, что она заинтересована, но не хочет показывать этого.
— Я прошу ровно столько, сколько стоит моя шкура, — возразил Скит. — А она у меня, поверьте, очень ценная. Я единственный человек в Разломе, кто знает путь к Эфир-Граду не по картам, а по памяти. Без меня вы будете блуждать в этих туннелях, пока не станете ужином для «шептунов» или не наткнетесь на что-нибудь похуже, о чем вы даже не слышали. А если вы мне не верите — вон дверь, — он махнул рукой в сторону выхода. — Точнее, вон проход. Двери здесь непозволительная роскошь для честного торговца.
Я переглянулся с Серафиной, и мы обменялись тем коротким, почти телепатическим взглядом, который вырабатывается у напарников после нескольких совместных боев. Она едва заметно кивнула.
— Хорошо, — сказал я. — Мы обеспечим вам защиту от Певца на всем протяжении пути. Но артефакт — только после того, как мы найдем Сердце и разберемся с тем, что Холланд называл «батареей Кворума». И, если вы нас предадите, — я посмотрел на него поверх очков тем взглядом, который у меня выработался за годы допросов и который, как я надеялся, был достаточно выразительным, — вы узнаете, что диссонансное поле можно использовать не только для глушения, но и для активного подавления жизненных функций. Это не угроза, это информация к размышлению.
Скит посмотрел на меня, потом на Серафину, потом снова на меня — и рассмеялся. Смех у него был похож на карканье старого ворона, который нашел блестящую монетку и теперь прикидывает, куда ее спрятать.
— А ты мне нравишься, парень. Серьезно. Давно не встречал людей, которые угрожают так вежливо, что это звучит как комплимент, — он хлопнул ладонью по прилавку. — По рукам. Я проведу вас к Эфир-Граду, а вы сделаете так, чтобы Певец не сделал из меня музыкальный инструмент. Выходим завтра на рассвете — точнее, на том, что здесь заменяет рассвет, а это значит, когда мох на сводах начнет светиться розовым. Собирайте снаряжение и выспитесь. Обратно мы либо вернемся героями, либо не вернемся вовсе.
— Это вы так шутите? — уточнила Серафина.
— Я никогда не шучу о смерти, девочка, — ответил Скит, и на мгновение его лицо стало серьезным, почти мрачным. — Смерть — это единственная вещь в Разломе, которая работает безотказно. Все остальное барахлит, ломается или предает в самый неподходящий момент, но смерть — никогда.
Он снова ухмыльнулся, и серьезность исчезла так же быстро, как появилась.
— А теперь проваливайте из моей лавки. Мне нужно собрать вещи, выпить чаю и попрощаться с любимой кружкой, которую я, скорее всего, больше не увижу. У вас есть чем заплатить за ночлег? Нет? Тогда идите к старой мельнице — там сдают углы за умеренную плату или за интересную историю. Только не рассказывайте им про Эфир-Град — местные ребята нервные и могут сдать вас Инквизиции просто из суеверного страха.
Мы покинули лавку Скита и направились к указанной мельнице — ржавому сооружению, которое когда-то, вероятно, мололо зерно, а теперь служило чем-то вроде гостиницы для тех, кто в Разломе оказывался временно и нуждался в крыше над головой. Серафина шла молча, переваривая разговор, но когда мы отошли на достаточное расстояние, она произнесла задумчиво:
— Ты ему веришь?
— Верю, что он знает дорогу, — ответил я. — Верю, что он боится Певца. Верю, что он пойдет с нами, пока ему это выгодно. Но доверять ему я бы не стал. Он скользкий тип, и, если ситуация станет опасной, он сдаст нас первыми.
— Как я и думала, — Серафина вздохнула. — Значит, план не изменился.
— План не изменился, — подтвердил я. — Мы идем к Эфир-Граду, находим Сердце, выясняем, что задумали Архитекторы, и останавливаем их. Единственное, что изменилось, — теперь у нас есть проводник.
— И проводник этот — скользкий циник с черным чувством юмора.
— Да, — я поправил очки и усмехнулся. — Но в этом есть и плюс. Нам будет с кем обмениваться саркастическими репликами в свободное от драк время. А это, согласись, немаловажно.

Глава 10

Скит разбудил нас задолго до того, как поющий мох на сводах пещеры начал менять цвет с ночного фиолетового на утренний розовый. Старый контрабандист оказался на удивление пунктуальным — качество, которого я не ожидал от человека, тридцать лет прожившего в месте, где время измеряют не часами, а промежутками между кормежками Искажений. Он стоял в дверях каморки, которую мы сняли у мельника — мрачного, неразговорчивого здоровяка с эхо-дубинкой на поясе и татуировкой в виде перечеркнутого камертона на предплечье, и нетерпеливо постукивал по косяку ржавым гаечным ключом, который использовал, по-видимому, и как инструмент, и как оружие, и как дирижерскую палочку в особо торжественных случаях.
— Подъем, голубки, — проскрипел он, даже не пытаясь скрыть издевку в голосе. — Если вы планировали выспаться перед смертельно опасной экспедицией, то я вынужден вас разочаровать: в Разломе единственный способ выспаться — это умереть. Тогда спи сколько влезет, никто не потревожит, разве что «шептуны» устроят над твоим трупом акустический концерт.
— Ваше чувство юмора, Скит, — произнес я, натягивая плащ и проверяя, надежно ли закреплена повязка на плече, — это нечто среднее между некрологом и балаганной афишей. Оно бодрит, но оставляет неприятное послевкусие.
— Это не юмор, парень, — Скит ухмыльнулся щербатым ртом. — Это профессиональная деформация. Когда тридцать лет живешь в месте, где любая ошибка может стать последней, учишься шутить о смерти. Потому что если не шутить, то остается только плакать, а на плач здесь сбегаются твари похуже «шептунов».
Серафина, уже полностью одетая и вооруженная, молча проверила метательные диски в подсумке на поясе. Ее левая рука двигалась свободно, и хотя синяк еще не сошел, было видно, что ночной отдых — пусть и недолгий — пошел ей на пользу. Дикий эфир Разлома продолжал ускорять регенерацию, и я впервые задумался о том, что длительное пребывание здесь может иметь не только отрицательные последствия. Впрочем, записывать это в плюсы я не спешил. Мой наставник говорил, что эфир, как и любая сила, берет плату, и иногда эта плата оказывается непомерной.
Мы вышли из мельницы и двинулись через просыпающийся базар. Утренний рынок отличался от вечернего. Сейчас было меньше пьяных, больше деловых, и товары на прилавках другие. В основном припасы для экспедиций, сушеное мясо, фляги с очищенной водой, запасные эхо-батареи и амулеты, которые якобы отводили Искажения. Я купил у молчаливого торговца с лицом, изрезанным шрамами, три фляги воды, мешочек сушеных фруктов и пару мешочков вяленого мяса и сухарей. Серафина приобрела моток прочной веревки — «на всякий случай», как она выразилась, и мы двинулись вслед за Скитом к выходу с базарной площади.
Дорога, которую Скит назвал Тропой Костей, начиналась сразу за последними хибарами Нижнего базара. Это была древняя тартарианская магистраль, вымощенная шестиугольными плитами из «поющего металла»; плиты эти, в отличие от музейных образцов, были покрыты толстым слоем пыли и грязи, но под грязью все еще угадывался сложный узор из рун и направляющих линий. При каждом шаге плиты отзывались низкой, едва слышной вибрацией, и я чувствовал эту вибрацию сквозь подошвы ботинок, словно дорога проверяла, достойны ли мы идти по ней. Где-то здесь, насколько я помнил из архивов, проходил главный торговый путь Тартара, соединявший столицу с внешними городами, и тысячи людей ходили по этим плитам ежедневно, пока однажды все они разом не исчезли.
Скит шагал впереди размашистой, немного развинченной походкой, которая совершенно не вязалась с его возрастом и худобой. Он двигался так, словно родился в Разломе, и каждый камешек, каждый выступ скалы был ему знаком. Время от времени он останавливался, прикладывал палец к губам и прислушивался. Скорее всего он слушал вибрации, которые я едва различал даже своим тренированным восприятием, и затем либо кивал, либо менял направление, уводя нас в обход невидимых ловушек.
— Тартарианцы строили на совесть, — произнес он, не оборачиваясь. — Этой дороге больше двухсот лет, а она все еще держит нагрузку. Видите руны на плитах? Это не просто украшения — это резонансные стабилизаторы. Они гасили колебания от тяжелых экипажей и не давали дороге разрушаться. Сейчас, конечно, стабильно работают вхолостую, но кое-где еще можно почувствовать остаточное поле. Если положить руку вот сюда, — он наклонился и коснулся одной из плит, — можно услышать эхо последнего экипажа, который проехал здесь перед Диссонансом.
Я прикоснулся к плите кончиками пальцев, но «чтение по кости» решил не активировать. После вчерашнего истощения и встречи с Валеном мой резерв был на исходе, и тратить его на исторические изыскания было бы глупо. Однако даже поверхностного касания хватило, чтобы почувствовать остаточную вибрацию — слабую, как сердцебиение умирающего, и такую же печальную.
— Сколько людей пыталось пройти этим путем? — спросила Серафина, оглядывая туннель.
— Много, — ответил Скит. — Очень много. И большинство из них остались здесь навсегда.
Он указал вперед, и я увидел то, что поначалу принял за груду камней у стены туннеля. Это были не камни. Это были кости — человеческие останки, беспорядочно сваленные в нише, словно кто-то собирал их специально, очищая дорогу для следующих путников. Черепа, ребра, фаланги пальцев — все они были старыми, выбеленными временем и эфирными выбросами, но кое-где еще виднелись обрывки истлевшей одежды и ржавые пряжки от ремней. Я насчитал не меньше дюжины скелетов, прежде чем отвел взгляд от этого зрелища.
— Первая экспедиция, — прокомментировал Скит будничным тоном, каким обычно рассказывают о погоде. — Лет двадцать пять назад, если не ошибаюсь. Богатый купец из Верхнего города решил найти Эфир-Град и разграбить его. Нанял десяток наемников, закупил снаряжение, нанял проводника — не меня, другого парня, который тоже считал себя самым умным. Никто не вернулся. Через год нашли их останки — то, что от них осталось после «шептунов». С тех пор это место и называют Тропой Костей.
— Оптимистично, — заметил я. — Вы всегда водите клиентов мимо груд скелетов, чтобы поднять им настроение?
— Я всегда вожу клиентов мимо груд скелетов, чтобы они понимали, с чем имеют дело, — парировал Скит. — Страх — отличный мотиватор. Испуганный человек внимателен, а внимательный человек живет дольше. По крайней мере, в Разломе.
Мы продолжили путь. Дорога постепенно поднималась, уводя нас от базара все дальше в Глубинный Разлом, и воздух становился плотнее, насыщеннее эфиром, так что каждый вдох отдавался в легких странным покалыванием. Стены туннеля сузились, и теперь мы шли гуськом. Скит впереди, Серафина за ним, я замыкающим. Поющий мох на стенах светился ровным синим светом, и его свечение было достаточно ярким, чтобы не пользоваться эхо-фонарем, но недостаточно ярким, чтобы разогнать тени, которые скапливались в нишах и за выступами скал. В этих тенях что-то шевелилось — не Искажения, нет, а более мелкая фауна Разлома. Слепые многоножки, бледные пауки, плетущие паутину из застывшего эфира, и какие-то студенистые комки, перекатывающиеся с места на место при нашем приближении.
— Скит, — позвал я, когда мы сделали короткий привал у подземного ручья, чья вода была кристально чистой, но отдавала металлическим привкусом, — что вы видели там, у Эфир-Града? Холланд писал, что город цел. Это правда?
Старик долго молчал, набирая воду в видавшую виды флягу с помятой пробкой. Когда он заговорил, его голос звучал иначе, без обычной издевки, глухо и серьезно, словно он вспоминал то, что предпочел бы забыть навсегда.
— Я видел его издалека, — произнес он наконец. — Двадцать лет назад, когда еще был молод и глуп. Мы шли впятером: я, двое Техник-Магов, один Искаженный — тогда еще «Шепот» был в зачатке, но ребята уже помогали таким, как он, — и проводник, старый отшельник, который клялся, что знает безопасный путь. Мы шли две недели — примерно столько же, сколько займет путь у нас, если повезет, — а потом вышли на край уступа, и я увидел его. Эфир-Град — он не мертвый, парень. Он цел. Башни, купола, мосты — все на месте. И он светится — собственным светом, не от мха и не от фонарей. Он ждет.
— Ждет чего? — спросила Серафина, и ее голос дрогнул.
— Не знаю, — Скит покачал головой. — Может, ждет, когда кто-нибудь разбудит его. Может, ждет, когда Архитекторы окончательно сдохнут и можно будет выйти на поверхность. А может, — он покосился на нас, — ждет именно вас.
— Почему нас? — я прищурился.
— Потому что вы — Искаженные. Потому что такие совпадения не бывают случайными, — он пожал плечами. — Я старый циник, парень, но за тридцать лет в Разломе я кое-что понял. Здесь нет ничего случайного. Каждая встреча, каждая находка, каждая смерть — все часть какого-то плана. Только я не знаю, чьего.
Мы шли еще несколько часов, прежде чем Скит объявил привал на ночлег. Для стоянки он выбрал небольшую боковую пещеру, которая когда-то, вероятно, служила складом придорожного поста тартарианцев: стены здесь были облицованы все теми же шестиугольными плитами, а в углу сохранился остов металлического стеллажа, давно проржавевшего и покореженного временем. В центре пещеры Скит развел костер из сухого мха и обломков деревянных подпорок, которые мы собрали по пути. Мох горел странным, зеленоватым пламенем, потрескивая и выбрасывая в воздух крошечные искры, но тепло давал вполне приличное. Я сидел у костра, вытянув ноги к огню и прижимая к плечу импровизированный компресс — тряпицу, смоченную холодной водой из ручья, которая немного унимала боль.
Скит достал откуда-то мятую медную флягу, отхлебнул, крякнул и, поймав мой взгляд, пояснил с той же щербатой ухмылкой, которая уже начинала меня раздражать:
— Лекарство. От всех болезней, включая страх, неуверенность и чрезмерное благоразумие. Гонит кровь, прочищает резонаторы и придает голосу ту самую хрипотцу, за которую меня так любят на базаре.
— Судя по запаху, это лекарство также способно прожечь дыру в желудке, — заметил я, устраиваясь поудобнее. — И, возможно, в полу.
— Желудок — дело наживное, — философски заметил Скит. — А хорошее настроение — штука редкая. Не хотите?
Серафина неожиданно протянула руку и взяла флягу. Сделала глоток, поморщилась, но лекарство не вернула. Я воздержался. Мой наставник Джиан Вэй говорил, что алкоголь притупляет диссонансное восприятие, а в Разломе это восприятие единственное, что стоит между нами и смертью. Впрочем, Серафине, кажется, алкоголь только помогал. Ее искры после глотка стали ярче, а взгляд — острее, словно спиртное подпитывало ее огонь, а не гасило его.
— Скит, — произнесла она, отставляя флягу, — а что случилось с той экспедицией, двадцать лет назад? Ты сказал, что из пятерых выжил только ты. Как?
Старик долго молчал, глядя в огонь, и его лицо в зеленоватом свете казалось лицом покойника, такое же осунувшееся, изборожденное тенями, лишенное красок. Когда он заговорил, его голос звучал иначе — без обычной издевки, глухо и серьезно, словно он вслушивался в собственные слова и не до конца верил им.
— Певец, — ответил он наконец. — Мы были в двух шагах от города, когда он появился. Я не знаю, был ли он человеком когда-то. Думаю, да — один из Архитекторов, которые не захотели умирать и превратили себя в стража Сердца. Он поет, и от его песни сворачивается кровь. Частота, которую не слышишь ушами, но чувствуешь всем телом, — та самая, семьдесят два герца, только медленнее, тягучее, как похоронный марш. Мы не были готовы. Наш Искаженный попытался глушить его, но не хватило сил. Его разорвало изнутри, я видел это собственными глазами. Техник-Маги погибли через минуту. Проводник побежал — и пропал в туннелях. Я выжил, потому что успел нырнуть в расщелину и завалить вход. Просидел там двое суток, пока Певец не ушел. И еще неделю выбирался обратно.
Он снова отхлебнул из фляги и продолжил, глядя куда-то в темноту за пределами костра:
— Я не трус, парень. За свою жизнь я делал вещи, за которые Архитекторы сожгли бы меня заживо, а потом еще раз — для верности. Но Певец — это другое. Это не враг, которого можно перехитрить или переждать. Это — живая песня смерти, и я до сих пор слышу ее в кошмарах.
— Но вы все равно пошли с нами, — заметил я.
— Пошел, — согласился Скит. — Потому что двадцать лет — достаточный срок, чтобы понять, что страх не проходит. Он просто становится привычным, как старая рана. И единственный способ избавиться от него — снова встретиться с тем, что его вызвало. Я старый человек, и мне надоело бояться. Если Певец убьет меня — что ж, по крайней мере, я умру, глядя ему в лицо, а не прячась под прилавком.
Он замолчал, и тишину нарушало только потрескивание мха в костре. Серафина подбросила в огонь еще одну ветку, и пламя на мгновение вспыхнуло ярче, осветив своды пещеры и наши лица.
— Я никогда не думала, что страх можно победить, — тихо сказала она, и я понял, что она говорит не столько Скиту, сколько себе самой. — Я всегда считала, что страх — это слабость, которую нужно прятать. Но ты прав, он просто становится привычным.
— Это не слабость, девочка, — ответил Скит. — Это инстинкт. Бояться нормально. Ненормально — давать страху решать за тебя. Твой парень, — он кивнул в мою сторону, — похоже, давно это понял. Я таких сразу вижу. Вы оба ходячие сгустки ужаса, которые научились танцевать со своим страхом, а не убегать от него.
Я хотел ответить, но не успел. В тот же миг поющий мох на стенах пещеры начал менять цвет, резко, без перехода, с ровного синего на тревожный оранжевый. Скит мгновенно вскочил, выхватывая из-за пояса эхо-глушитель, и я отметил, что старик двигается быстрее, чем можно ожидать от человека его возраста.
— Тихо, — прошептал он одними губами. — Не двигайтесь. Не дышите.
Я замер, разворачивая Сферу Тишины вокруг нашей троицы. Обычно моя сфера была невидима, но здесь, в насыщенном эфиром воздухе, она проявилась как легкое мерцание, едва заметное глазу, — тонкая пленка, отделяющая нас от остального мира. Серафина тоже замерла, но я видел, что ее пальцы уже сжимают метательный диск, готовые метнуть его в любой момент.
Искажение, которое Скит назвал «тихим», отличалось от «шептуна», встреченного нами ранее. Оно было почти невидимым — только по легкому искажению воздуха, как над раскаленной мостовой в летний полдень, можно было догадаться о его присутствии. Оно не издавало звуков, не светилось, не реагировало на мох. Оно просто двигалось — медленно, неотвратимо, как подводное течение, и там, где оно проходило, температура падала настолько резко, что из наших ртов вырывались облачка пара. Я почувствовал, как холод пробирается сквозь Сферу Тишины — не физический холод, а эфирный, высасывающий энергию из всего живого. Моя Сфера, ослабленная недавним ранением и общей усталостью, начала истончаться, и я понял, что долго не продержусь.
И в этот момент Серафина сделала то, чего я не ожидал. Она не стала ждать, пока «тихое» приблизится, не стала полагаться на мою защиту. Она щелкнула пальцами — и вокруг нее вспыхнул свет. Не ослепительная боевая вспышка, которую она использовала против Чистильщиков, а нечто иное: множество крошечных, дрожащих огоньков, похожих на светлячков, разлетевшихся во все стороны. Они заполнили пещеру, озарили каждый угол, каждую трещину, — и в этом свете я увидел «тихое» во всей его жуткой красе.
Это был не сгусток тумана. Это было существо, состоящее из переплетенных нитей — тонких, полупрозрачных, напоминающих то ли щупальца, то ли корни, то ли оборванные струны какого-то чудовищного музыкального инструмента. Оно занимало почти всю пещеру, раскинувшись от пола до свода, и сердцевина его пульсировала в центре — плотное ядро, которое, видимо, и было уязвимой точкой. Свет Серафины облепил его, заставил светиться изнутри, и «тихое» замерло, дезориентированное, растерянное, лишенное своей главной защиты — невидимости.
— Бей в ядро! — крикнула Серафина, и в ее голосе звенел азарт, смешанный с болью от напряжения. Я видел, как по ее рукам пробегают разряды, обжигая кожу, как искры вылетают из волос и гаснут в холодном воздухе пещеры.
Я не стал тратить время на раздумья. Клинки воли — те самые, которые я впервые применил против Валена, — сорвались с моих пальцев и устремились к ядру. Два полупрозрачных лезвия, поющие на частоте, способной резать материю, вонзились в центр существа и разорвали его с оглушительным, но беззвучным хлопком — как если бы лопнула струна колоссальных размеров, только звук этот слышали не уши, а все тело разом. «Тихое» дернулось, замерло, а потом начало рассыпаться — медленно, как здание под действием времени, ускоренного в сотни раз. Его нити истончались, рвались, обращались в пыль и оседали на пол серым, невесомым пеплом, который при первом же дуновении ветра поднялся в воздух и исчез.
Через минуту в пещере не осталось ничего, кроме нас троих и остывающего пепла, кружащегося в воздухе, словно грязный снег. Серафина тяжело дышала, опустившись на одно колено и прижимая руки к груди. Ее лицо было бледным, а вокруг глаз залегли тени, которых не было минуту назад. Но она улыбалась — слабо, устало, но гордо.
— Я видела его, — прошептала она. — Я видела его целиком. Мои искры отражаются от эфирных тел, я этого раньше не знала, думала, что они просто светятся, но они отражаются, и я видела каждую нить, каждое щупальце, каждое ответвление, словно подсветила чертеж.
— Акустическая томография, — сказал я, помогая ей подняться. — Ты заставила его тело резонировать на частоте света. Это новый уровень твоих способностей.
— Я просто хотела его увидеть, — она усмехнулась бледными губами, и ее дыхание все еще было неровным. — Остальное — импровизация.
— Браво, девочка, — Скит убрал эхо-глушитель и отвесил поклон, картинный и неуклюжий одновременно. — За тридцать лет я не видел никого, кто мог бы заставить «тихого» показать себя. Они — бич Глубинного Разлома, потому что их нельзя заметить, пока они не начинают жрать. А ты его засветила, как фонарь. С таким талантом тебе надо вести экспедиции.
— Спасибо за предложение, но я предпочитаю компанию этого зануды, — она кивнула в мою сторону и, опершись на мою руку, выпрямилась.
Я ничего не сказал, но про себя отметил, что Серафина только что перешла на новый уровень контроля над своим диссонансом. И это, учитывая близость Эфир-Града, могло оказаться решающим фактором в грядущей встрече с Певцом.
Расположившись на ночлег, я рассматривал пещеру и случайно мой взгляд упал на кучу пыли у дальней стены и нечто, выделявшееся на фоне обычного каменного мусора. Я поднялся и пошел проверять. Это был кожаный переплет, полуистлевший, но сохранивший форму книги. Я поднял находку, стряхнул с нее пыль и раскрыл. Похоже на дневник. Почерк был неровным, торопливым, строчки прыгали, а местами чернила расплывались — то ли от сырости, то ли от слез, то ли от того и другого сразу. На первой странице значилось: «Экспедиция Фердинанда Ройса, 47-й год от Великого Диссонанса», что по нашему летоисчислению соответствовало примерно середине прошлого века.
Я пролистнул несколько страниц. Записи становились все более отрывистыми и тревожными, а ближе к концу превратились в едва читаемые каракули, нацарапанные явно второпях:
«Мы нашли его. Город цел. Он поет. Мы слышим песню, и она прекрасна, но проводник говорит, что это ловушка. Архитекторы не погибли — они здесь, в городе, и они ждут. Певец охраняет вход. Мы попытаемся пройти. Если вы читаете это — молитесь за нас. Оно поет, и я не могу заткнуть уши...»
Последняя фраза обрывалась кляксой, которая растеклась на полстраницы, и дальше шли пустые листы — пожелтевшие, покоробленные, но так и не заполненные. Я закрыл дневник и убрал его в заплечный мешок. Серафина вопросительно посмотрела на меня, но я покачал головой. Позже.
Ночь прошла спокойно — насколько вообще может быть спокойной ночь в Разломе, где тишина обманчива, а темнота живая. Мы по очереди дежурили у костра, и моя смена выпала на середину ночи, когда мох на сводах светился глубоким фиолетовым, почти черным. Я сидел, глядя в огонь и прокручивая в голове дневник Фердинанда Ройса. Пятьдесят лет назад экспедиция дошла до Эфир-Града и была уничтожена. Двадцать лет назад Скит потерял всю группу. Теперь идем мы, вооруженные знаниями, способностями и тем, что Скит назвал «танцем со страхом». У нас больше шансов, чем у предыдущих — или по крайней мере так казалось.
Серафина спала рядом, завернувшись в плащ, и ее лицо во сне было удивительно спокойным — без обычных резких складок у рта и напряженных скул. Скит храпел в своем углу, и его храп был единственным звуком, который не заставлял меня настораживаться. Я пошевелил угли в костре и невольно вспомнил другую ночь — много лет назад, когда Джиан Вэй сидел у такого же костра где-то в горах за городом и рассказывал мне о сути Искаженных.
«Мы — не ошибка природы, Калеб, — говорил он, и его голос звучал как далекий колокол. — Мы — естественная реакция эфира на человеческую глупость. Когда Архитекторы создали резонаторы и начали высасывать эфир, мир ответил. Мы — голос мира, который отказывается молчать. Нас пытаются уничтожить, потому что мы напоминаем системе о ее первородном грехе. Но нас становится больше, и однажды голос станет достаточно громким».
Тогда я не понял его слов. Теперь, сидя в пещере на Тропе Костей, я начинал понимать. Я думал о тех, кто шел до нас и остался лежать у дороги — их кости были немым укором системе, которая предпочла забыть о Тартаре и о том, что случилось с его жителями. Я думал о тех, кто еще живет на поверхности и понятия не имеет, что их энергия, их молитвы, их песни питают тех, кто однажды уже уничтожил целую цивилизацию.
Завтра мы двинемся дальше. До Эфир-Града оставалось, по подсчетам Скита, около недели пути — если не случится ничего непредвиденного. Но в Разломе непредвиденное случалось с регулярностью, какой позавидовали бы часы на башне Гильдии. И поэтому я не строил планов дальше следующего утра.


Глава 11

Тартарианское убежище, которое Скит выбрал для третьей ночевки, разительно отличалось от всего, что мы видели в Разломе прежде. Это была не природная пещера, не грубо вырубленный в скале отнорок и не ржавый остов какого-нибудь промышленного контейнера, приспособленного под жилье местными обитателями. Это было полноценное подземное здание, построенное с тем же вниманием к деталям и с той же одержимостью акустической гармонией, которая отличала всю тартарианскую архитектуру. Стены здесь были облицованы уже знакомыми шестиугольными плитами из «поющего металла», но в отличие от дорожного покрытия, истертого веками, эти плиты сохранили первоначальный блеск — тусклый, приглушенный, но все еще различимый. На них угадывался сложный узор из рун, который при моем приближении начинал слабо светиться, реагируя на диссонансное поле. Потолок убежища был сводчатым, с идеально рассчитанной акустической геометрией: звук здесь не отражался хаотично, а мягко рассеивался, словно помещение было спроектировано для того, чтобы в нем можно было говорить шепотом, не опасаясь быть подслушанным.
Посередине зала располагалось углубление, явно предназначавшееся для костра — древние строители продумали даже систему вентиляции, и тонкие каналы в своде до сих пор работали, отводя дым куда-то в толщу скалы. Вдоль стен тянулись каменные скамьи с остатками истлевшей обивки, а в дальнем конце убежища темнел проем, ведущий в смежную комнату — вероятно, спальню или хранилище припасов, судя по сохранившимся фрагментам металлических стеллажей. Убежище выглядело так, словно его покинули в спешке, но не в панике. Вещи были собраны, мусор отсутствовал, и только толстый слой пыли, покрывавший пол и скамьи, указывал на то, что здесь никого не было уже очень, очень давно.
— Тартарианский дорожный пост, — пояснил Скит, разводя костер в центральном углублении. Сухой мох занялся легко, и по залу поплыл знакомый зеленоватый свет, смешиваясь с голубоватым свечением рун на стенах. — Такие строили вдоль главных магистралей через каждые двадцать миль. Путники могли отдохнуть, пополнить припасы, настроить экипажи. После Диссонанса большинство постов разрушилось или ушло под землю, но этот сохранился — слишком глубоко, даже Искажения не добрались.
— Или добрались, но не захотели связываться, — заметила Серафина, проводя ладонью по рунной кладке. Плиты отзывались на ее прикосновение теплым светом, и я видел, как искры с ее пальцев перетекают в металл, заставляя руны пульсировать быстрее. — Здесь все пропитано эфиром. Такое чувство, что здание живо.
— Тартарианцы строили на совесть, — Скит достал из заплечного мешка котелок и принялся колдовать над ужином — какая-то похлебка из сушеного мяса и кореньев, которую он называл «путниковым варевом» и которой явно гордился. — Их архитекторы умели вплетать эфирные схемы прямо в камень. Здание, которое стоит на правильной частоте, может простоять тысячу лет без трещины. Жаль, что секрет утерян.
— Не утерян, — возразил я. — Синод до сих пор использует тартарианские схемы при строительстве храмов. Просто они называют это «божественной гармонией» и делают вид, что сами придумали.
Скит хмыкнул и ничего не ответил. За годы жизни в Разломе он явно привык не комментировать политические выпады своих клиентов — то ли из осторожности, то ли из равнодушия, то ли из того и другого сразу.
После ужина, который оказался на удивление съедобным, Скит завалился спать в углу, завернувшись в драный плащ. Его храп, низкий, вибрирующий, с характерным присвистом, вскоре наполнил убежище, и я поймал себя на мысли, что этот звук действует почти успокаивающе. По крайней мере, пока старик храпит, он жив, а пока он жив, у нас есть проводник. Мы с Серафиной остались у костра. Я сидел на каменной скамье, вытянув ноги к огню и рассеянно поглаживал набалдашник трости, привычка, выработавшаяся за годы практики, когда нужно было думать, а думать не хотелось. Серафина устроилась рядом, положив голову мне на здоровое плечо. Ее дыхание было ровным, но я знал, что она не спит. Слишком напряжена.
— О чем думаешь? — спросила она тихо, не поднимая головы.
— О том, что тартарианцы строили убежища с идеальной акустикой, но не предусмотрели защиты от храпа, — ответил я. Серафина тихо фыркнула. — Точнее, об этом я думаю последние полчаса. До этого, думал о том, что будет, если мы действительно доберемся до Сердца Эфир-Града.
— И что ты решил?
— Ничего. Я не строю планов дальше завтрашнего утра. Это плохая привычка — заглядывать слишком далеко вперед, когда настоящее нестабильно. Мой наставник говорил: «Будущее — это иллюзия, которую мы создаем, чтобы оправдать настоящее». Джиан Вэй вообще любил изрекать такие вещи, от которых хотелось то ли медитировать, то ли напиться.
— Твой Джиан Вэй, — Серафина приподняла голову и посмотрела на меня, — никогда не говорил тебе, что ты имеешь право на что-то, кроме борьбы?
Я помолчал, обдумывая ее слова. Джиан Вэй действительно редко говорил о наградах — только о долге, о дисциплине, о необходимости контролировать внутренний хаос и направлять его вовне. «Ты — не меч, Калеб, — сказал он однажды, когда мне было лет семнадцать и я в очередной раз проиграл спарринг, потому что пытался атаковать слишком яростно. — Меч ломается, если бить им слишком сильно. Ты — камертон. Твоя задача — не разрушать, а настраивать. И первое, что ты должен настроить, — это самого себя». Тогда я не оценил метафору, но с годами она стала частью моего внутреннего кодекса.
— Нет, — ответил я наконец. — Он говорил, что награда — это следующий бой. И что покой нам только снится. Судя по тому, что мы здесь делаем, он был прав.
Серафина вздохнула и снова опустила голову мне на плечо. Ее левая рука лежала поверх моей, и я чувствовал тепло ее пальцев даже сквозь перчатку. Искры, которые обычно пробегали по ее коже в моменты волнения, сейчас не появлялись — она была спокойна, насколько вообще может быть спокоен человек в Глубинном Разломе, в двух днях пути от легендарного мертвого города и в паре часов — от Певца.
— Я никогда не верила, что можно изменить систему, — произнесла она тихо, почти шепотом. — Когда мне было десять, на моих глазах убили родителей. Потом брата. Потом и женщину, которая меня спасла и привела в «Шепот». Я видела, как Гармонизаторы сжигают Искаженных на площадях под пение гимнов. Видела, как Архитекторы покупают и продают людей, словно это скот. Мир прогнил насквозь, Калеб. Не в каком-то метафорическом смысле, а в самом буквальном — в нем нет ни одного здорового органа. Мы не герои, мы падальщики, подбирающие крохи, которые система роняет по недосмотру. Ты ловишь маньяков по ночам, я поджигаю склады контрабандистов, но систему это не меняет. Завтра на месте одного маньяка вырастет трое, а вместо сожженного склада построят два новых. Это бесконечная война, в которой нельзя победить.
Я долго молчал, глядя в огонь и перебирая ее слова, как четки. Потом произнес, тщательно подбирая каждое слово:
— Может быть. Но даже падальщик может выгрызть гнилое мясо так, чтобы осталось место для чего-то живого. Мы не изменим систему за один день, Серафина. Даже за год, даже за десять лет не изменим. Но если мы остановим Кворум, если разбудим Эфир-Град и покажем людям правду, которую Синод скрывал два столетия, — система даст трещину. И в эту трещину прорастет что-то новое. Не мы, так другие. Главное, чтобы трещина появилась.
— Звучит как план, — она усмехнулась, но усмешка вышла невеселой. — План, в котором мы расходный материал. Мы умрем, но трещина останется. Очень вдохновляюще, Вэллс.
— Я не говорил, что мы умрем, — возразил я. — Я сказал, что даже если мы умрем, это не будет бессмысленно. Но я предпочел бы выжить. Хотя бы затем, чтобы посмотреть на лицо Инквизитора Валена, когда тот узнает, что «диссонансная тварь» все-таки добралась до его секретов, а он не смог ее остановить, несмотря на все свои голосовые связки и пафосные речи. Удовольствие, которое я предвкушаю, возможно, мелкое и недостойное просветленного адепта «Ти-Шен», но я никогда и не утверждал, что достиг просветления.
Она тихо рассмеялась, и от ее смеха руны на стенах засветились чуть ярче. Я чувствовал тепло ее тела, слышал ее дыхание, ощущал легкое покалывание ее диссонансного поля — все это складывалось в странное, почти забытое ощущение покоя. Не мира — мира здесь не было и быть не могло, а именно покоя, краткой передышки между боями, когда можно на минуту расслабиться и представить, что мы просто мужчина и женщина, а не два Искаженных, за которыми охотится самая могущественная организация в истории Города.
— Если мы выживем, — произнесла Серафина, и ее голос изменился, стал мягче, интимнее, — что ты будешь делать?
— Открою новое дело, — ответил я. — У меня на столе уже лежит запрос от купеческой гильдии. Кто-то подделывает эхо-схемы для бытовых приборов, и гильдия теряет прибыль. Скучное, спокойное расследование с минимумом драк. Возможно, даже без единого покушения на мою жизнь.
— А я думала, ты скажешь что-нибудь романтичное.
— Романтика — это когда обещают звезды с неба и вечную любовь. Я же обещаю только то, что могу выполнить. Например, завтрак. Я приготовлю завтрак — настоящий, не походное варево Скита, а нормальную еду из продуктов, которые не были сушеными трижды. Яйца, бекон, свежий хлеб, может быть, даже овощи, если на рынке будет хороший завоз. И чай. Много чая, правильной температуры и с правильной заваркой.
— Это самое романтичное, что я от тебя слышала, — она подняла голову и посмотрела на меня с тем выражением, которое я научился распознавать за последние недели. В ее зеленых глазах плясали искры, те, что появлялись, когда она была по-настоящему счастлива. — Завтрак. Обещание завтрака — это то, ради чего стоит выжить.
— Я знал, что ты оценишь.
Она потянулась ко мне, и все остальное исчезло: костер, руны, храп Скита, холод Разлома, близость Певца, груз прошлого и неопределенность будущего. Остались только мы вдвоем в этом древнем убежище, построенном цивилизацией, которая тоже когда-то верила в свое бессмертие и ошиблась. Ее поцелуй был иным, чем тогда, в моей квартире на улице Медных Труб, после нападения Чистильщиков. Тот поцелуй был жестким, отчаянным, почти агрессивным — два раненых зверя, ищущих утешения в боли и крови. Этот был глубже, медленнее. В нем было не отчаяние, а надежда — та самая надежда, которую она только что отрицала и которую я только что защищал. Ее рука легла на мою шею, вторая, еще не до конца зажившая, скользнула по плечу, и я забыл о ране, о боли, о Валене с его проклятиями и о всем остальном.
Наши диссонансные поля соприкоснулись и сплелись в знакомую, ни на что не похожую гармонию. В прошлый раз я сравнил это с музыкой, но теперь понял, что ошибался, это была не музыка, а тишина. Та самая тишина, которую я создавал своей Сферой, но иная — не пустота, не отрицание звука, а наполненная, живая тишина, в которой было место только для нас двоих. Я чувствовал ее эфирное поле каждой клеткой тела. Легкое покалывание, тепло, вибрацию на частоте, которую невозможно измерить приборами. Искры с ее пальцев перетекали на мою кожу и гасли, не причиняя боли, словно признавая меня своим, и это было странно, потому что раньше ее искры всегда немного обжигали, даже когда она этого не хотела.
— Ты светишься, — прошептал я, и это не было метафорой. В темноте убежища, освещаемого только углями костра и бледным светом рун, ее кожа действительно испускала мягкое, золотистое сияние, похожее на свет далеких звезд, видимых только в полной тьме.
— Это ты виноват, — ответила она, и ее губы изогнулись в улыбке. — Твой диссонанс резонирует с моим. Я никогда... — она замолчала, подбирая слова. — Я никогда не чувствовала, что кто-то может быть на одной волне со мной. Все, кого я знала, либо боялись меня, либо пытались использовать. А ты — ты просто здесь. И это самое странное, что со мной случалось.
— Я тоже никогда не думал, что встречу кого-то, с кем можно не притворяться, — признался я, и это признание далось мне труднее, чем любой бой с Чистильщиками. — Джиан Вэй учил меня контролю. «Контролируй свой диссонанс, контролируй свои эмоции, контролируй свое лицо», — твердил он каждый день. Я так привык носить маску, что забыл, каково это — быть без нее. А ты пробила эту маску в первый же день, когда ворвалась в мой офис и потребовала, чтобы я помог тебе с расследованием. Помнишь?
— Ты тогда сказал, что я испорчу тебе утро, — она усмехнулась.
— Ты его испортила, — подтвердил я. — Но потом оказалось, что испорченное утро — это не такая уж большая цена за то, чтобы рядом был человек, которому не нужно врать.
Она ничего не ответила, только прижалась крепче, и мы лежали так, глядя в темноту и слушая, как угли в костре догорают, превращаясь в пепел. Скит по-прежнему храпел в своем углу, и его храп, который раньше раздражал, теперь казался почти родным — знакомый звук в чужом, враждебном мире. Я думал о том, что завтра нам предстоит встреча с Певцом, и о том, что наши шансы на выживание, если верить статистике, примерно один к двадцати. Но эта мысль не вызывала страха, а только холодную, спокойную решимость, которую Джиан Вэй называл «состоянием камертона». Когда камертон настроен и готов звучать, ему не важно, услышат ли его — важно, чтобы он звучал чисто.
Где-то в глубине Разлома, на самой границе слышимости, возник звук. Сначала я принял его за гул подземных вод или за вибрацию «поющего мха» — обычный шумовой фон, к которому мы уже привыкли за время пути. Но этот звук был другим, он нарастал медленно, неуклонно, как прилив, и в нем была структура. Одна-единственная нота, низкая и глубокая, которая звучала где-то далеко впереди, но отдавалась во всем теле, заставляя кости вибрировать в такт.
Стены убежища задрожали. Мелкая пыль посыпалась с потолка, и руны на плитах засветились ярче, реагируя на внешнее воздействие. Я сел, мгновенно сбрасывая остатки дремы, и нашарил трость. Серафина тоже была на ногах — ее глаза горели тем самым огнем, который предвещал боевую готовность, и искры уже срывались с кончиков пальцев, оставляя в воздухе крошечные светящиеся следы.
— Певец, — прошептал я, и это не было вопросом.
Скит проснулся мгновенно, так, словно и не спал, а просто ждал этого звука все последние часы. Его лицо, обычно насмешливое, стало серым, как пепел в костре, а глаза широко раскрытыми, безумными, как у человека, услышавшего собственный смертный приговор.
— Он близко, — голос старика дрожал. — Слишком близко. Мы не дошли до города, а он уже здесь. Этого не должно быть, он не покидает Сердце, он никогда не покидает Сердце, если только...
— Если только что? — спросила Серафина, сжимая в руке метательный диск.
— Если только его не послали за нами, — закончил Скит.
Нота повторилась, и на этот раз она была громче, ближе, отчетливее. Семьдесят два герца, частота сердечного сокращения, модулированная в убийственный импульс, — я узнал ее мгновенно, потому что уже слышал в особняке брата Петроса и в крипте Собора, когда Вален пытался разорвать мне сердце. Но там это был удар, резкий и короткий, а здесь — непрерывный, тягучий, как бесконечный похоронный марш, который вползал в каждую клетку, заставляя кровь вибрировать в жилах, а сердце сбиваться с ритма. Я развернул Сферу Тишины, расширяя ее до предела, до пяти метров в диаметре, и нота стихла, превратившись в далекое, приглушенное гудение. Но даже сквозь сферу я чувствовал эфирное давление, которое продолжало нарастать.
Певец приближался. И он знал, что мы близко.

Глава 12

Он появился не из туннеля, как мы ожидали, и не из темноты, сгустившейся за пределами костра. Певец вышел из стены — в буквальном смысле слова. Каменная кладка древнего убежища пошла рябью, словно поверхность пруда, в который бросили камень, и сквозь нее проступила фигура, сотканная из металла, плоти и голубоватого эфирного свечения, пульсирующего в такт той самой ноте. Это было настолько противоестественно — наблюдать, как твердая материя расступается перед существом, словно занавес перед актером, что на мгновение я забыл о Сфере Тишины и о всех тех уроках, которые вдолбил мне Джиан Вэй. Забыл о боевых стойках, о тактике, о здравом смысле. Осталось только чистое, первобытное изумление — чувство, которое я не испытывал с тех пор, как двенадцатилетним мальчишкой впервые увидел, как мастер «Ти-Шен» голыми руками разбивает камень.
Певец был огромен. Не настолько, чтобы не пройти в туннель — Архитекторы, создававшие его, явно учитывали практические ограничения, — но достаточно, чтобы занимать собой все пространство. Метра два с половиной в высоту, не меньше, и сложен как статуя, которую некий безумный скульптор взял за основу, а потом начал добавлять детали, противоречащие и анатомии, и здравому смыслу. Его тело представляло собой коллаж из человеческих и нечеловеческих элементов: торс, обтянутый серой, пергаментной кожей, сквозь которую просвечивали ребра — металлические, не костяные, с выгравированными на них эфирными схемами; руки, одна из которых заканчивалась кистью с длинными, суставчатыми пальцами, а другая представляла собой сплошной массив резонансных кристаллов, сросшихся в подобие клинка. Ноги его были непропорционально длинными и заканчивались не ступнями, а копытами из «поющего металла» — при каждом шаге они издавали низкий гул, от которого вибрировал пол. Но самым страшным было лицо — вернее, то, что осталось от лица. Вместо глаз — две впадины, заполненные холодным голубым огнем, который горел ровно, не мигая, словно пламя масляной лампы в безветренную ночь. Вместо рта — прорезь, из которой исходил свет, и этот свет пульсировал в такт ноте, как если бы он пел не голосом, а самим своим существом, каждой клеткой того, что когда-то было человеком по имени Архитектор, а теперь стало стражем.
Моя Сфера Тишины, которую я удерживал с момента появления Певец, дрогнула. Я чувствовал, как его частота продавливает защиту — семьдесят два герца, модулированные не в удар, как в крипте Собора, а в непрерывное, тягучее давление, которое обволакивало сферу, словно удав, и медленно сжимало кольца. Уже через несколько секунд я понял, что так долго не выдержу. Для поддержания сферы против такого давления требовался резерв, которого у меня не было с самой драки в Соборе Святого Резонанса, а здесь, в двух шагах от Эфир-Града, Певец был на своей территории и черпал энергию из самого Сердца.
Скит замер у стены, и его лицо, обычно сохранявшее насмешливое выражение даже в самых опасных ситуациях, побелело как полотно. Я видел, как губы старика шевелятся — то ли молитва, то ли проклятие, то ли и то и другое разом, — но слов не слышал, потому что все звуки тонули в вибрации Певца.
И тут Певец заговорил.
Это не было речью в человеческом понимании. Его голос, если это можно было назвать голосом, представлял собой многоголосый хор, составленный из десятков, может быть, сотен индивидуальных тембров, мужских и женских, старых и молодых, высоких и низких, сплетенных в единую мелодию, которая была одновременно прекрасной и невыносимой, как музыка сфер, которую, по легендам, слышали тартарианские астрономы в момент Великого Диссонанса. Слова возникали прямо в голове, минуя уши, и от этого казалось, что их произносит не кто-то извне, а сами стены убежища, сам воздух, сама реальность.
— КТО ВЫ, ПРИШЕДШИЕ БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ В ОБИТЕЛЬ ВЕЧНОГО СНА? — прогремел хор, и от этого звука моя Сфера Тишины пошла трещинами, которые я ощутил физически, словно по собственным ребрам.
Я стиснул зубы и усилил сферу, вкладывая в нее энергию, которую берег для экстренных случаев. Боль запульсировала за левым глазом, и я знал этот симптом: эфирное истощение уже на подходе, но если я отпущу сферу сейчас, разговор с Певцом станет последним, что мы услышим в этой жизни.
— Мы исследователи, — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без дрожи, которую я чувствовал где-то глубоко внутри. — Мы ищем правду о том, что случилось с Эфир-Градом и его жителями. Кем бы ты ни был, мы пришли не грабить и не осквернять.
— ПРАВДА? — хор зазвучал громче, и теперь в нем слышались интонации, похожие на горький смех, смешанный с плачем. — ПРАВДА УМЕРЛА ВМЕСТЕ С ТЕМИ, КТО ЕЕ ЗНАЛ. ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО СНЫ. ВЕЧНЫЕ СНЫ ТЕХ, КТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ И НЕ ХОТЕЛ ЖИТЬ. Я — СТРАЖ ЭТИХ СНОВ. Я — ГОЛОС, КОТОРЫЙ ПОЕТ КОЛЫБЕЛЬНУЮ МЕРТВОМУ ГОРОДУ, ЧТОБЫ ОН НЕ ПРОСНУЛСЯ. УХОДИТЕ, ПОКА Я НЕ СПЕЛ ЕЕ ДЛЯ ВАС.
— Мы не уйдем, — ответил я. — Мы прошли слишком далеко.
Певец склонил голову набок, движение было странным, дерганым, словно у сломанного механизма, который пытается имитировать человеческий жест, но не вполне помнит, как это делается. Голубой огонь в его глазницах вспыхнул ярче, и я почувствовал, как давление на Сферу усилилось. Семидесятидвухгерцовая нота стала громче, настойчивее, и в ней появились высокие, пронзительные обертоны, от которых сводило зубы и начинало звенеть в ушах. Серафина, стоявшая рядом, вскрикнула и прижала руки к вискам, и ее крик смешался с воем хора, который звучал теперь уже не снаружи, а внутри, под черепом, в каждой извилине мозга.
— ТЫ НЕСЕШЬ ДИССОНАНС. ОБА НЕСЕТЕ, — пропел Певец, и теперь его хор обращался ко мне и Серафине одновременно. — Я ЧУВСТВУЮ ЕГО — ТЕМНЫЙ, НЕПРАВИЛЬНЫЙ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ ГАРМОНИИ. ВЫ — ДЕТИ ХАОСА, РОЖДЕННЫЕ ОТ ЭХА ВЕЛИКОЙ ОШИБКИ. ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ. НО ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ. ЭТО... ИНТЕРЕСНО.
Он замолчал, и тишина, наступившая после его слов, была хуже любого звука. Она давила, как толща воды, высасывала воздух из легких, заставляла сердце биться с перебоями. Я чувствовал, как моя Сфера Тишины вибрирует на грани разрыва, как эфир в теле закипает, требуя выхода. Серафина рядом со мной тяжело дышала, и искры с ее пальцев уже не просто срывались — они текли сплошным потоком, освещая убежище ярче, чем костер и руны вместе взятые.
А потом Певец сделал нечто неожиданное. Он отступил на шаг — всего один шаг, но этого хватило, чтобы давление ослабло настолько, что я мог перевести дыхание, не опасаясь потерять сознание от перенапряжения. Голубой огонь в его глазницах сменил оттенок с холодного на что-то более теплое, янтарное, почти человеческое, и хор, когда он зазвучал снова, стал тише — до уровня обычного разговора, хотя до «обычного» этому многоголосию было далеко.
— Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ ПОКОЙ, — произнес он, и в его голосе — впервые с начала разговора — прорезалось что-то похожее на усталость, на древнюю, всепоглощающую печаль, которая копилась столетиями и теперь сочилась сквозь каждое слово. — ВЫ УСТАЛИ. Я ВИЖУ ЭТО. ВЫ СРАЖАЛИСЬ, БЕЖАЛИ, ПРЯТАЛИСЬ, ТЕРЯЛИ ТЕХ, КОГО ЛЮБИЛИ. ВЫ — ИСКАЖЕННЫЕ, А ЗНАЧИТ, ВАША ЖИЗНЬ — ЭТО ВЕЧНАЯ ВОЙНА С МИРОМ, КОТОРЫЙ НЕ ПРИНИМАЕТ ВАС. Я МОГУ ПРЕКРАТИТЬ ЭТУ ВОЙНУ — НЕ ПОБЕДОЙ, НЕ ПОРАЖЕНИЕМ, А РАСТВОРЕНИЕМ В ПЕСНЕ ЭФИР-ГРАДА. ВЫ СТАНЕТЕ ЧАСТЬЮ ГОРОДА, КАК Я, КАК ВСЕ, КТО ЗДЕСЬ СПИТ. ВЫ БУДЕТЕ ПЕТЬ ВМЕСТЕ С НИМИ. ВЫ БУДЕТЕ ВЕЧНЫ.
Он протянул ко мне свою человеческую руку — ту, что заканчивалась длинными, суставчатыми пальцами, и раскрыл ладонь. На ладони пульсировал крошечный кристалл, точно такой же, как те, что были вживлены в его тело, и я понял: он предлагает не метафору. Он предлагает буквальное превращение. Слияние с Сердцем.
— Один кристалл — и вы станете частью гармонии, — продолжал Певец, и его голос звучал почти ласково теперь, почти по-отечески, словно он обращался к заблудшим детям, которых нужно наставить на путь истинный. — Один кристалл — и ваша боль уйдет. Ваши страхи, ваши сомнения, ваша злость — все растворится в песне, которая длится вечно. Вы оба — вы потеряли так много. Я слышу это в вашем диссонансе — он кричит о потерях. О родителях. О наставниках. О друзьях. О вере в справедливость, которой нет и никогда не было. Я могу дать вам то, чего не может дать ни ваш мир, ни ваша борьба. Я могу дать вам покой.
Серафина посмотрела на кристалл, и я увидел, как дрогнули ее губы. На мгновение — всего на одно короткое, бесконечно долгое мгновение — в ее глазах отразилось искушение. Я понял ее. Я и сам чувствовал это искушение где-то глубоко внутри, в той части души, которая устала бороться, устала терять, устала носить маски и считать каждую минуту до следующего боя. Вечный покой без боли, без страха, без необходимости убивать и умирать. Разве не этого хочет каждый человек, заглянувший за край?
Но я также знал, что это ложь.
— Покой без свободы — это не покой, — произнес я, и мой голос, усиленный Сферой Тишины, ударил в тишину, как камень в стекло. — Это рабство, упакованное в красивую обертку из колыбельной. Ты предлагаешь нам раствориться в песне, но ты не говоришь, что эта песня питает Архитекторов. Не говоришь, что каждый спящий в Эфир-Граде — это батарея, которая двести лет снабжает энергией шайку бессмертных ублюдков, погубивших целую цивилизацию. Ты не страж, Певец. Ты тюремщик. И колыбельная, которую ты поешь, — это не утешение, это кормежка твоих хозяев.
Певец замер. Голубой огонь в его глазницах снова сменился янтарным, и хор его голосов издал звук, который я не сразу смог идентифицировать, — а когда смог, по спине побежали мурашки. Это был стон — низкий, протяжный, полный той самой боли, которую, как мне только что обещали, я больше никогда не почувствую, если сдамся.
— ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ, — прошептал хор, и в шепоте этом были слышны сотни индивидуальных голосов, молящих, умоляющих, рыдающих. — ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО Я ВЫБРАЛ ЭТУ СУДЬБУ? ДУМАЕШЬ, Я ХОТЕЛ СТАТЬ ТЕМ, ЧЕМ СТАЛ? Я БЫЛ АРХИТЕКТОРОМ. Я УЧАСТВОВАЛ В РИТУАЛЕ. Я ДУМАЛ, ЧТО МЫ СПАСАЕМ ЦИВИЛИЗАЦИЮ, А МЫ ЕЕ УНИЧТОЖИЛИ. КВОРУМ ОБМАНУЛ ВСЕХ — И МЕНЯ В ТОМ ЧИСЛЕ. ОНИ ОБЕЩАЛИ БЕССМЕРТИЕ, НО ДАЛИ ПРОКЛЯТИЕ. ТЕПЕРЬ Я ЗДЕСЬ — НЕ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ, А ПОТОМУ ЧТО ТАК РЕШИЛО СЕРДЦЕ. Я НЕ МОГУ УЙТИ. НЕ МОГУ УМЕРЕТЬ. МОГУ ТОЛЬКО ПЕТЬ. ПЕТЬ, ЧТОБЫ ГОРОД НЕ ПРОСНУЛСЯ. ПЕТЬ, ЧТОБЫ ДУШИ НЕ ВЫРВАЛИСЬ НАРУЖУ И НЕ УСТРОИЛИ НОВЫЙ ДИССОНАНС, КОТОРЫЙ УНИЧТОЖИТ ВСЕ.
— Тогда помоги нам, — сказал я, делая шаг вперед и опуская трость. Сфера Тишины все еще держалась, но я сознательно ослабил ее, чтобы Певец видел: я больше не защищаюсь. — Помоги нам найти Сердце и освободить души. Если ты действительно страдаешь — если ты действительно не хотел становиться тем, чем стал, — у тебя есть шанс искупить свою вину. Не передо мной и не перед ней, — я кивнул на Серафину, — а перед теми, кого ты держишь в клетке уже два столетия.
Певец молчал, и это молчание длилось, казалось, целую вечность. Хор его голосов затих, и в наступившей тишине я слышал только стук собственного сердца да потрескивание догорающего костра. Где-то в углу Скит, про которого мы оба почти забыли, шумно сглотнул — и этот звук прозвучал как выстрел.
А потом Певец откинул голову назад, и из его горла вырвался вой — не мелодия, не песня, а именно вой, чистый, ничем не сдерживаемый, многоголосый крик, в котором смешались ярость, боль, ненависть и та самая усталость, которую он предлагал нам оставить. Этот вой ударил в Сферу Тишины с такой силой, что я пошатнулся и едва устоял на ногах; Серафина вскинула руки, и ее искры взорвались ослепительной вспышкой, которая на мгновение затопила убежище белым светом, заставив тени на стенах заметаться в панике. Вспышка дезориентировала Певца. Он отшатнулся, закрывая лицо рукой, и вой оборвался на середине. Этого мгновения замешательства хватило, чтобы я схватил Серафину за руку, рывком поднял на ноги оцепеневшего Скита и потащил обоих к выходу из убежища — тому самому проему, через который мы вошли.
— Бежим, — скомандовал я. — Сейчас. Пока он не перестроился.
Мы нырнули в туннель, и позади нас снова зазвучала нота — семьдесят два герца, частота сердечного сокращения, только теперь она была не тягучей и обволакивающей, а резкой, пронзительной, проникающей в мозг, как раскаленная игла. Певец не бежал за нами — он не умел бегать, его тело было слишком тяжелым, слишком перегруженным металлом и кристаллами, — но его голос преследовал нас, бил в спину, заставлял стены туннеля вибрировать и осыпаться пылью. Я развернул Сферу Тишины за нашими спинами, создавая барьер, и каждый удар ноты отдавался в моем теле болью, как если бы я держал щит, по которому били кувалдой. Мое плечо, только начавшее заживать после встречи с Валеном, снова кровоточило, и теплая струйка стекала по руке, капая на каменный пол. Серафина, не оборачиваясь, метнула за спину ослепительную вспышку, чтобы замедлить преследование, и мы бежали — не разбирая дороги, сворачивая в боковые ответвления, карабкаясь по осыпающимся склонам, пока наконец не остановились у небольшой ниши, достаточно глубокой, чтобы укрыть нас от вездесущего, всепроникающего взгляда стража.
Скит, тяжело дыша, сполз по стене на пол. Его лицо все еще было серым, но в глазах, помимо ужаса, появилось что-то новое — злость, яростная, холодная злость, какой я у него раньше не замечал.
— Он говорил с вами, — прохрипел старик. — Двадцать лет назад он не говорил. Просто пел, и люди умирали. А с вами говорил. Почему?
— Не знаю, — ответил я, прижимая ладонь к кровоточащему плечу. — Возможно, потому что мы Искаженные. Возможно, потому что он почувствовал в нас что-то знакомое. А возможно, — я посмотрел в темноту туннеля, откуда до сих пор доносилось затихающее эхо песни, — ему просто было одиноко. Двести лет петь колыбельную мертвому городу — от этого можно и заговорить с первым встречным, даже если этот встречный — диссонансная тварь, которую тебе полагается убить.

Глава 13

Мы укрылись в боковом туннеле — узком, извилистом ответвлении от основной тартарианской магистрали, которое Скит назвал «кротовьей норой» и которое, по его словам, должно было вывести нас к Ущелью Эха в обход основного пути, где нас наверняка уже ждали. Туннель этот был естественного происхождения. Ни облицовочных плит, ни рунной кладки, ни сводчатых потолков — только грубый камень, изрезанный трещинами, и вездесущий поющий мох, который здесь светился тусклым, болезненно-желтым светом, словно сам чувствовал, что происходит что-то неправильное. Воздух был спертым и холодным, и каждый вдох отдавался в легких резкой болью — то ли от эфирного перенапряжения, то ли от последствий звуковой атаки Певца, то ли от того и другого вместе.
Скит сполз по стене на пол и замер, прижимая руку к боку. Только теперь, в относительной безопасности, я заметил, что его куртка пропитана кровью — не свежей, алой, а темной, почти черной, запекшейся, что означало, что рана была нанесена не в последней стычке, а раньше, возможно, еще в убежище, когда Певец только появился. Старик, однако, молчал о ней весь путь и только сейчас, когда адреналин схлынул, позволил себе показать слабость. Я опустился на колено рядом с ним, достал остатки бинтов из медицинского саквояжа и принялся осматривать рану — длинный, рваный порез вдоль ребер, явно оставленный осколком «поющего металла», который вырвало из стены звуковой волной. Кровотечение уже почти остановилось, но края раны воспалились, и я знал этот симптом. Эфирное заражение, которое без обработки могло привести к некрозу, а в условиях Разлома и к кое-чему похуже.
— Нужно было сразу сказать, — произнес я, обрабатывая рану остатками спиртовой настойки. Скит зашипел, но выдержал, не дернувшись. — Вы шли с этим два часа. Если бы осколок задел артерию, вы бы умерли у меня за спиной, а я бы даже не заметил.
— Именно поэтому и не сказал, — прохрипел Скит, и его голос звучал еще более скрипуче, чем обычно. — Ты бы начал возиться, останавливаться, искать укрытие. А Певец был в двадцати шагах. Если бы мы остановились, он бы догнал нас. Лучше умереть на ходу, чем стоя.
— Это самая идиотская логика, которую я когда-либо слышала, — заметила Серафина, присаживаясь рядом. Ее лицо все еще было бледным после вспышек, и искры с пальцев срывались реже, что говорило о сильном истощении. — И я слышала много идиотской логики — поверьте, я работаю с этим человеком, — она кивнула в мою сторону.
— Работает она, — фыркнул я, затягивая повязку. — Я предпочитаю термин «сотрудничество на взаимовыгодных условиях с элементами вынужденного взаимодействия».
— Зануда, — резюмировала Серафина беззлобно.
Повисла пауза. Скит закрыл глаза и, казалось, задремал, но я знал, что это не сон. Его пальцы, лежавшие на коленях, продолжали мелко подрагивать, а дыхание было неровным, с характерным присвистом, который появляется, когда легкие забиты пылью и эфирным конденсатом. Я закончил перевязку и уже собирался отойти, когда старик заговорил снова — глухо, не открывая глаз, словно обращаясь не ко мне, а к темноте туннеля.
— Я знал, что он там, — произнес он, и в его голосе не было ни страха, ни раскаяния — только бесконечная, всепоглощающая усталость, похожая на ту, что я слышал в голосе Певца. — Знал с самого начала. Когда ты показал мне карту Холланда, я понял: Певец будет ждать. Он всегда ждет. Двадцать лет назад я уже проходил этот путь, и он был там — и он убил их всех, одного за другим, как охотник, который не спешит, потому что знает, что добыча никуда не денется.
Серафина напряглась. Я видел, как побелели костяшки ее пальцев, сжимавших метательный диск. Скит продолжал — медленно, с трудом, словно каждое слово приходилось выдирать из себя с мясом:
— Когда он появился, нас было пятеро. Пятеро опытных, хорошо вооруженных мужчин: я, двое Техник-Магов, один Искаженный и проводник — старый отшельник, который клялся, что знает безопасный путь. Мы думали, что готовы. У нас были глушители, резонансные щиты, пара армейских «Воплей», которые я купил у контрабандистов за бешеные деньги. Мы думали, что справимся. А потом он запел, и все наше снаряжение превратилось в бесполезный хлам. Техник-Маги пытались настроить щиты, но его частота пробивала все, что мы выставляли. Искаженный — парень по имени Маркус, совсем молодой, твоих лет, — он кивнул на Серафину, — пытался глушить его своим диссонансом, как ты сегодня. Но не хватило сил. Певец разорвал его за несколько секунд.
Он замолчал, и в тишине я слышал только капанье воды где-то в глубине туннеля — размеренное, ритмичное, как метроном, отсчитывающий секунды до следующей катастрофы.
— А дальше? — тихо спросила Серафина. — Как выжил ты?
Скит открыл глаза и посмотрел на нее. В его взгляде было что-то, чего я не видел раньше: не страх, не хитрость, не цинизм, а нечто более глубокое, более темное, что он прятал тридцать лет и только сейчас позволил выйти наружу.
— Я отдал ему напарника, — сказал он. — Того самого, с которым мы вместе бежали из Города, вместе прятались от Инквизиции, вместе торговали на базаре. Когда Певец окружил нас и стало ясно, что мы не прорвемся, я предложил ему сделку. Я сказал: «Возьми его, а меня отпусти». И он взял.
Тишина, наступившая после этих слов, была тяжелой, как надгробная плита. Я смотрел на Скита и чувствовал, как внутри закипает холодная, знакомая ярость — та самая, которую я учился контролировать годами и которая сейчас грозила вырваться наружу. Серафина сидела неподвижно, и ее лицо превратилось в маску — безжизненную, застывшую, словно она отключила все эмоции разом, чтобы не сделать чего-то, о чем потом пожалеет.
— Ты продал своего напарника, — произнес я медленно, взвешивая каждое слово. — Того, кто тебе доверял. Того, с кем ты делил кров и хлеб. Ты просто взял и отдал его, чтобы спасти собственную шкуру.
— Да, — ответил Скит, и в его голосе не было ни защиты, ни оправдания. — Я отдал его. Он кричал, когда Певец высасывал из него эфир. Кричал несколько минут. А я стоял и смотрел. И когда все закончилось, Певец ушел — он держит слово, надо отдать ему должное, — а я остался жив. И с тех пор каждую ночь я вижу лицо своего напарника. Каждую ночь, парень, уже двадцать лет. И каждое утро просыпаюсь с мыслью, что лучше бы он убил меня тогда, потому что такая жизнь — это не жизнь, а бесконечное искупление, которое никогда не закончится, потому что прощать меня некому.
Я медленно поднялся. Правая рука сама собой сжалась на рукояти трости, и я почувствовал, как эфир внутри меня отзывается на ярость, как Сфера Тишины начинает пульсировать, готовая развернуться для атаки. Я смотрел на этого скрюченного, израненного старика, который только что признался в предательстве, и думал о том, что доверил ему наши жизни. Что мы шли за ним, полагаясь на его знание пути и на его обещание вывести нас к Эфир-Граду, а он двадцать лет назад продал своего товарища, чтобы спастись. Что мешает ему сделать это снова?
Серафина встала между нами. Она ничего не сказала — просто положила здоровую руку мне на грудь и остановила, мягко, но настойчиво. Ее ладонь была горячей даже сквозь рубашку, и искры с ее пальцев — мелкие, почти невидимые — перетекали на мою кожу, вызывая легкое покалывание. Она смотрела мне в глаза тем самым взглядом, который я видел после ночного разговора в моей квартире. Без осуждения, без страха, но с глубоким, всепонимающим спокойствием.
— Не сейчас, — произнесла она тихо. — Он нужен нам, чтобы дойти. Без него мы заблудимся в Ущелье Эха, и Певец найдет нас раньше, чем мы доберемся до города.
Я стиснул зубы. Каждая клетка моего тела требовала справедливости — быстрой, грубой, непосредственной, — но та часть меня, которая прошла выучку Джиан Вэя, знала, что Серафина права. Ущелье Эха, судя по описаниям Холланда, было местом, где любой звук возвращается многократно усиленным и где одна неосторожная нота может обрушить своды или привлечь внимание Певца с расстояния в несколько миль. Без Скита мы не пройдем. Без Скита мы умрем, как умерли все, кто пытался пройти до нас.
— Если ты предашь нас, — произнес я, глядя на старика поверх очков, — я убью тебя лично. Не Певец, не Искажения, не Инквизиция. Я это сделаю сам. И поверь, я умею делать это быстро или медленно, в зависимости от настроения.
Скит не отвел взгляда. Он посмотрел на меня с тем же спокойствием, с каким смотрел в глаза Певцу, и кивнул — коротко, скупо, но достаточно, чтобы я понял: он услышал.
— Я не предам, — сказал он. — Не в этот раз. Я должен увидеть город. Должен понять, за что погибли мои люди. За что погиб мой напарник, которого я продал. Я двадцать лет живу с этим грузом, и единственный способ сбросить его — это дойти до конца. Если Певец убьет меня там — что ж, по крайней мере, я умру, глядя ему в лицо, а не прячась в своей лавке среди хлама и воспоминаний. А если мы победим, я, может быть, наконец смогу спать спокойно.
Я долго смотрел на него, пытаясь понять, где заканчивается искренность и начинается очередная маска — одна из тех, которые старый пройдоха носил десятилетиями и менял так же легко, как я менял костюмы перед визитами клиентов. Потом перевел взгляд на Серафину. Она едва заметно кивнула, и я отпустил рукоять трости.
— Хорошо, — сказал я. — Вы доведете нас до города. А потом мы решим, что делать дальше. Но если я почувствую, что вы снова собираетесь откупиться чужой жизнью, я не буду ждать Певца. Я сам исполню его работу.
Скит впервые за все время слабо улыбнулся — криво, одними губами, но в этой улыбке было что-то похожее на благодарность.
— Справедливо, — произнес он, поднимаясь на ноги и морщась от боли в боку. — А теперь давайте двигаться. Ущелье Эха не ждет, и чем дольше мы сидим здесь, тем ближе Певец.
Ущелье Эха открылось перед нами через два часа пути, совершенно внезапно, без предупреждения, как это обычно бывает в Разломе, где пространство искажено настолько, что за поворотом может оказаться что угодно. От пропасти до подземного озера. Туннель резко расширился, и мы вышли на край гигантской расщелины, которая тянулась в обе стороны, насколько хватало глаз, и уходила вверх и вниз на десятки, если не сотни метров. Стены ущелья были покрыты все тем же поющим мхом, но здесь он светился не ровным светом, а вспыхивал и гас, реагируя на малейшие колебания воздуха, словно огромный, раскинувшийся на мили живой индикатор звука. На дне ущелья угадывались очертания древних построек — тартарианских, судя по характерным шестиугольным формам, — но они были так далеко, что казались игрушечными. Через ущелье был перекинут мост — узкий, без перил, выложенный теми же плитами из «поющего металла», и плиты эти, потревоженные вибрациями, гудели низкой, предупреждающей нотой.
— Ущелье Эха, — прошептал Скит, и его голос, даже сведенный к минимуму, отразился от стен и вернулся к нам приглушенным, искаженным эхом, которое звучало совсем не так, как оригинал. — Здесь нельзя говорить. Нельзя кашлять, нельзя чихать, нельзя ронять камни под ноги. Любой звук усиливается, и если он достигнет определенной громкости, мох на стенах сдетонирует. Видите эти оранжевые прожилки? Это зрелый мох, который при резонансе взрывается не хуже армейского «Вопля», а эхо разнесет детонацию по всему ущелью, и тогда нас похоронит под тоннами камня.
— Зачем вообще было строить мост в таком месте? — спросила Серафина одними губами.
— Потому что другого пути к Эфир-Граду нет, — ответил Скит. — Тартарианцы сделали это намеренно. Ущелье Эха — естественный защитный барьер. Тот, кто не умеет ходить в тишине, не пройдет дальше. И, судя по всему, — он указал на скелет, лежавший у входа на мост, — многие пытались и не прошли.
Я посмотрел на скелет. Он был старым, одежда истлела почти полностью, но рядом с костями лежал ржавый эхо-глушитель и рассыпавшийся от времени заплечный мешок, из которого высыпались какие-то монеты и позеленевший медный амулет. Еще один искатель приключений, еще одна несбывшаяся мечта, еще одно предупреждение. Я насчитал у входа на мост не меньше пяти скелетов, и все они лежали в разных позах.
— Я пойду первым, — сказал я, разворачивая Сферу Тишины. — Если сорвусь — не пытайтесь меня ловить. Просто идите дальше.
— Очень вдохновляюще, Вэллс, — прошептала Серафина.
— Я реалист, — ответил я.
И мы двинулись через мост — медленно, осторожно, ступая так, чтобы даже поющий металл не отзывался на наши шаги. Сфера Тишины окутывала нас троих, заглушая дыхание, биение сердец, шорох одежды. В этой абсолютной тишине каждый шаг длился вечность, и я считал про себя, как учил Джиан Вэй: раз-два, раз-два, раз-два, — подчиняя тело ритму, не допуская ни одного лишнего движения. Где-то далеко внизу пульсировал эфирный мох, и его свет бросал на стены ущелья длинные, искаженные тени, которые двигались и извивались, даже когда мы стояли на месте.
Мост протянулся на добрых триста метров, но я не считал шагов — только вдохи. На середине пути Серафина, шедшая за мной, коснулась моего плеча, но я обернулся. Она указала вниз, и я увидел, что там, на дне ущелья, среди руин движется что-то огромное — темное, бесформенное, пульсирующее в такт вспышкам мха. Еще одно Искажение, или, может быть, сам Певец, который искал нас, но не догадывался посмотреть наверх. Мгновение — и оно скрылось в тени.
Я выдохнул и двинулся дальше. Когда мы наконец ступили на противоположную сторону ущелья, мои ноги дрожали от напряжения, а спина была мокрой от пота, несмотря на холод Разлома. Скит, перебравшийся последним, рухнул на колени и замер, тяжело дыша — беззвучно, одними губами. Серафина обернулась, посмотрела на мост, на скелеты, на пульсирующий мох, и я видел, как по ее лицу пробежала тень решимости, смешанной с печалью.
— Мы перешли, — прошептала она. — Значит, Эфир-Град близко.
— Близко, — подтвердил Скит, поднимаясь. — Теперь осталось только не умереть в последний момент. Самая сложная часть, знаете ли.
Мы двинулись дальше, к мертвому городу, который ждал нас уже двести лет.


Глава 14

Дорога к Воротам Эфир-Града заняла у нас еще два дня. Два дня изматывающего пути через лабиринт заброшенных тоннелей, где каждый шаг мог оказаться последним, а каждая тень скрывала если не Искажение, то ловушку, оставленную тартарианцами для незваных гостей. Мы шли медленно, часто останавливаясь, чтобы Скит мог свериться с ориентирами — старыми рунными указателями, которые сохранились лишь фрагментарно и которые он читал с трудом, щурясь сквозь перемотанные проволокой очки. Мое плечо постепенно заживало, хотя рана все еще давала о себе знать при резких движениях. Серафина полностью восстановилась, и ее искры снова вспыхивали при малейшем волнении, а Скит, несмотря на рану в боку, держался с упрямством, которое я мог бы счесть мужеством, если бы не знал истинной причины. Выходит, что старик шел к городу не ради нас и не ради золота, а ради искупления, которое, по его собственным словам, не мог получить ни от кого, кроме самого себя.
На третий день после перехода через Ущелье Эха туннель начал расширяться, и я заметил перемены. Поющий мох на стенах стал реже, а потом и вовсе исчез, уступив место чистому, обработанному камню — тем самым шестиугольным плитам, которые мы видели на Тропе Костей, только здесь они были целыми и располагались не под ногами, а на стенах и потолке, образуя сплошную облицовку, достойную дворцового зала. Свет тоже изменился. Вместо привычного зеленовато-голубого свечения мха здесь все было залито мягким, рассеянным сиянием, которое, казалось, исходило от самих стен, от каждой руны, выгравированной на плитах, от самого воздуха, насыщенного эфиром до такой степени, что он стал видимым — тонкая, переливающаяся дымка, которая струилась вдоль туннеля, словно подземная река, текущая не по руслу, а прямо по воздуху.
— Мы близко, — произнес Скит, и его голос, обычно скрипучий и насмешливый, прозвучал почти благоговейно. — Чувствуете? Воздух поет. Так бывает только рядом с Сердцем.
Я чувствовал. Диссонанс внутри меня отзывался на этот зов, но уже не болезненно, как при атаке Певца, а скорее... вопросительно, словно он узнавал что-то, что было ему родственно, но давно забыто. Серафина шла молча, но ее искры текли непрерывным потоком, и лицо ее выражало странную смесь напряжения и предвкушения, какое бывает у человека, который приближается к разгадке тайны, мучившей его всю жизнь.
Туннель сделал плавный поворот и внезапно закончился, открыв перед нами пространство такого масштаба, что на мгновение я забыл, как дышать.
Мы стояли на краю огромной подземной площади, вымощенной все теми же шестиугольными плитами, которые здесь были отполированы до зеркального блеска и отражали свет, льющийся неизвестно откуда. Площадь простиралась вперед на добрых полкилометра и упиралась в Ворота — сооружение настолько колоссальное, что мой разум отказывался воспринимать его размеры. Представьте себе стену высотой с пятиэтажный дом, сложенную не из камня, а из цельного «поющего металла», который не потускнел за двести лет, а сиял так, словно его отполировали вчера. Ворота не имели ни петель, ни ручек, ни замочных скважин, ни каких-либо других признаков механизма — только две гигантские створки, покрытые рунами, которые пульсировали слабым голубым светом в такт нашему дыханию. Чем ближе мы подходили, тем ярче они светились, и тем громче звучала песня, которая, как я теперь понимал, была не просто звуком, а сложной, многоголосой мелодией, составленной из тысяч индивидуальных тембров.
— Великий Диссонанс, — прошептала Серафина, останавливаясь в нескольких шагах от Ворот и запрокидывая голову. — Это же... это не просто дверь. Это целый акустический инструмент.
— Тартарианцы строили на совесть, — пробормотал Скит. — Я видел эти Ворота двадцать лет назад, но так и не смог их открыть. Мои спутники погибли, а я был слишком напуган, чтобы даже приблизиться. Теперь понимаю, что зря — может, если бы я открыл их тогда, все сложилось бы иначе.
Я не ответил. Все мое внимание было сосредоточено на Воротах. Я подошел ближе, и песня, которую я слышал издалека как тихий гул, теперь звучала отчетливо, и в ней можно было различить отдельные голоса — мужские и женские, высокие и низкие, молодые и старые. Они были сплетены в сложную полифонию, от которой вибрировал воздух и звенели кости. Это не была музыка в привычном понимании. Она не подчинялась ни одному из известных мне канонов, не укладывалась в тональности и ритмы, которые преподавали в музыкальных школах при Синоде. Она была древнее, страннее, и в ней слышалось что-то, что я не мог назвать иначе, как тоска по дому, которого больше нет, по людям, которые ушли навсегда, по жизни, которая оборвалась в один миг.
— Ключ, — произнес я, больше для себя, чем для спутников. — Должен быть ключ. Холланд писал, что Ворота открываются только на определенную частоту. Частоту песни, которую пели жители города, входя и выходя.
— И как нам найти эту частоту? — спросила Серафина. — Перебрать все возможные ноты? Это займет недели, а у нас нет столько времени.
— Есть другой способ, — я стянул перчатку с правой руки. — «Чтение по кости». Металл помнит все, что когда-либо слышал. Если жители пели эту песню достаточно долго, она должна была впечататься в структуру металла.
— Ты уверен, что выдержишь? — Серафина посмотрела на меня с тревогой. — После всех этих драк, после Певца, после Ущелья Эха — твой резерв на исходе. Я вижу, как ты морщишься при каждом движении.
— У меня нет выбора, — ответил я. — Если я не открою Ворота, мы не войдем. А если не войдем, все, через что мы прошли, окажется напрасным. И Морана я ловил напрасно, и в архиве Холланда рылся напрасно, и от Валена бегал напрасно, — я криво усмехнулся. — А я не люблю, когда мои усилия пропадают даром. Это противоречит моему профессиональному кодексу.
— У тебя есть профессиональный кодекс? — с сомнением переспросила она.
— Разумеется. Пункт первый, всегда доводить дело до конца. Пункт второй, не умирать, пока дело не доведено до конца. Пункт третий, не давать умирать напарникам, даже если они тебя раздражают.
— Особенно если раздражают? — уголок ее губ дрогнул в улыбке.
— Это неписаное дополнение к пункту третьему, — подтвердил я. — А теперь отойди, пожалуйста. Я не знаю, как отреагирует металл на контакт с диссонансным полем.
Я прижал ладонь к поверхности Ворот. Металл был холодным, но не обжигающе, как можно было ожидать от подземного сооружения, а скорее прохладным, как вода в летнем ручье. Руны под моими пальцами вспыхнули ярче, и я почувствовал, как по телу пробегает волна вибрации, не болезненной, но очень мощной, словно Ворота проверяли меня, сканировали мою частоту, пытаясь понять, друг я или враг. И тогда я активировал «чтение по кости».
Воспоминания, запертые в металле, обрушились на меня лавиной. Я видел — не глазами, а каким-то иным, внутренним зрением, как тысячи людей, мужчин, женщин, детей, одетых в странные, давно вышедшие из моды одежды, проходят через эти Ворота, и каждый, проходя, напевает короткую музыкальную фразу — приветствие, благословение, пароль, который жители Эфир-Града использовали так же естественно, как мы используем «здравствуйте» и «прощайте». Мелодия была простой — всего семь нот, семь ступеней, семь звуков, но в ней было что-то такое, от чего перехватывало горло и наворачивались слезы. Голоса живых смешивались с голосами тех, кто уже прошел сквозь Ворота и остался по ту сторону, и эта полифония звучала, нет, скорее жила, дышала, пульсировала, как единый организм, и в ней была вся история Тартара, вся его радость и вся его боль.
Где-то на задворках сознания я услышал голос Джиан Вэя — словно старый мастер стоял у меня за плечом и комментировал происходящее, как он делал это на тренировках: «Память — это не то, что хранится в голове, Калеб. Память — это вибрация, которая никогда не затухает. Она просто переходит в другие формы. Камень помнит, вода помнит, металл помнит. А ты можешь услышать то, что помнят другие. Это твой дар и твое проклятие. Дар, потому что ты видишь правду, которую никто не видит. Проклятие, потому что чужая память может раздавить тебя, если ты не научишься отделять ее от своей. Запомни это, мальчик. Запомни, и ты выживешь».
Видение схлынуло так же внезапно, как появилось. Я отдернул руку от металла и пошатнулся. Серафина подхватила меня под локоть, не дав упасть. Ее лицо было встревоженным, и я вдруг заметил, что по моим щекам текут слезы — не от боли или страха, а от той странной, необъяснимой скорби, которая была запечатлена в песне Ворот.
— Ты видел их, — прошептала она. — Тех, кто пел.
— Видел, — ответил я, вытирая лицо рукавом. — Они были счастливы. Когда-то. До того, как Архитекторы превратили их в батареи для своего бессмертия. И я слышал мелодию. Семь нот. Простых семь нот, которые использовались как ключ.
— Сможешь воспроизвести?
— Попробую, — я выпрямился и глубоко вздохнул, собирая остатки резерва. «Плач Эфира» — техника, которую Джиан Вэй называл «голосом души», — требовал полной концентрации и изрядного запаса энергии, а у меня после «чтения по кости» оставались жалкие крохи. Но выбора не было.
Я закрыл глаза и начал петь.
Это не было пение в обычном смысле. Звук рождался не в горле, а где-то гораздо глубже, в том самом резервуаре диссонанса, который я контролировал годами и который сейчас открыл все шлюзы. Семь нот, семь чистых тонов, сорвались с моих губ и ударили в Ворота. Первая нота и руны на створках засветились ярче. Вторая и металл начал вибрировать в такт. Третья, и я услышал, как Ворота отвечают мне тем же, слову эхо, повторяя мою мелодию. Четвертая, пятая, шестая, и свет стал невыносимо ярким, заливая всю площадь. Седьмая, и Ворота запели. Пел уже не я, а они сами, всем своим колоссальным телом, издали звук, который был одновременно и аккордом, и словом, и приглашением.
Створки дрогнули и начали расходиться — медленно, величественно, без единого скрипа, словно их петли смазывали только вчера, а не двести лет назад. Из щели между ними хлынул свет, не голубой, как от рун, а золотистый, теплый, живой, и с ним вырвалась песня. Та самая, из видения: тысячи голосов, поющих семь простых нот, которые складывались в бесконечную, вечную мелодию, полную тоски и надежды, скорби и радости, жизни и смерти.
Ворота открылись, и мы увидели Эфир-Град.
Нет, не руины. Не кладбище. Не мертвый памятник погибшей цивилизации. Эфир-Град был цел. Он простирался перед нами на многие мили — громадный подземный мегаполис, заключенный в исполинскую каверну, своды которой терялись в вышине, сияя искусственными звездами. Его улицы были ровными и чистыми, дома стройными и изящными, башни устремленными вверх, к сводам пещеры, а купола гладкими, сияющими, как гигантские жемчужины. Архитектура города была тартарианской, те же шестиугольные формы, те же рунные узоры на стенах, те же акустические арки и летящие мосты, перекинутые между зданиями на головокружительной высоте, но в отличие от руин, которые мы видели в Разломе, здесь все было живым. Не живым в смысле населенным, людей на улицах не было, а живым в том смысле, в каком живым можно назвать спящее существо, которое дышит во сне и видит сны.
Улицы были пусты, но в воздухе стоял легкий, прозрачный туман, и в этом тумане, если приглядеться, можно было различить человеческие фигуры — полупрозрачные, сотканные из света призраки, которые двигались, ходили, жестикулировали, разговаривали друг с другом, не замечая нас, не замечая времени, не замечая ничего, кроме своего вечного сна.
— Это они, — прошептала Серафина. — Жители. Все, кто был здесь в день Диссонанса. Они не умерли. Они спят.
— Спят и поют, — добавил я, потому что из каждого здания, из каждой башни, из каждого камня исходила та самая песня — семь нот, бесконечно повторяющихся на разные голоса, сливающихся в единую симфонию, которая была душой Эфир-Града. — Поют колыбельную самим себе, пока их энергия питает Кворум Архитекторов.
Скит стоял у Ворот и плакал. Слезы текли по его изрезанному морщинами лицу, и он не пытался их вытирать. Он смотрел на город, который видел двадцать лет назад издалека и который теперь открылся ему во всей своей трагической красоте, и губы его шевелились, повторяя одни и те же слова — то ли молитву, то ли извинение, то ли и то и другое разом.
— Я вернулся, — прошептал он наконец. — Двадцать лет, и я вернулся. Прости меня, Маркус. Простите меня все. Я здесь.
Я не стал прерывать его молчание. Каждый из нас троих входил в Эфир-Град со своим грузом, и этот груз нельзя было сбросить по команде. Серафина, стоявшая рядом, взяла меня за руку, и я почувствовал тепло ее пальцев, проникающее сквозь перчатку. Ее искры, обычно такие яркие и агрессивные, сейчас светились мягко, почти нежно, и я понял, что она тоже чувствует — этот город не был нам чужим. Он был тем, что мы искали всю жизнь, сами того не зная. Он был доказательством, что мы не одиноки, что диссонанс — это не проклятие, а наследие.
— Ты слышал, что сказал Певец? — тихо спросила она. — «Дети хаоса, рожденные от эха Великой Ошибки». Это о нас. Мы потомки этой цивилизации. Не в прямом смысле, но... мы то, что осталось от нее. Искаженные, диссонансные, не вписывающиеся в гармонию Синода. Мы — живые воспоминания о Тартаре, и именно поэтому Архитекторы так боятся нас.
— Именно поэтому мы здесь, — ответил я. — Чтобы закончить то, что они начали двести лет назад. Чтобы разбудить город.
Я шагнул через порог Ворот, и мои шаги эхом разнеслись по пустым улицам. Эфир-Град ждал нас, и в его песне мне слышалось приглашение. А может быть, предупреждение, в Разломе никогда не угадаешь, что именно тебе говорят, потому что здесь правда и ложь, надежда и угроза, приглашение и ловушка сплетены так тесно, что разделить их невозможно.
Но мы все равно шли вперед — потому что назад дороги не было, а впереди, в самом центре города, пульсировало Сердце, и его ритм был ритмом нашей собственной жизни.


Глава 15

Когда мы вошли в Эфир-Град, Ворота за нашими спинами закрылись с тем же величественным беззвучием, с каким открылись — ни скрипа, ни лязга, ни грохота падающих засовов, лишь легкая волна вибрации, пробежавшая по плитам площади. Я обернулся, чтобы убедиться, что путь к отступлению не отрезан, но створки стояли неподвижно, и руны на них светились ровным, умиротворенным светом, словно Ворота признали нас и не собирались закрываться навсегда. Или, возможно, они просто знали то, чего не знали мы. Например, что выйти из Эфир-Града гораздо труднее, чем войти, и дополнительные запоры не нужны тем, кто все равно не найдет дороги назад.
Первое, что поразило меня, помимо масштаба, помимо архитектуры, помимо самого факта существования живого мертвого города, был звук. Вернее, его отсутствие. Мы провели в Разломе больше недели, и за это время я привык к постоянному шумовому фону. Гулу подземных вод, вибрациям «поющего мха», отдаленному эху шагов, которые могли принадлежать кому угодно — от безобидного контрабандиста до голодного Искажения. Здесь, на главной улице Эфир-Града, всего этого не было.
Воздух был неподвижен, но насыщен до предела. Каждый вдох отдавался в легких покалыванием, как после долгого бега в холодную погоду, а перед глазами плыли едва заметные радужные разводы — верный признак высокой концентрации эфира.
Но главным были не звуки и не воздух, а Эхо-тени.
Главная улица Эфир-Града — широкая магистраль, вымощенная шестиугольными плитами «поющего металла», которые здесь были не тусклыми и выщербленными, а гладкими, блестящими, словно их отполировали сегодня утром, была заполнена людьми. Сотни, тысячи фигур стояли, сидели, шли, жестикулировали, и каждая поза застыла в том самом моменте, когда Великий Диссонанс ударил по городу двести лет назад. Это были не трупы и не статуи, а нечто среднее. Полупрозрачные силуэты, сотканные из света и звука, мерцающие, словно отражения в колышущейся воде. Они не двигались, но были живыми, в том смысле, в каком живой может быть запись на старой граммофонной пластинке. От каждой фигуры исходила тихая, едва уловимая нота, та самая, которую я слышал в Воротах, но здесь она была не общей мелодией, а индивидуальным голосом, вплетенным в общую полифонию. Мужчины в длинных, струящихся одеждах, с металлическими обручами на головах. Женщины с резонансными подвесками, светящимися в такт дыханию. Дети, застывшие с игрушками в руках — крошечными камертонами, издававшими беззвучный звон; старики, опирающиеся на посохи, вырезанные из «поющего металла» и покрытые теми же рунами, что и Ворота. Все они были здесь, все до единого, и все они пели — каждый свою ноту, каждый свою историю, каждый свою боль.
— Они все здесь, — прошептала Серафина, и ее голос дрогнул. Я обернулся, по ее щекам текли слезы, но она, кажется, даже не замечала этого. — Все до единого. Дети, старики, женщины, мужчины — целый город, запертый в одном мгновении. Они не умерли, Калеб. Их заперли.
— Как муху в янтаре, — произнес я, и мой голос прозвучал глухо, словно сквозь толщу воды. — Только янтарь здесь — время, которое остановили силой. Я читал о такой технологии в дневнике Холланда: Сердце Эфир-Града способно не только питать Архитекторов, но и удерживать пространственно-временной контур. Если Сердце остановить — город выпадет из реальности.
— Значит, если мы остановим Сердце... — начала Серафина.
— Мы не знаем, что тогда случится, — перебил я. — Возможно, они проснутся. Возможно, умрут окончательно. Возможно, весь город схлопнется в сингулярность, и мы вместе с ним, а заодно и весь Разлом. Джиан Вэй говорил: «Никогда не дергай за рычаг, если не знаешь, к какой машине он привязан». Это один из тех случаев, когда его совет особенно актуален.
Скит молча прошел мимо нас и остановился перед одной из эхо-теней — фигурой мужчины средних лет, одетого в форму тартарианского Техник-Мага, с резонансным жезлом на поясе и выражением сосредоточенного спокойствия на лице, которое застыло в вечности. Старик долго смотрел на него, не говоря ни слова, а потом тихо произнес:
— Он похож на Маркуса. Моего напарника, того, кого я отдал Певцу. Он тоже был Техник-Магом, только на двадцать лет моложе. И он тоже верил, что мы идем спасать мир, а не просто набивать карманы.
Он замолчал, и в его глазах, устремленных на застывшую фигуру, я увидел все, что он пережил за эти годы: страх, вину, отчаяние и ту странную, горькую надежду, которую он принес сюда, как жертвенный дар. Мы все принесли сюда свои жертвы — каждая была разной по форме, но одинаковой по сути, и теперь эти жертвы должны были либо окупиться, либо похоронить нас вместе с городом.
— Идем, — сказал я, прерывая затянувшееся молчание. — Нам нужно найти Сердце. Чем дольше мы стоим здесь, тем больше шансов, что Певец нас найдет. Или Архитекторы узнают, что Ворота открыты.
Мы двинулись вглубь города. Улицы Эфир-Града были спроектированы не для пешеходов и не для экипажей, а для звука — каждое здание, каждая арка, каждый мост были частью гигантской акустической системы. Я видел это по тому, как распространялось эхо наших шагов, оно не отражалось хаотично, а мягко огибало препятствия, направляясь в определенные точки — узлы резонансной сети, которые, вероятно, вели к центральному ретранслятору. Тартарианцы строили свои города как музыкальные инструменты, говорил Холланд в дневнике, и теперь я понимал, что это была не метафора. Эфир-Град был единым организмом, чьей кровью был звук, а сердцем — тот самый резонатор, который мы искали. Здания здесь были не просто зданиями, они были струнами, настроенными на определенные частоты, и вместе они складывались в аккорд, который звучал двести лет без перерыва.
— Посмотрите на башню, — Серафина указала вверх.
Я поднял голову и увидел то, что поначалу принял за шпиль особенно высокого здания. Это была не просто башня, а гигантский камертон, встроенный прямо в архитектуру города, металлический, массивный, с расходящимися зубцами, устремленными в свод пещеры. Таких камертонов я насчитал не меньше дюжины, и все они были выстроены по кругу, сходясь к центру города, где, по моим расчетам, и находилось Сердце. С кончиков зубцов срывались едва заметные голубоватые разряды, и в воздухе пахло озоном — совсем как после сильной грозы.
— Акустическая электростанция, — сказал я. — Они преобразуют коллективную песню жителей в эфирную энергию. Та же технология, что и в соборах Синода, только масштаб в сотни раз больше и без жертв, без батарей, без всего того, что Кворум накрутил поверх оригинальной схемы.
— Значит, изначально город не был тюрьмой, — медленно произнесла Серафина, осматриваясь. — Он стал ею.
— Именно, — подтвердил я. — Архитекторы использовали существующую инфраструктуру, которая сама по себе была прекрасна и безвредна, и превратили ее в клетку. Гениально, если не думать об этике вопроса. А если думать, то это чудовищно. Но Архитекторы, как я понимаю, не думали о морали уже очень давно.
Мы продолжали идти, и с каждым шагом эхо-тени становились гуще, а песня — громче. В какой-то момент я заметил, что Серафина больше не плачет, но ее лицо изменилось. Черты заострились, взгляд стал жестким, а искры с пальцев текли непрерывным потоком, оставляя в воздухе долго не гаснущие следы. Я знал это выражение — оно появлялось у нее всякий раз перед серьезным боем. Она больше не была потрясена, она была в ярости, и эта ярость, холодная и контролируемая, была опаснее любого оружия.
— Если мы найдем Сердце, — произнесла она, и ее голос звучал ровно, но в этой ровности было что-то неестественное, как затишье перед бурей, — я хочу, чтобы ты дал мне возможность его уничтожить. Не перенастроить, не ослабить, а полностью, окончательно разрушить, чтобы ни один Архитектор больше никогда не смог питаться чужими душами.
— Уничтожение Сердца может убить их всех, — я обвел рукой эхо-тени. — Ты этого хочешь?
— Я хочу, чтобы они перестали быть рабами. Если для этого нужно умереть окончательно — что ж, по крайней мере, это будет их выбор. Не выбор Архитекторов, не выбор Системы, а их собственный, который у них украли двести лет назад.
Я ничего не ответил, но понял ее так глубоко, как только может понять один Искаженный другого. Мы оба знали, что быть запертым в клетке, пусть даже красивой и позолоченной, это худшая из возможных судеб, потому что покой без свободы не стоит того, чтобы его принимать. Наш путь привел нас к развилке: мы стояли на перекрестке двух центральных магистралей, и впереди, в переплетении улиц Изумрудного Квартала, угадывалось огромное куполообразное здание, от которого исходило ровное, успокаивающее тепло, а вокруг него волнами расходилась музыка — та самая семинотная мелодия, которую я воспроизвел у Ворот. Сердце было близко.
— Идем, — повторил я. — Мы почти на месте.

Глава 16

Центральная площадь Эфир-Града открылась перед нами внезапно — словно город, долго водивший нас по лабиринту улиц и переулков, наконец решил, что мы готовы увидеть его сердце, и расступился, раздвинул свои каменные ребра, обнажая то, что пульсировало в самой глубине. Мы вышли из-под арки последнего моста, перекинутого между двумя башнями-камертонами, и замерли, потому что зрелище, представшее перед нами, не укладывалось ни в какие представления о возможном. Я видел много странных вещей за свои двадцать четыре года: подпольные лаборатории, где Техник-Маги выращивали эфирных гомункулов, храмовые ретрансляторы, способные усилием хора поднять в воздух целый квартал, искаженные участки Разлома, где пространство сворачивалось в петли, а время текло вспять. Но ничего из этого не подготовило меня к тому, что я увидел сейчас.
Сердце Эфир-Града парило над площадью.
Оно было огромным — метров тридцать в диаметре, не меньше, — и по форме напоминало не то гигантский кристалл, не то ограненный алмаз, не то музыкальный инструмент неведомой конструкции, каким-то чудом подвешенный в воздухе без единой опоры. Его поверхность, состоявшая из тысяч шестиугольных граней, переливалась всеми оттенками голубого и золотого, и каждая грань пульсировала в собственном ритме, который каким-то непостижимым образом складывался с ритмами соседних граней, образуя единую, сложнейшую полиритмию, от которой вибрировал воздух. Время от времени по поверхности пробегала волна, но не света, а скорее звука, ставшего видимым, и тогда вся площадь наполнялась низким, утробным гулом, который отдавался в костях и заставлял зубы мелко вибрировать.
Вокруг Сердца, на расстоянии примерно десяти метров от его поверхности, мерцала сфера — звуковой кокон, видимый как легкое, едва заметное искажение воздуха, похожее на марево над раскаленной мостовой в полуденный зной. Эта сфера гудела на той самой частоте, которую я уже научился распознавать. Семьдесят два герца, частота сердечного сокращения, только усиленная до такой степени, что даже моя Сфера Тишины, развернутая на пробу, начала вибрировать в ответ, как струна, тронутая смычком. Я поспешно усилил защиту, и вибрация исчезла, но я знал, что это временно: энергия, заключенная в этом коконе, превосходила все, с чем мне приходилось сталкиваться, на порядки.
— Великий Диссонанс, — прошептал Скит, и его голос, обычно скрипучий и насмешливый, прозвучал почти благоговейно, словно старик вошел в храм и забыл все свои циничные шутки за порогом. — Я видел Сердце издалека, двадцать лет назад, но оно было спящим. Не пело, не пульсировало — просто висело, как мертвый кристалл. А теперь оно... живое.
— Оно не живое, — возразил я, хотя в моем голосе не было уверенности. — Оно — машина. Просто очень, очень сложная машина, которая работает на частотах, недоступных современной акустике. Но машина не может ожить сама по себе. Что-то разбудило ее.
— Или кто-то, — добавила Серафина, и ее зеленые глаза сузились, разглядывая Сердце с тем особым выражением, которое появлялось у нее всякий раз, когда она чуяла опасность. — Смотрите, под Сердцем, у постамента…
Я проследил за ее взглядом и увидел то, что поначалу принял за эхо-тени: несколько полупрозрачных фигур, стоявших вокруг основания площади, прямо под парящим кристаллом, словно они собрались на какую-то церемонию и застыли в ожидании. Но это были не тени.
Серые плащи. Эмблема перечеркнутого камертона. Капюшоны, низко надвинутые на лица. Чистильщики. Пятеро, выстроившиеся полукругом перед алтарем, установленным точно под центром Сердца, массивной каменной плитой, покрытой рунами, светящимися в такт пульсации кристалла. А перед ними, спиной к нам, стояла высокая фигура в таком же сером плаще, но с алым подбоем, знак отличия, который носили только офицеры Инквизиции самого высокого ранга.
Я узнал его раньше, чем он успел обернуться. По тому, как он держал голову. По тому, как воздух вокруг него вибрировал на низкой, угрожающей частоте. По той особой, ломаной грации, с которой он переминал вес с пятки на носок, словно готовясь нанести удар. Инквизитор Вален.
— Великий диссонанс, — выдохнул Скит и попятился обратно под арку, инстинктивно хватаясь за глушитель. — Они здесь. Как, бездна их забери?
— Второй вход, — прошептала Серафина, отступая в тень мостовой арки. Ее рука легла на мое запястье, и в этом прикосновении было железное, не терпящее споров требование: не двигайся, не дыши, не выдай нас неосторожным звуком. — Должен быть второй вход. Холланд писал о сети подземных коммуникаций. Вален работает на Кворум, а Кворум строил этот город. У них все ключи.
— И мы, конечно, опоздали на вечеринку, — прошептал я, чувствуя, как в груди разрастается глухая, липкая злость на самого себя.
Вален медленно повернул голову. Не обернулся, а просто чуть склонил ее вбок, словно прислушиваясь к едва уловимому звуку. Чистильщики за его спиной не двигались, но я видел, как под тканью плащей напряглись плечи, как их пальцы скользнули к эхо-дубинкам. Нас могли не видеть. Но они что-то чувствовали.
— Уходим, — прошипел Скит, дергая меня за рукав. — Ты хоть посмотри на них, парень. Пятеро чищеных, а с ними сам Инквизитор. Нас трое, у меня три заряда в глушителе и два запасных, у тебя руки да трость. Не те пропорции, чтобы играть в героев.
Я хотел возразить, но слова застряли в горле, потому что Серафина уже не смотрела на инквизиторов. Она повернулась к стене справа от арки, туда, где под слоем вековой пыли и паутины смутно угадывалась дверь. Не парадный вход, не портал для торжественных процессий, а служебный лаз, запертый на простой механический засов, проржавевший, но все еще державший форму.
— Сюда, — сказала она беззвучно одними губами и потянула засов с такой силой, что тот подался с протяжным, тошнотворным скрипом.
Вален резко обернулся.
Голубые глаза, горящие все тем же неестественным огнем вживленных резонаторов, скользнули по темным окнам домов, по пустым аркам, по каменному кружеву мостов, перекинутых через каналы. На мгновение его взгляд замер на нашей арке. Уголок тонких губ чуть приподнялся.
— Ветер, — бросил он негромко одному из Чистильщиков. — Или крысы. Проверь проходы.
— Калеб, — шепот Серафины хлестнул по уху, как пощечина.
Я шагнул в темноту дверного проема последним, уже на ощупь нашаривая впереди узкий, заваленный строительным мусором коридор. Скит возился с засовом с внутренней стороны, бормоча проклятия. Металл не поддавался — ржавчина съела механизм почти полностью, превратив его в бесполезную декорацию.
— Оставь, — велела Серафина. — Если они найдут нас по звуку — мы не продержимся и минуты.
Мы замерли в полной темноте. Я развернул Сферу Тишины до предела, так, чтобы она поглощала даже стук наших сердец, даже шорох одежды, даже тот тонкий, высокий звон, который всегда возникает в ушах, когда вокруг слишком тихо. Снаружи послышались шаги. Размеренные. Неспешные. Шаги человека, который никуда не торопится, потому что уверен: добыча никуда не денется.
Чистильщик прошел мимо самой арки. Я видел край его плаща, мелькнувший в щели между косяком и неплотно прикрытой дверью. Слышал, как он остановился в двух шагах от нас, вслушиваясь в тишину.
— Никого, — доложил он наконец. — Пусто.
— Пусто не бывает, — голос Валена прозвучал откуда-то издалека, почти с другого конца площади. — Но мы здесь не для крыс. Начинаем. Готовьте камертоны.
Шаги удалились. Серафина медленно, с усилием выдохнула, как человек, который только что задерживал дыхание под водой целую минуту. Скит прислонился лбом к холодной стене и беззвучно зашептал что-то, похожее на молитву, хотя я никогда не считал его верующим.
— Они будут активировать Сердце, — сказал я, глядя на тусклый свет за дверью. — Если мы не остановим их — все закончится. Не только для Эфир-Града. Для всех.
— Значит, остановим, — жестко ответила Серафина, и в этом коротком слове не было места сомнениям. Только чистая, отточенная готовность, которую дают годы жизни на грани. — Но не здесь. И не сейчас. Сначала нам нужно понять, откуда бьет ток, и перерезать провода там, где они не ждут. Есть у Холланда в дневниках что-нибудь про эту дыру?
Я полез за пазуху, нашаривая мягкий кожаный переплет дневника. В темноте читать было невозможно, но я и не пытался — пальцы сами нашли нужный разворот, заложенный надорванным листом, и поднесли его к щели в двери, где еще теплился призрачный свет площади. Строчки плясали перед глазами, написанные торопливым, нервным почерком Августа:«Технический коридор ведет в нижний ярус камертонов. Запасная настройка. Осторожно — ступени не держат вес».
— Есть, — сказал я. — Есть, куда идти. Только быстро. Пока они не начали петь. Потому что когда начнут — наша тишина их уже не обманет.
Скит тихонько хмыкнул, в темноте нашаривая глушитель и проверяя заряд.
— Ну что ж, — произнес он с той странной, почти веселой безнадежностью, которая появляется у людей, слишком старых, чтобы бояться, но слишком опытных, чтобы радоваться. — Залезли в пасть к киту. Теперь посмотрим, что у него внутри, и вырежем ему гланды. Пошли, пока они не хватились своих крыс.
Коридор уходил вниз, во тьму, и я пошел первым, нащупывая тростью каждую следующую ступень. Сзади дышали Серафина и Скит. Спереди, в полной пустоте, меня ждал Эфир-Град со всеми его секретами — и ответ на вопрос, который мучил меня с того самого мига, когда я впервые услышал о нем.
Сколько стоит бессмертие, выстроенное на чужом сне. И есть ли цена, которую нельзя заплатить.


Глава 17

Великая Библиотека Эфир-Града возвышалась над восточным краем центральной площади, и даже на фоне остальных зданий — башен-камертонов, куполов-резонаторов, ажурных мостов, перекинутых между кварталами, — она поражала воображение. Это был не просто дом для книг, а гигантский улей, состоящий из семи концентрических ярусов, каждый из которых слегка выступал над предыдущим, так что все сооружение напоминало перевернутую ступенчатую пирамиду, увенчанную хрустальным куполом. Купол этот, в отличие от остальных построек города, не светился ровным голубоватым светом, а мерцал, переливаясь сотнями крошечных искр, словно внутри него роились светлячки, запертые на вечность. Стены Библиотеки были покрыты теми же шестиугольными плитами «поющего металла», что и все в Эфир-Граде, но здесь плиты были испещрены рунами с такой плотностью, что свободного места почти не оставалось: каждая руна, каждый символ, каждая линия на металле дышала древностью и знанием, накопленным за тысячелетия существования Тартара.
— Здесь, — выдохнул Скит, и его голос дрогнул от благоговения. — Если где-то и есть ответы, то они здесь. Тартарианцы записывали все. Историю, науку, музыку, технологию — каждую деталь своей жизни они впечатывали в «поющий металл», чтобы ничто не пропало. Это самая большая библиотека из всех, что я видел, а я, поверьте, повидал немало.
— Вы думаете, здесь есть информация о том, как остановить Сердце? — спросила Серафина, поправляя повязку на левом предплечье. После боя на площади рана снова начала кровоточить, но она отказалась от помощи, заявив, что «перевяжется потом, когда мы не будем торчать на виду у всего города и его обитателей, реальных и эфирных».
— Я думаю, здесь есть информация обо всем, — ответил Скит. — Вопрос в том, сможем ли мы ее найти. Я читаю на тартарианском — старом диалекте, не современном, — но мои знания ограничены торговым жаргоном и техническими терминами. Исторические тексты могут быть написаны на высоком стиле, а в нем я плаваю, как камень в молоке.
— Значит, нам нужно найти что-то вроде общего каталога, — я шагнул к массивной арке главного входа, над которой светилась рунная надпись. — Или способ прочитать пластины без знания языка. Тартарианцы наверняка предусмотрели такой вариант для тех, кто не умел читать в конце концов, не все жители были учеными.
Мы вошли в Библиотеку через главный вход — высокую стрельчатую арку, створки которой были распахнуты настежь, словно здание ждало посетителей. Внутри царил все тот же рассеянный свет, пронизывающий каждый уголок Эфир-Града, но здесь он был мягче, теплее и, кажется, даже умнее: он концентрировался вокруг столов и читательских мест, оставляя проходы в приятном полумраке. Воздух пах старым металлом и озоном, а еще странным, почти неуловимым ароматом, который я не мог идентифицировать, но который напомнил мне запах сухих трав, развешанных в кабинете Джиан Вэя. Семь ярусов Библиотеки поднимались вокруг центрального атриума, и каждый ярус был опоясан галереей, с которой свисали гроздья эхо-фонарей, давно погасших, но все еще хранящих остаточный заряд. Стены на всех семи уровнях были заняты стеллажами, а на стеллажах покоились пластины — десятки тысяч, сотни тысяч металлических пластин размером с раскрытую книгу, каждая в своем футляре из матового стекла, предохраняющего «поющий металл» от окисления.
— Я думал, здесь будет пыльно, — заметил я, проводя пальцем по ближайшему стеллажу. Палец остался чистым. — Похоже, система климат-контроля работает до сих пор. Тартарианцы строили на совесть.
— Тартарианцы строили на совесть, — эхом отозвался Скит, но в его голосе слышалась не ирония, а искреннее восхищение. — Если бы современные строители работали так же, Нижний город не рассыпался бы в труху каждые десять лет.
Серафина тем временем подошла к одной из читательских кафедр — изящной конструкции из «поющего металла» и матового стекла, напоминающей пюпитр для нот, только более сложной, с углублением для пластины и рунной панелью управления. Она провела ладонью над панелью, и та отозвалась слабым голубоватым свечением, словно пробуждаясь от долгого сна.
— Здесь есть интерфейс, — произнесла она. — Реагирует на эфирное поле. Если я правильно понимаю, это что-то вроде эхо-проектора — устройства, которое считывает запись с пластины и воспроизводит ее не в виде текста, а в виде образов.
— Именно так Холланд искал Эфир-Град, — вспомнил я. — Через эхо-проекцию. Он настроил устройство на частоту Сердца и увидел город. Если здесь стоит такой же проектор, только более мощный и с доступом ко всей библиотеке... мы сможем увидеть все, что видели тартарианцы. Включая последние дни перед Диссонансом.
— Опасно, — предостерег Скит. — Эхо-проекция — это не кино, парень. Ты не просто смотришь на картинку, ты погружаешься в нее, переживаешь события так, как их переживал тот, кто оставил запись. Если ты увидишь Диссонанс... это может сломать тебя.
— Меня уже пытались сломать, — ответил я, усаживаясь за кафедру. — Инквизиция, Чистильщики, сам Певец, все они пробовали, и, как видите, безуспешно. Кроме того, у нас нет выбора. Если мы не узнаем, как именно Архитекторы заперли души и как это отменить, все, что мы делали до сих пор, было напрасным, а я не для того тащился через Разлом с дырой в плече, чтобы остановиться в двух шагах от разгадки.
Я положил ладони на рунную панель, и она вспыхнула ярким светом, реагируя на мой диссонанс. Эхо-проектор, встроенный в кафедру, ожил: над пластиной, лежащей в углублении, начал формироваться образ — сначала размытый, дрожащий, словно отражение в воде, но постепенно обретающий четкость. Я не выбирал конкретную запись, я просто настроился на частоту, которая звучала громче всего, и проектор послушно выдал самую свежую, самую «громкую» пластину, оставленную кем-то в последние дни.
Образ стабилизировался, и я погрузился в него, как ныряльщик в холодную воду.
Я увидел живой Эфир-Град. Не застывший, не призрачный, не заполненный эхо-тенями, а настоящий, наполненный людьми, движением, звуками, запахами, светом. Улицы, которые мы проходили пустыми, здесь были запружены толпами: мужчины и женщины в ярких, струящихся одеждах, с резонансными украшениями, светящимися в такт дыханию; дети, бегущие за обручами, которые сами катились по мостовой, повинуясь звуковым командам; экипажи без лошадей, парящие над мостовой на эфирных подушках и оставляющие за собой легкий, переливающийся след. Все это пело, не в переносном смысле, а в прямом. Каждый житель, проходя через арку или мост, напевал короткую музыкальную фразу, и фраза эта подхватывалась зданиями, усиливалась, вплеталась в общую симфонию города, которая звучала непрерывно, как дыхание.
— Это прекрасно, — прошептал я, но голос мой прозвучал глухо, словно сквозь толщу воды. — Они не были просто цивилизацией. Они были единым существом — симбиозом людей и города, где каждый голос имел значение.
Видение сменилось. Я увидел зал Совета Архитекторов — огромное помещение, отделанное золотом и «поющим металлом», с высокими сводами и круглым столом, за которым сидели двенадцать человек в белых одеждах. Их лица были торжественными, но в глазах некоторых я заметил что-то, что не вязалось с торжественностью момента: алчность, страх, предвкушение. Во главе стола стоял человек, чье лицо показалось мне смутно знакомым. Я не мог его узнать, но что-то в чертах, в осанке, в том, как он двигался, напоминало мне кого-то из ныне живущих. Первый Архитектор Кассиан, понял я. Тот самый, о ком писал Холланд.
— Братья и сестры, — произнес он, и его голос, усиленный акустикой зала, звучал одновременно и ласково, и властно, как голос отца, который обещает детям подарок, но знает, что подарок этот — отравлен. — Сегодня мы завершаем Великий Труд. Наша цивилизация, наш город, наш народ — все достигло предела. Но мы нашли способ преодолеть его. Обряд Единения, который мы провели в течение последних месяцев, достиг своей кульминации. Сегодня каждый житель Эфир-Града, каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок — все они станут частью великой Гармонии. Они не умрут — они перейдут на новый уровень существования, растворятся в песне, которая будет звучать вечно.
— Вечная жизнь? — спросил кто-то из Архитекторов, и в его голосе слышалось сомнение. — Ты уверен, Кассиан? Ритуал требует энергии такого масштаба, что...
— Ритуал требует жертвы, — перебил его Кассиан, и его голос стал жестким. — И жертва будет принесена. Триста тысяч душ — этого достаточно, чтобы питать нас веками. Мы, Архитекторы, станем бессмертными хранителями их памяти, их голосов, их судеб. Кто, если не мы?
Видение сменилось снова, и я увидел площадь перед Библиотекой, ту самую, на которой мы стояли полчаса назад, но теперь она была заполнена людьми. Тысячи и тысячи жителей Эфир-Града стояли плечом к плечу, взявшись за руки и образовав гигантский круг, в центре которого парило Сердце. Они пели ту самую семинотную мелодию, которую я слышал у Ворот, и лица их были спокойными, умиротворенными, даже радостными. Они не знали. Они верили, что обряд Единения сделает их бессмертными, растворит в музыке, подарит вечный покой. Им обещали это Архитекторы, которым они доверяли. И они пели громко, вдохновенно, вкладывая в мелодию всю свою веру, всю свою надежду, всю свою любовь.
А потом Кассиан, стоявший на балконе Библиотеки, поднял руку. И нота изменилась.
Я видел все в деталях — настолько ярких, что хотелось зажмуриться, но я не мог, потому что это была не картинка перед глазами, а запись, вплавленная прямо в мозг. Видел, как частота, на которой пели жители, сдвинулась, всего на полтона, на долю секунды, но этого хватило. Сердце отозвалось уже не гармонией, а диссонансом, резким, болезненным, рвущимся наружу. Видел, как люди на площади начали падать, но не мертвыми, а застывающими, как мухи в янтаре, их тела окутывались голубоватым свечением и останавливались, замирали в тех позах, в которых мы нашли их двести лет спустя. Видел, как их души — нет, не души, а их голоса, их личные частоты, вытягиваются из тел и втягиваются в Сердце, словно вода в воронку. И видел, как Архитекторы на балконе — все двенадцать — остались стоять, невредимые, защищенные какой-то резонансной сферой, и лица их выражали не ужас, а удовлетворение. Кассиан улыбался.
А потом город начал кричать. Триста тысяч голосов, запертых в резонаторе, кричали одновременно, и этот крик был тем, что тартарианцы позже назовут Великим Диссонансом, не природный катаклизм, не случайность, не ошибка эксперимента, а спланированное, хладнокровное массовое убийство, превращенное в ритуал ради бессмертия двенадцати человек.
Я отдернул руки от панели с такой силой, что опрокинул кафедру. Пластина с лязгом упала на пол, проектор погас, но образы все еще стояли перед глазами, как выжженные каленым железом: улыбающийся Кассиан, падающие люди, свет, гаснущий в их глазах, и крик — бесконечный, нечеловеческий крик, который длился двести лет и который я теперь не мог заглушить никакой Сферой Тишины.
Серафина бросилась ко мне, опустилась на колени, схватила за плечи. Ее лицо было белым как полотно, губы дрожали, но голос, когда она заговорила, был твердым — тверже, чем я ожидал:
— Я видела. Я стояла рядом, и проектор транслировал не только тебе — я тоже видела. Калеб, это было... они убили их всех. Всех до единого. Не ради выживания, не ради спасения, а ради власти. Ради бессмертия.
Скит, стоявший чуть поодаль, медленно опустился на читательскую скамью. Его глаза, обычно хитрые и насмешливые, были пусты, а руки, сжимавшие эхо-глушитель, дрожали, как у столетнего старика. Он открыл рот, закрыл, потом все-таки выдавил:
— Двенадцать ублюдков. Двенадцать мерзавцев. И они все еще живы. Питаются Сердцем, как черви трупом. И мы, мы наверху, поклоняемся им, строим им храмы, поем им гимны.
— Не мы, — поправил я, поднимаясь на ноги. Голова кружилась, плечо снова кровоточило, а перед глазами все еще стоял образ улыбающегося Кассиана, но внутри, в том самом резервуаре диссонанса, где обычно плескались страх и сомнения, теперь горел холодный, чистый огонь ярости. — Мы никогда им не поклонялись. Мы с ними боролись, каждый по-своему. Ты — контрабандой и саботажем, Серафина — подпольной войной «Шепота Искр», я охотой за их прихвостнями. Но теперь у нас есть нечто большее, чем просто желание насолить системе. У нас есть доказательство. У нас есть знание. И у нас есть цель — остановить Сердце, освободить души и сделать так, чтобы Кассиан и его друзья ответили за все, что они совершили.
— Ты хочешь убить бессмертных? — Серафина горько усмехнулась. — Звучит как название дешевого романа.
— Я ненавижу дешевые романы, — ответил я, поправляя очки, которые съехали набок во время сеанса. — Поэтому мы не будем убивать их поодиночке. Мы отключим источник их силы, и тогда они станут обычными стариками, которые прожили на два столетия дольше положенного и которым давно пора на покой. А теперь давайте искать информацию о том, как это сделать. Скит, вы сказали, что читаете технический тартарианский. Ищите секцию «Энергетические системы» или что-то подобное. Серафина, проверь верхние ярусы, может быть, там есть административные записи. А я пока приведу себя в порядок и попробую еще раз воспользоваться проектором, только на этот раз более прицельно. Без погружения в историю массовых убийств, если получится.
— А если не получится? — спросила Серафина.
— Тогда я увижу что-то еще настолько же ужасное, — ответил я. — Но ужас, в отличие от смерти, — штука преодолимая.

Глава 18

Мы покинули Библиотеку, когда эхо-фонари на ее сводах начали менять цвет с дневного золотистого на вечерний янтарный — древний механизм, который, как и все в Эфир-Граде, продолжал работать, подчиняясь ритму, заданному два столетия назад. Скит предложил устроиться на ночлег в одном из прилегающих к площади зданий, бывшем административном корпусе Гильдии Техник-Магов, чьи кабинеты, выходившие окнами прямо на Сердце, все еще хранили остатки мебели и даже работающие эхо-светильники. Мы выбрали комнату на третьем этаже, достаточно просторную, чтобы разместиться втроем, и достаточно высокую, чтобы держать под наблюдением площадь и парящий над ней кристалл. Из окна открывался вид на Сердце, которое в ночном режиме светилось мягче, приглушеннее, но продолжало пульсировать все в том же ритме, семь нот, бесконечно сменяющих друг друга, как волны прибоя.
Скит, сославшись на усталость и боль в боку, завалился в углу на груду старых гобеленов, которые он стащил из соседнего кабинета, и через пять минут уже храпел — с тем же характерным присвистом, что и все предыдущие ночи. Мы с Серафиной остались у окна. Я сидел на перевернутом ящике из-под архивных пластин, Серафина стояла, прислонившись спиной к косяку, и смотрела на Сердце с тем выражением, которое я научился распознавать за последние недели. Выражение это не предвещало ничего хорошего.
— Мы должны уничтожить его, — произнесла она, не отрывая взгляда от кристалла. — Прямо сейчас. Пока Вален не подтянул подкрепление, пока Архитекторы не поняли, что мы здесь, пока у нас есть шанс добраться до Сердца и разнести его вдребезги. Каждый час промедления — это час, который Кворум использует для того, чтобы укрепить оборону.
— Мы не можем, — ответил я, и в моем голосе прозвучала та особая, усталая терпеливость, которая появляется, когда повторяешь одно и то же в десятый раз и знаешь, что придется повторить в одиннадцатый. — Я уже объяснял: Сердце — это не просто батарея. Это ядро всей акустической системы Разлома. Если его уничтожить физически — взрывом, обвалом, ударом, чем угодно, — произойдет цепная реакция. Камертоны, настроенные на частоту Сердца, войдут в резонанс и обрушат своды пещеры. Весь Разлом схлопнется, а вместе с ним — и Город на поверхности. Погибнут сотни тысяч Безмолвных, которые ни в чем не виноваты, которым мы, теоретически, пытаемся помочь. Это не победа, Серафина. Это массовое убийство, только с другого конца.
— Это не массовое убийство, — она резко повернулась ко мне, и в ее зеленых глазах вспыхнули искры — те самые, которые всегда предвещали неконтролируемый выброс. — Это жертва. Да, погибнут люди. Но погибнут и Архитекторы. И система, которую они построили, рухнет. А на ее месте можно будет построить что-то новое, свободное от эфирного рабства, от Инквизиции, от храмов-ретрансляторов, высасывающих энергию из каждого, кто в них молится. Ты сам говорил: «Даже падальщик может выгрызть гнилое мясо так, чтобы осталось место для чего-то живого». Вот оно, это место. Оно будет залито кровью, но оно будет чистым.
— Я говорил о том, чтобы выгрызать гнилое мясо, — возразил я, поднимаясь на ноги. — Не о том, чтобы сжечь все здание вместе с пациентами. Это разные вещи, и ты это знаешь.
— Я знаю только то, что ты боишься, — она шагнула ко мне, и теперь мы стояли лицом к лицу, разделенные всего полуметром, который казался пропастью. — Ты боишься сделать выбор. Боишься взять на себя ответственность за последствия. Ты всю жизнь прятался за маской — сначала за очками и костюмом, потом за кодексом своего наставника, потом за сарказмом: «О, я просто консультант, о, я просто наемник, о, я просто хромой интеллигент с тростью, не принимайте меня всерьез». Но реальность такова, Калеб, что иногда выбор — это не между хорошим и плохим. Иногда выбор — это между ужасным и еще более ужасным. И тот, кто не может выбрать ужасное, выбирает еще более ужасное по умолчанию, просто потому что бездействует.
— Я не бездействую, — мой голос стал холодным, и я сам почувствовал, как в нем прорезаются те самые ноты, которые обычно предшествуют активации Сферы Тишины. — Я ищу третий вариант. Перенастройка камертонов, сдвиг частоты, размыкание контура — это сработает. Это освободит души, не разрушив город. Да, это займет больше времени, чем взрывчатка под Сердцем. Да, это потребует от нас ювелирной работы и терпения вместо героического самопожертвования. Но я предпочитаю быть скучным стратегом, чем мертвым героем.
— Твой третий вариант — это фантазия! — она почти кричала теперь, и с кончиков ее пальцев срывались искры, оставляя на полу крошечные опалины, которые дымились еще несколько секунд. — У нас нет времени на ювелирную работу! Вален здесь, в городе, с отрядом Чистильщиков! Архитекторы, скорее всего, уже знают, что Ворота открыты! Пока ты будешь рассчитывать частоты и чертить схемы, сюда прибудет вся Инквизиция, и тогда мы умрем — не как герои и не как стратеги, а как дураки, которые забрались слишком глубоко и не смогли решиться на последний шаг!
Скит проснулся от крика, а не от шума, и приподнялся на своем ложе из гобеленов. Его лицо, помятое после сна, выражало смесь раздражения и тревоги.
— Эй, голубки, — прохрипел он, протирая глаза. — Может, не надо? Сейчас полночь, мы все устали, и крики разносятся по всему зданию, а я не уверен, что Чистильщики спят так же крепко, как я. Давайте отложим спор до утра, а?
— Заткнись, Скит, — хором ответили мы, не оборачиваясь, и это было единственное, в чем мы с Серафиной согласились за последние полчаса.
Она снова повернулась ко мне, и теперь в ее лице не было ни гнева, ни раздражения, только глубокая, горькая печаль, которая была хуже любой ярости.
— Знаешь, что самое смешное? — произнесла она тихо. — Я думала, что мы с тобой — одно целое. Два Искаженных, два изгоя, два человека, которые понимают друг друга без слов. Я думала, что ты единственный, кто способен увидеть мир так же, как я. Без иллюзий, без розовых очков, без этого твоего треклятого «третьего варианта», который всегда оказывается просто отговоркой. А теперь я понимаю, что ты не видишь мир таким, какой он есть. Ты видишь его таким, каким хочешь видеть. И ты готов пожертвовать единственным шансом на победу ради того, чтобы сохранить иллюзию, что можно победить, не замарав рук.
— Я замарал руки больше, чем ты можешь представить, — ответил я, и мой голос прозвучал глуше, чем мне хотелось бы. — Я убивал. Я предавал. Я лгал. Я делал все это не ради иллюзий, а потому что знал, что за каждым моим действием стоят последствия, и, если я не учту их, расплачиваться будут другие. Ты называешь это трусостью, Серафина? Хорошо, называй. Но моя «трусость» спасла больше жизней, чем твоя «решимость». И если бы ты хоть раз остановилась и подумала, прежде чем поджигать очередной склад, ты бы это поняла.
Она отшатнулась, как от пощечины. Искры с ее пальцев погасли разом, и лицо превратилось в маску — ту самую, безжизненную, застывшую, которую я видел в туннелях Разлома и на площади перед Воротами. Маску, за которой она прятала свою боль.
— Хорошо, — произнесла она ледяным тоном. — Ты оставайся здесь и считай свои частоты. А я пойду и сделаю то, что должна была сделать с самого начала. Я найду способ уничтожить Сердце. И если для этого мне придется действовать в одиночку, что ж, я привыкла.
— Серафина, не глупи, — я шагнул к ней, но она выставила вперед руку, и с ладони сорвался язык пламени — не боевой, а предупредительный, но достаточно горячий, чтобы я остановился. — Ты даже не знаешь, где искать. Ты не знаешь систему камертонов, не знаешь, как обойти защиту Валена, не знаешь, как управлять эхо-проекторами...
— А ты знаешь? — она горько усмехнулась. — Ты знаешь достаточно, чтобы тянуть время. Но время — это то, чего у нас нет. Прощай, Калеб. Если я не вернусь — ты был прав. Если вернусь — значит, правой оказалась я, и тогда ты будешь должен мне самый большой завтрак в истории Города.
Она развернулась и вышла из комнаты, не оглядываясь. Ее шаги простучали по лестнице, потом стихли где-то внизу, и наступила тишина — та самая, которая в Разломе всегда предвещает бурю. Я стоял у окна, глядя на Сердце, и чувствовал, как внутри меня обрывается невидимая нить, которая связывала нас все это время. Скит подошел сзади, и я слышал его дыхание — неровное, с присвистом, но молчать он не стал.
— И что теперь?
— Теперь я буду делать свою работу, — я сел обратно на ящик и достал из кармана обгоревший фрагмент карты Холланда, который начал едва заметно вибрировать, словно тоже чувствовал нарастающее напряжение. — У меня есть схема камертонов, есть доступ к эхо-проектору и есть несколько часов до того, как Серафина найдет взрывчатку. Думаю, я успею.
Я разложил фрагмент карты на подоконнике и начал наносить на него пометки карандашом, который всегда носил с собой — привычка, выработанная за годы работы с документами. Резонансная схема Эфир-Града была гениальной в своей сложности, но любая сложная система имеет слабые места — точки, в которых частота сбивается, гармония нарушается, контур размыкается. Если найти такую точку и воздействовать на нее с правильной силой и на правильной частоте, Сердце не взорвется — оно просто перестанет питать Архитекторов. Души освободятся. А город останется цел.
Где-то в глубине здания раздался далекий гул — низкий, вибрирующий, похожий на тот, что предшествовал появлению Певца. Скит встревоженно поднял голову, но я покачал головой, это была не атака. Это Сердце меняло ритм, и это означало, что Серафина была у Сердца. И времени у меня оставалось меньше, чем я рассчитывал. Я склонился над картой и начал расчеты — быстро, лихорадочно, как не делал со времен обучения у Джиан Вэя.

Глава 19

Она ушла три с половиной часа назад. Я считал минуты, хотя старался не смотреть на часы.
После ее ухода в комнате повисла та самая тишина, которая хуже любого крика — глухая, обвиняющая, полная невысказанных слов, которые мы оба пожалеем, если не успеем произнести их вовремя. Скит не лез с расспросами, только вздыхал в своем углу и изредка бросал на меня взгляды, полные той старческой мудрости, которая предпочитает молчать, потому что знает: в такие моменты любое слово лишнее.
Я склонился над картой, пытаясь вернуться к расчетам, но цифры плыли перед глазами. Резонансные контуры, частоты сдвига, точки размыкания, все это было важно, все это могло спасти тысячи жизней, но где-то на периферии сознания пульсировала другая цифра –– три с половиной часа.
— Она злая и упрямая, но не дура, — пробормотал Скит, словно читая мои мысли. — Без тебя ей не справиться, и она это знает. Придет.
— Вы не понимаете, Скит, — ответил я, не поднимая головы. Карандаш в пальцах дрожал, оставляя на карте неровные, дерганые линии. — Дело не в том, справится она или нет. Дело в том, что она права. Систему нельзя победить, не замарав рук. Я знаю это лучше, чем кто-либо. Но я также знаю, что есть разница между грязными руками и кровавой бойней. А она… она сейчас там, и она будет искать взрывчатку. Потому что она уверена, что другого выхода нет.
— А он есть? — спросил Скит тихо.
Я не ответил. Потому что правда заключалась в том, что мой «третий вариант» — перенастройка камертонов, сдвиг частоты, размыкание контура — все еще оставался теорией. Бумажной схемой. Красивой идеей, которая могла рассыпаться при первом же столкновении с реальностью. А у Серафины была железобетонная уверенность в том, что динамит решает любые проблемы, если его взять побольше.
Потом я почувствовал это.
Сначала появилась тонкая, почти неуловимая вибрация, прошедшая сквозь пол, сквозь стены, сквозь мою Сферу Тишины, которую я неосознанно держал развернутой вокруг комнаты. Я поднял голову. Скит, дремавший в углу, подскочил как ужаленный, и его лицо вмиг утратило сонную расслабленность. Я узнал это выражение, я видел его в тартарианском убежище, когда Певец впервые заговорил с нами.
— Он поет, — прошептал Скит. — Я узнаю эту песню. Слышал ее двадцать лет назад, когда он убивал Маркуса. И слышал каждую ночь с тех пор. Это он.
— Серафина, — произнес я, и это было не предположением.
Холодный страх сжал внутренности. Она пошла к Сердцу. Одна. С полным зарядом дисков и уверенностью в том, что динамит решит все проблемы. И Певец нашел ее — или она наткнулась на него, когда он патрулировал площадь.
— Проклятье, Серафина, — прошептал я, вставая так резко, что ящик, на котором сидел, опрокинулся. — Ты не могла подождать еще полчаса? Еще полчаса и у меня была бы готова схема!
— Она не умеет ждать, — сказал Скит, поднимаясь. Его голос был ровным, хотя руки дрожали. — Никогда не умела. Слишком много крови за спиной. Слишком много тех, кого она не успела спасти. Она думает, что если промедлит еще минуту — будет поздно. И иногда она права.
Я схватил трость, нашарил на поясе эхо-глушитель. Заряд был полным — я проверил его перед тем, как провалиться в тревожный сон, и не забыл пополнить. В голове стучала одна мысль: я должен успеть. Должен добраться до площади раньше, чем Певец закончит свою песню. Должен найти способ остановить его — не убить, потому что убить Певца невозможно обычным оружием, а именно остановить. Сбить с ритма. Заставить замолчать. Хотя бы на минуту.
— Ты уверен? — спросил я, глядя на Скита. Рана в боку все еще давала о себе знать — старик заметно хромал, припадая на левую ногу. — Ты двадцать лет боялся его. Можешь не ходить.
— Именно поэтому я должен, — ответил Скит, и в его глазах загорелась та самая решимость, которую я видел в Ущелье Эха. — Двадцать лет я прятался. Хватит. К тому же, — он криво усмехнулся, — если ты пойдешь один, то точно что-нибудь напортачишь без моего ценного руководства.
Мы бежали через пустые улицы Эфир-Града.
Песня Певца становилась громче с каждым шагом. Она не оглушала — она проникала внутрь, в самую глубину, туда, где прячутся самые старые страхи. Я стиснул зубы и усилил Сферу Тишины, отсекая этот шепот. Скит рядом дышал тяжело, хрипло, но не отставал.
Площадь открылась перед нами внезапно, и я увидел то, чего боялся больше всего.
Серафина лежала на мостовой. Она была без сознания, ее одежда была опалена по краям, а на лице застыло выражение, в котором я прочитал все: ярость, отчаяние, бессилие и — что хуже всего — унизительное знание того, что она была неправа. Вокруг нее, на расстоянии вытянутой руки, темнели пятна от ее же искр — следы атаки, которая не достигла цели.
А над ней стоял он.
Певец, коллаж из металла, плоти и эфирных кристаллов, переливающихся в такт его бесконечной песне. Голубой огонь в пустых глазницах горел ровно, но в этом огне я увидел не ярость. Я увидел усталость. Ту самую, бесконечную усталость, которую он предлагал нам оставить в убежище, и еще что-то, похожее на… облегчение? Словно он ждал нас.
Его рука-клинок была занесена над грудью Серафины, но не опускалась. Он медлил.
— Отойди от нее, — сказал я, выходя из тени арки.
Голос мой прозвучал тихо — но в тишине площади, нарушаемой только его песней, каждое слово прозвучало как удар. Певец медленно повернулся. Его многоголосый хор издал короткий, резкий звук, в котором смешались удивление, узнавание и что-то, похожее на надежду.
— ТЫ ПРИШЕЛ.
Не вопрос. Констатация.
— Я ЗНАЛ, ЧТО ТЫ ПРИДЕШЬ. ДИССОНАНС ТВОЕЙ ПОДРУГИ — ЭТО КРИК, А ТВОЙ — ЭТО ТИШИНА. КРИК ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ, НО ТИШИНА ОСТАНАВЛИВАЕТ. ОНА ПЫТАЛАСЬ УНИЧТОЖИТЬ СЕРДЦЕ. ОНА ПРИШЛА ОДНА. ОНА ПРОИГРАЛА.
— Я вижу, — ответил я, не сбавляя шага. Сфера Тишины пульсировала вокруг меня, расширяясь с каждым вздохом. — И сейчас ты убьешь ее. Потому что ты Страж. Потому что так запрограммирован. Потому что у тебя нет выбора.
Певец замер. В его глазах пустых, светящихся, что-то дрогнуло.
— ТЫ ПРАВ, — произнес он, и в его многоголосом хоре впервые прозвучала нотка, которую я не слышал раньше. Горечь. — У МЕНЯ НЕТ ВЫБОРА. Я СОЗДАН ЗАЩИЩАТЬ СЕРДЦЕ. ДАЖЕ ЕСЛИ Я ХОЧУ ИНАЧЕ. ДАЖЕ ЕСЛИ Я ЗНАЮ, ЧТО ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ СВОБОДУ. МОЯ ПЕСНЯ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ.
— А если я дам тебе выбор? — спросил я, останавливаясь в десяти шагах от него. Серафина была между нами — без сознания, уязвимая, но живая. Я чувствовал ее дыхание. Слабое, но ровное. — Если я заставлю тебя замолчать? Не убью, а просто отключу. На минуту. На десять секунд. Достаточно, чтобы забрать ее.
— ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, О ЧЕМ ПРОСИШЬ, — ответил Певец. Его голос стал тише. И в этой тишине, в этом внезапном, почти человеческомпочти, я услышал не угрозу. Я услышал мольбу. — МОЛЧАНИЕ ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО СМЕРТЬ. НАСТОЯЩАЯ. ТА, ПОСЛЕ КОТОРОЙ НЕ ПРОСЫПАЮТСЯ. ТЫ ГОТОВ УБИТЬ МЕНЯ, ЧТОБЫ СПАСТИ ЕЕ?
Я посмотрел на Серафину. На ее бледное лицо. На опаленные края одежды. На руки — руки, которые всего несколько часов назад тянулись к пламени, а теперь лежали неподвижно, пальцы чуть подрагивали в такт пульсации Сердца.
— Да, — сказал я. — Готов.
Певец медленно опустил руку-клинок. Он смотрел на меня — и я видел, что внутри этого чудовища, внутри этого коллажа из металла и плоти, внутри этого двухсотлетнего стража все еще теплится что-то человеческое. Что-то, что хочет смерти. Что-то, что боится ее. Что-то, что устало ждать.
— ТОГДА ДЕЙСТВУЙ, — произнес он. — НО ЗНАЙ: КОГДА Я ЗАМОЛЧУ, ПРИДУТ ДРУГИЕ. ХРАМЫ-РЕТРАНСЛЯТОРЫ УЖЕ ЧУВСТВУЮТ ДИССОНАНС. ИНКВИЗИЦИЯ БУДЕТ ЗДЕСЬ РАНЬШЕ, ЧЕМ ТЫ УСПЕЕШЬ ВЗДОХНУТЬ. ТЫ СПАСЕШЬ ЕЕ, НО ПОГУБИШЬ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ.
— Это моя забота, — ответил я.
Я шагнул вперед, сокращая расстояние. Сфера Тишины сомкнулась вокруг Певца, и я почувствовал, как его песня — многовековая, бесконечная песня стража — начала глохнуть. Он не сопротивлялся. Он просто стоял и смотрел на меня светящимися глазами, и в этом взгляде было столько боли, что у меня защемило в груди.
— Прости, — сказал я.
И сжал сферу.
Певец замер. Его многоголосый хор издал последний, сдавленный звук — не крик, не стон, а что-то среднее между вздохом и молитвой, — а потом он рухнул на колени. Металлические пластины его тела потемнели, кристаллы потускнели, голубой огонь в глазницах погас. Он не умер, я не убивал его. Но он замолчал. Надолго ли, я не знал.
Я бросился к Серафине, подхватил ее на руки. Она была легче, чем я ожидал или это усталость сделала меня слабее. Ее голова безвольно откинулась назад, губы шевелились, словно она пыталась что-то сказать во сне.
— Серафина, — позвал я, перехватывая ее поудобнее. — Ты жива, дура ты эдакая. Ты жива. А теперь мы убираемся отсюда, пока он не очнулся.
Скит, до этого стоявший в тени арки с глушителем наготове, вышел вперед.
— Я прикрою, — сказал он. — Ты неси ее. Только быстро.
Я зашагал к выходу с площади. Сзади слышалось тяжелое дыхание Скита и его приглушенные проклятия он ковылял, стреляя наугад по теням, в которых ему чудились Чистильщики. На самом деле площадь была пуста. Вален и его отряд ушли или затаились слишком глубоко, чтобы высовываться, пока Певец разбирался с непрошеными гостями.
Мы выбрались в техническую галерею, ту самую, откуда пришли, и только тогда я позволил себе остановиться и перевести дыхание. Серафина зашевелилась в моих руках, застонала, потом открыла глаза. Мутные, невидящие. Потом в них появилась узнавание.
— Калеб? — прошептала она. — Ты… ты пришел.
— Ты как маленький ребенок, — сказал я, и голос мой прозвучал хрипло — то ли от усталости, то ли от того, что я боялся сорваться на крик. — Уходишь, когда на тебя не смотрят. Делаешь глупости. Влипаешь в истории. А потом приходится тебя вытаскивать, как котенка из канализации.
— Динамит не сработал, — пробормотала она, все еще не совсем приходя в себя. — Кокон… кокон жрет любую энергию. Я ударила по нему всем, что было, а он только ярче засветился. И тут пришел этот… этот…
— Я знаю, — сказал я. — Молчи. Отдыхай. Поговорим потом.
— Я была неправа, — выдохнула она, и в ее глазах блеснули слезы. — Ты был прав. Третий вариант… он нужен. Потому что динамит не работает, а я чуть не сдохла по глупости.
— Я знаю, — повторил я.
— Перестань говорить «я знаю»! — она попыталась ударить меня кулаком в грудь, но рука безвольно упала. — Я… я хочу сказать, что… что ты меня спас. И что я…
— Потом, — сказал я, и мой голос стал мягче. — Все потом. Сейчас — выбираемся отсюда и возвращаемся в убежище. У меня есть схема. И кажется, я понял, как перенастроить камертоны, чтобы разомкнуть контур.
— Правда? — Она смотрела на меня снизу вверх, и в ее глазах, сквозь усталость и боль, пробивался тот самый огонь, который я так боялся погасить. Не крик. Не пламя. А что-то более хрупкое. Более важное.
— Правда, — солгал я. Потому что схема была готова только наполовину, а вторую половину я понятия не имел, как доделывать. Но ей сейчас не нужно было знать правду. Ей нужно было верить, что мы не зря прошли через весь этот ад.
Скит, ковылявший сзади, хмыкнул и покачал головой.
— Голубки, — проворчал он. — Я тут умираю от усталости, рана кровоточит, а они воркуют. Пошли уже, пока этот металлический солист не очухался и не устроил нам бис.
Я пошел вперед, держа Серафину на руках, и тишина технической галереи сомкнулась за нашими спинами. Но даже в этой тишине я все еще слышал песню Певца — приглушенную, далекую, но неумолимую. Он очнется. И когда он очнется, он придет за нами снова. Потому что он Страж. Потому что у него нет выбора.
В отличие от нас.


Глава 20

Я опустил Серафину на мостовую у подножия ближайшего камертона, подальше от линии огня. Она по-прежнему была без сознания, но дыхание выровнялось, а пульс, который я нащупал на ее запястье, бился ровно и значительно сильнее, чем минуту назад. Дикий эфир Разлома делал свое дело, Искаженные восстанавливались быстрее обычных людей, и я мысленно поблагодарил ту самую мутацию, которую Синод объявил проклятием. Без нее Серафина была бы уже мертва. С ней у нее оставался шанс, и я намеревался этот шанс использовать.
Я выпрямился и повернулся лицом к Певцу. Страж Сердца стоял в центре площади, и его многоголосый хор звучал все так же — низко, тягуче, на одной бесконечной ноте, от которой вибрировали кости. Голубой огонь в пустых глазницах горел ровно, и в этом огне я читал не угрозу, а странную, почти человеческую покорность судьбе, которую он не выбирал, но которую вынужден был нести. Впрочем, покорность не мешала ему быть смертельно опасным, а жалость к тюремщику, пусть даже и невольному, была роскошью, которую я не мог себе позволить.
— Значит, ты все-таки решил драться, — произнес я, перехватывая трость обеими руками и разворачивая Сферу Тишины на полный радиус. — Я надеялся, что мы сможем договориться.
— ДОГОВОРЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ МОЯ ПЕСНЯ, — ответил Певец. — ТЫ ХОЧЕШЬ ОСТАНОВИТЬ СЕРДЦЕ. Я ДОЛЖЕН ЕГО ЗАЩИЩАТЬ. ВЫБОРА НЕТ НИ У ТЕБЯ, НИ У МЕНЯ. ТАК БЫЛО ЗАДУМАНО.
— Мой наставник говорил, что любой замысел можно пересмотреть, если он ведет к бессмысленным жертвам, — я сделал шаг вперед, и «поющий металл» под моими ногами отозвался глухим звоном. — Твой создатель, Кассиан, запрограммировал тебя убивать, но он не дал тебе права выбирать. Я даю тебе это право сейчас. Отойди. Дай мне попытаться освободить души так, как я считаю нужным, — без взрыва, без разрушения, без новых смертей. Если у меня не получится, тогда можешь петь свою колыбельную. Но дай мне хотя бы попробовать.
Певец молчал. Его хор затих на мгновение, и в наступившей тишине я слышал только собственное дыхание да далекий пульс Сердца, парящего над площадью. А потом он покачал головой — медленно, словно каждое движение давалось ему с трудом.
— НЕ МОГУ. ПЕСНЯ УЖЕ ЗВУЧИТ. ОНА ЗВУЧИТ ВСЕ ДВЕСТИ ЛЕТ, И Я НЕ МОГУ ЕЕ ОСТАНОВИТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛ. ВЫХОД ТОЛЬКО ОДИН — ЗАСТАВИТЬ МЕНЯ ЗАМОЛЧАТЬ СИЛОЙ.
— Ну, раз ты настаиваешь, — я вздохнул и покрепче перехватил трость. — Тогда не говори потом, что я тебя не предупреждал.
Первый удар я нанес без предупреждения — Сфера Тишины, расширенная до предела, рванулась вперед и врезалась в звуковой барьер Певца, словно таран. Две частоты столкнулись, и площадь наполнилась визгом, который слышали не уши, а все тело разом. Певец покачнулся, но устоял, и его ответная атака не заставила себя ждать. Нота изменилась, стала выше, пронзительнее, и моя Сфера пошла трещинами. Я усилил защиту, перераспределил резерв, но давление нарастало с каждой секундой.
— Калеб, он слишком силен! — крикнул Скит откуда-то сбоку. Он стоял, привалившись к камертону, и его лицо было серым, как пепел. — Его питает само Сердце! Ты не пробьешь его в лоб!
— Предложи что-нибудь получше! — огрызнулся я, уклоняясь от удара кристаллического клинка, который рассек воздух в том месте, где только что была моя голова.
— Попробуй клинки! Те, которыми ты резал Чистильщиков! Если пробьешь его защиту, сможешь добраться до резонатора!
Я не стал тратить время на ответ. «Плач Эфира» сорвался с моих пальцев — два полупрозрачных лезвия, поющие на частоте, способной резать материю. Я метнул их одновременно, целясь в стыки между металлическими пластинами на корпусе Певца, туда, где должна была находиться его энергетическая сердцевина. Клинки ударили в цель, и Певец издал вопль — многоголосый, раздирающий барабанные перепонки, полный боли и ярости. Одно лезвие застряло в плече, второе вонзилось в бок, и из ран хлынул голубоватый эфирный дым, смешанный с обрывками песни, которая на мгновение сбилась с ритма.
— ТЫ ДЕЛАЕШЬ МНЕ БОЛЬНО, — произнес Певец, и в его голосе не было угрозы — только удивление, почти детское, словно он забыл, что такое боль, и теперь вспоминал. — ДАВНО НИКТО НЕ ДЕЛАЛ МНЕ БОЛЬНО. ПОСЛЕДНИМ БЫЛ ТВОЙ НАСТАВНИК.
Я замер. Клинки воли погасли в моих пальцах, и я уставился на Певца.
— Мой наставник? Ты знал Джиан Вэя? — спросил я.
— ЗНАЛ, — ответил Певец, и его многоголосый хор зазвучал тише, почти интимно. — ОН ПРИХОДИЛ СЮДА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД — НЕ С ТОБОЙ, С ДРУГИМ УЧЕНИКОМ. ОНИ ХОТЕЛИ ОСТАНОВИТЬ СЕРДЦЕ, КАК И ТЫ. Я СПЕЛ ДЛЯ НИХ КОЛЫБЕЛЬНУЮ, НО ДЖИАН ВЭЙ УШЕЛ — ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО СМОГ УЙТИ ОТ МОЕЙ ПЕСНИ. ЕГО УЧЕНИК ОСТАЛСЯ ЗДЕСЬ.
Я вспомнил слова Джиан Вэя о том, что у него был другой ученик до меня, что он погиб в Разломе, что эта потеря до сих пор тяготит наставника, хотя тот никогда не показывал этого. Значит, это был не просто Разлом — это был Эфир-Град. Джиан Вэй проходил здесь, сражался с Певцом и выжил — единственный выживший из двух экспедиций.
— Если он смог уйти, смогу и я, — произнес я, поднимая трость.
— ОН УШЕЛ, ПОТОМУ ЧТО ПРИНЯЛ МОЮ ЖЕРТВУ, — ответил Певец. — ОН ОСТАВИЛ МНЕ СВОЕГО УЧЕНИКА. ТЫ ГОТОВ СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ? ОСТАВИТЬ СВОЮ ПОДРУГУ И БЕЖАТЬ?
— Нет, — сказал я. — Я не оставлю ее, и я не оставлю город. Я найду третий вариант, даже если для этого мне придется разобрать тебя на запчасти. А то, что Джиан Вэй пожертвовал учеником, — это его грех, а не мой.
— ТОГДА ДЕРИСЬ, — хор зазвучал громче, и в нем прорезалась та самая нота — семьдесят два герца, частота сердечного сокращения, модулированная в убийственный импульс. — ДЕРИСЬ, УЧЕНИК ДЖИАН ВЭЯ, И ПОСМОТРИМ, ПРЕВЗОШЕЛ ЛИ ТЫ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ.
Бой возобновился. Я использовал все, чему меня учили, Сферу Тишины для защиты, клинки воли для атаки, виброудары через трость для разрушения брони Певца. Но каждый мой удар, даже самый точный, даже самый сокрушительный, оставлял лишь временные повреждения, которые затягивались быстрее, чем я успевал нанести следующий. Певец же, напротив, наращивал давление: его нота становилась громче, пронзительнее, и моя Сфера Тишины, еще недавно казавшаяся непробиваемой, теперь прогибалась под этим напором, как парус под штормовым ветром. Я чувствовал, как резерв тает, как силы покидают меня, как боль за левым глазом становится невыносимой, и понимал: еще минута-другая — и я проиграю.
И тогда заговорил Скит.
— Калеб, — произнес он, и его голос, обычно скрипучий и насмешливый, прозвучал странно спокойно, почти умиротворенно. — У меня есть идея.
Я обернулся и увидел, что старик выпрямился во весь рост. Его лицо, только что серое и изможденное, обрело какое-то новое выражение — не страха, не отчаяния, а решимости, смешанной с облегчением. Он расстегнул куртку и извлек из внутреннего кармана небольшой предмет, завернутый в промасленную тряпицу. Когда он развернул ткань, я увидел резонатор — старый, тартарианской работы, с потускневшими рунами и треснувшим корпусом, но все еще излучающий слабое голубоватое свечение.
— Я говорил тебе, что был Техник-Магом, — сказал Скит, и его губы растянулись в той самой щербатой ухмылке, которую я так хорошо изучил за время нашего путешествия. — Но я не говорил, что сохранил свой резонатор. Инквизиция думала, что вырезала его, когда я бежал в Разлом, но я спрятал запасной. Двадцать лет я восстанавливал его по крупицам, по деталям, по обрывкам схем. Думал, что он мне понадобится, когда я решусь на последний шаг. И вот, кажется, время пришло.
— Что ты собираешься делать? — спросил я, хотя уже догадывался.
— То, чего не сделал двадцать лет назад, — он посмотрел на Певца, и в его глазах больше не было страха. — Я отдам долг. Маркус, мой напарник, которого я продал этому существу, — он здесь, я слышу его голос в хоре. Я не могу вернуть его к жизни, но я могу сделать так, чтобы его смерть не была напрасной. И твоя подруга, и ты сам — вы не должны умирать здесь. Вы должны закончить начатое. А я — я должен наконец поступить правильно.
Он прижал резонатор к груди и запел. Это не было «Слово Камня» или «Слово Оков», которые использовали Гармонизаторы, — нет, это была простая, почти народная мелодия, старый тартарианский гимн, который, наверное, пели еще до Великого Диссонанса. Голос Скита, обычно хриплый и надтреснутый, зазвучал чисто, сильно, и резонатор вспыхнул ярким голубым светом, отзываясь на каждую ноту. Я почувствовал, как воздух вокруг нас задрожал, как частота Певца начала сбиваться, как его хор издал короткий, резкий вопль — не боли, а замешательства, словно в стройную мелодию вклинился посторонний звук и разрушил ее.
— НЕТ! — взревел Певец, и в его голосе впервые прозвучал страх. — ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, СТАРИК? ТЫ НЕ МОЖЕШЬ... ТЫ НЕ ДОЛЖЕН...
— Я должен, — ответил Скит, и его голос слабел, но улыбка оставалась. — Я должен был еще тогда. Прощай, Певец. Прощай, город. Прощай, Калеб. Передай ей, что я все-таки не такой уж скользкий тип.
Свет резонатора стал невыносимо ярким, а потом раздался звук — один-единственный, чистый, как удар колокола, и Скит рухнул на мостовую, и его тело было легким и пустым, как оболочка, из которой ушла вся жизнь. Нота, которую он издал, ударила в Певца с такой силой, что тот пошатнулся и замер, его хор оборвался на середине, многоголосый аккорд рассыпался на отдельные голоса, которые зазвучали вразнобой, потеряв всякую гармонию. Звуковой кокон вокруг Сердца дрогнул и пошел рябью, а голубой огонь в глазницах Певца замерцал и потускнел. Этого мгновения — этих нескольких секунд, пока страж был дезориентирован, пока его песня сбилась, пока защита Сердца ослабла, — мне хватило.
Я опустился на колени рядом со Скитом и взял его за руку. Он был еще жив — едва-едва, на самом пределе, и его губы шевелились, пытаясь что-то сказать.
— Я вернул долг, — прошептал он, и его голос был тихим, как шелест сухих листьев. — Теперь скажи мне... скажи, что город был прекрасен. Я должен знать, что все это было не зря. Что Маркус погиб не напрасно. Что двадцать лет страха и вины стоили того, чтобы прийти сюда и увидеть... увидеть...
Он закашлялся, и из его горла вырвался хриплый, прерывистый вздох. Я сжал его ладонь крепче и, не отпуская, посмотрел в его глаза — те самые, которые когда-то смотрели на меня с циничной усмешкой и хитрым прищуром, а теперь смотрели с надеждой и страхом.
— Да, — ответил я, и мой голос прозвучал глухо, но твердо. — Он был прекрасен. Эфир-Град, Скит, — самый прекрасный город из всех, что я видел. Его улицы поют, его башни касаются небес, его жители все еще здесь, и они ждут освобождения. И вы помогли им, Скит. Вы вернули им надежду.
Старик улыбнулся — в последний раз, той самой щербатой улыбкой, которая так раздражала меня еще неделю назад, а теперь казалась почти родной. Его пальцы, сжимавшие мою ладонь, ослабли, дыхание остановилось, а взгляд, устремленный в свод пещеры, стал пустым и бесконечно далеким. Я закрыл ему глаза и поднялся на ноги.
Певец все еще стоял на площади, дезориентированный, потерянный, его хор звучал разрозненно и тихо, словно он пытался собрать рассыпавшуюся мозаику, но не мог найти нужные фрагменты. Серафина, лежавшая у камертона, застонала и попыталась приподняться, приходя в себя. Сердце над алтарем пульсировало все так же — семь нот, бесконечно повторяющихся, — но теперь в его ритме появилась запинка, крошечная заминка, которую мог заметить только тренированный слух Искаженного. Скит сделал то, чего не мог сделать никто другой: он внес диссонанс в идеальную гармонию Сердца, и теперь эта гармония дала трещину. Маленькую, почти незаметную, но достаточную для того, чтобы у нас появился шанс.
— Прощайте, Скит, — произнес я, поднимая его резонатор, все еще пульсирующий остаточным светом, и пряча его во внутренний карман плаща, рядом с дневником Холланда и обгоревшим фрагментом карты. — Спасибо вам.
— Он... — голос Серафины был слабым, но в нем звучало узнавание. — Он пожертвовал собой? Скит? Тот самый Скит, который продал напарника?
— Тот самый, — ответил я. — Двадцать лет он нес этот груз, а сегодня сбросил его раз и навсегда. Он искупил свою вину, Серафина. Теперь дело за нами. Ты как, сможешь идти?
— Смогу, — она поднялась, опираясь на мою руку, и ее лицо, хоть и бледное, было полно решимости. — Что с Певцом?
Я посмотрел на стража, который все еще покачивался посреди площади, словно пьяный, не в силах восстановить свою песню. Его хор звучал теперь как испорченная шарманка: отдельные голоса то затихали, то вспыхивали вразнобой, и в этом хаосе я слышал не угрозу, а растерянность и боль.
— Скит сбил его с ритма, — сказал я. — Нарушил его частоту. Но это временно. Через несколько минут Певец восстановится, и тогда он снова станет опасен. У нас есть небольшое окно, чтобы добраться до Сердца и сделать то, что я планировал с самого начала, — перенастроить камертоны.
— А если не успеем? — спросила она.
— Тогда придется драться снова, — я пожал плечами, поправляя очки, которые съехали набок во время боя. — Но я, честно говоря, предпочел бы обойтись без второго раунда.
— Я тоже, — она слабо улыбнулась. — Веди, стратег.
И мы двинулись к Сердцу, оставив за спиной тело старого контрабандиста, который прожил жизнь, полную ошибок и предательств, но умер героем — и это, в конце концов, единственное, что имеет значение.

Глава 21

Смерть Скита изменила все.
Нет, не в том смысле, в каком смерть обычно меняет расстановку сил на поле боя или в политической игре, здесь все было иначе, тоньше, глубже. Когда я закрыл глаза старому контрабандисту и поднялся с колен, воздух Эфир-Града словно стал плотнее, тяжелее, насыщеннее, и дело было не в эфирной концентрации, которая и без того зашкаливала, а в чем-то другом, чему я не находил названия. Скит ушел, но его жертва осталась висеть в воздухе — невидимая, но ощутимая, как послезвучие камертона, который уже не вибрирует, но чью частоту все еще чувствуешь кожей. Серафина стояла рядом со мной, опираясь на мое плечо, и ее лицо, все еще бледное после атаки Певца, было задумчивым и непривычно спокойным, словно она решала про себя какую-то сложную задачу и наконец нашла решение.
— Он отдал жизнь, — произнесла она тихо, глядя на тело Скита, которое я накрыл его собственным плащом. — Тот самый человек, который двадцать лет назад продал своего напарника, чтобы выжить. Человек, которого я считала циничным, скользким, ненадежным, способным предать в любой момент. Он отдал жизнь за людей, с которыми познакомился чуть больше недели. Зачем?
— Ты сама знаешь ответ, — сказал я, поправляя очки и проверяя, надежно ли закреплен резонатор Скита во внутреннем кармане плаща. — Он не за нас отдал жизнь. Он отдал ее за себя — за того себя, которым он был двадцать лет назад и которого ненавидел все эти годы. Скит не герой, Серафина. Он просто человек, который устал быть трусом. И это, возможно, даже ценнее.
Она помолчала, переваривая мои слова, а потом неожиданно усмехнулась — слабо, едва заметно, но в этой усмешке было что-то от прежней Серафины, той самой, что врывалась в мой офис без стука и грозилась устроить контролируемый поджог.
— Ты был прав, Вэллс, — сказала она. — Насчет меня. Насчет Сердца. Насчет «третьего варианта». Я хотела уничтожить его, потому что это проще всего. Потому что ярость — это единственное, чему меня научила жизнь, и единственное, что у меня получается хорошо. Но ярость — это путь Архитекторов, а не освободителей. Они тоже думали, что цель оправдывает средства. Они тоже считали, что ради великой гармонии можно пожертвовать кем угодно. И вот результат, — она обвела рукой площадь, эхо-тени, парящее Сердце. — Вечный сон, который никто не может прервать.
Я ничего не ответил, но про себя отметил, что это признание далось ей нелегко — возможно, труднее, чем любой бой с Чистильщиками. Серафина, которая всю жизнь сражалась с системой огнем и яростью, вдруг поняла, что огонь и ярость — это инструменты системы, а не оружие против нее. Что разрушение, каким бы справедливым оно ни казалось, не создает ничего нового, оно только расчищает место для старых ошибок. И это осознание изменило ее так же, как жертва Скита изменила меня.
— Значит, перенастройка, — произнесла она решительно, и в ее голосе больше не было сомнений. — Ты говорил, что знаешь, как это сделать. Я слушаю.
Я достал из кармана фрагмент карты Холланда, который за время нашего путешествия покрылся моими пометками и расчетами до такой степени, что первоначальный рисунок едва угадывался под слоем карандашных линий, и развернул его на алтарной плите, стараясь не задеть эхо-тени Чистильщиков, все еще валявшихся без сознания на мостовой. Схема была сложной, но логичной — тартарианцы строили свои системы так, чтобы любой Техник-Маг мог разобраться в них при необходимости, и это архитектурное решение играло нам на руку.
— Сердце — это центральный резонатор, который принимает песню жителей через двенадцать камертонов, расположенных по кругу, — начал я объяснять. — Каждый камертон настроен на определенную ноту общей мелодии, и вместе они создают замкнутый акустический контур, который не позволяет энергии рассеиваться. Энергия циркулирует внутри Сердца, преобразуется в эфир и по подземным каналам уходит наверх, к Архитекторам. Если мы изменим частоту хотя бы одного камертона — сдвинем ее на полтона, на четверть тона, на любую диссонансную величину, — контур разомкнется, и энергия начнет рассеиваться. Сердце продолжит работать, но его энергия будет уходить не в Кворум, а в Разлом, в землю, в воздух, куда угодно, только не в резонаторы Архитекторов.
— И для этого нам нужно забраться на все двенадцать камертонов? — уточнила Серафина, оглядывая стройные башни, окружавшие площадь. — Это займет часы, а у нас нет столько времени. Вален и его Чистильщики все еще где-то здесь, и Певец скоро восстановится. Он уже восстанавливается — смотри.
Я проследил за ее взглядом и увидел, что Певец, все это время стоявший посреди площади, начал приходить в себя. Его хор по-прежнему звучал разрозненно, но отдельные голоса уже находили друг друга, сплетались в аккорды, восстанавливали гармонию. Голубой огонь в пустых глазницах снова разгорался, и копыта из «поющего металла» начали отбивать ритм — все еще сбивчивый, но с каждой секундой все более уверенный. У нас было, по моим прикидкам, пятнадцать минут, от силы двадцать. Потом Певец снова обретет полную силу, и тогда нам конец.
— Необязательно трогать все двенадцать, — сказал я. — Контур — это замкнутая система. Если нарушить его в одной точке, но достаточно сильно, резонанс все равно нарушится по всей цепи. Мы можем сосредоточиться на одном камертоне, ближайшем к Сердцу, и сдвинуть его частоту с помощью «Плача Эфира». Но для этого потребуется мощность, которой у меня нет. После боя с Певцом мой резерв почти исчерпан, и я не уверен, что...
— У меня есть, — перебила Серафина. Она протянула мне руку, и с ее ладони сорвался язык пламени — яркий, белый, пульсирующий в такт биению сердца. — Я все еще зла, Вэллс. Я все еще в ярости. Но теперь эта ярость направлена не на разрушение, а на восстановление. Это твои слова, кстати: «Даже падальщик может выгрызть гнилое мясо так, чтобы осталось место для чего-то живого». Так вот — позволь мне накормить тебя этой яростью. Позволь мне стать твоим топливом.
Я посмотрел на ее ладонь, на танцующее на ней пламя, на искры, которые текли с ее пальцев, как вода, и которые она больше не пыталась контролировать, а, наоборот, отпускала на свободу. Серафина предлагала мне не просто энергию — она предлагала мне доверие, полное и безоговорочное, то самое, которого ей так не хватало всю жизнь и которое она теперь отдавала мне, зная, что я не предам и не использую его во вред.
— Это опасно, — предупредил я. — Твоя энергия — огонь, а мой «Плач Эфира» построен на тишине. Они могут не совместиться. Может произойти выброс, который убьет нас обоих. Джиан Вэй учил меня, что противоположные частоты либо гасят друг друга, либо создают нечто третье, непредсказуемое.
— Джиан Вэй, — она усмехнулась, — был мудрым человеком, но он никогда не работал в паре со мной. Доверься мне, зануда. В конце концов, если мы взорвемся, это тоже будет решением проблемы Сердца. Не самым изящным, но действенным.
Я вздохнул и взял ее за руку. Пламя с ее ладони перетекло на мою, и я почувствовал, как по телу прокатывается волна жара — не обжигающего, а скорее согревающего, наполняющего каждую клетку энергией, которой мне так не хватало. Мой диссонанс, обычно холодный и контролируемый, отозвался на ее огонь, как струна отзывается на смычок, и я вдруг понял, что они не гасят друг друга. Они дополняют. Тишина и пламя, дисциплина и свобода, контроль и страсть — две стороны одной медали, два голоса одной песни, которая звучала в нас обоих с самого рождения.
— Хорошо, — сказал я, подходя к ближайшему камертону. — Начнем.
Я положил ладонь на холодный металл камертона и активировал «Плач Эфира». Но на этот раз это был не крик — это была песня, та самая, которую я услышал в Воротах Эфир-Града и которую воспроизвел, чтобы открыть их. Семь нот, семь чистых тонов, семь ступеней, ведущих от гармонии к диссонансу. Я пел, и камертон отвечал мне, вибрируя все сильнее, и его частота начала меняться — медленно, неохотно, словно он сопротивлялся, не желая расставаться с мелодией, которую играл двести лет.
Серафина стояла рядом и вкладывала свою энергию в общее дело так, как умела только она, ярко, самозабвенно, до искр из глаз в буквальном смысле слова, и ее огонь, ее пламя, которое всегда пугало ее саму своей разрушительной силой, теперь текло через меня в камертон, питая мою песню, делая ее громче, увереннее, неудержимее. Мы работали вместе — не как два отдельных Искаженных, а как единое целое, как две половины одного инструмента, который наконец-то настроили правильно. Я чувствовал ее сердцебиение, а она мое. Я чувствовал ее ярость, превращающуюся в решимость, а она — мою тишину, превращающуюся в песню.
Камертон дрогнул, и его частота сдвинулась — сначала на четверть тона, потом на полтона, потом на целый тон. Я почувствовал, как по площади прокатилась волна диссонанса, как другие камертоны отозвались на нее, как их стройная гармония начала давать трещины, и эти трещины расходились все дальше и дальше, пока не охватили всю акустическую сеть Эфир-Града. Сердце над алтарем замерцало, его ровная пульсация сбилась, и я услышал — не ушами, а всем телом, как песня города начала меняться. Она больше не была бесконечной петлей, запертой в замкнутом контуре. Она вырывалась наружу, уходила в землю, в стены пещеры, в Разлом, рассеивалась, растворялась, исчезала и это было похоже на вздох облегчения, который город сдерживал два столетия и наконец-то выпустил.
А потом Сердце вспыхнуло ослепительной вспышкой света, которая затопила всю площадь, весь город, всю пещеру, и в этой вспышке я увидел эхо-тени. Они больше не были застывшими статуями, они двигались, они смотрели на нас, они улыбались, и их губы шевелились, словно они хотели что-то сказать, но не могли, потому что их голоса все еще были частью песни. Но теперь эта песня была свободной, и она уносила их туда, куда уходят все песни после того, как их спели — в тишину, в покой, в бесконечность, о которой Архитекторы говорили две сотни лет, но которую так и не смогли подарить своим жертвам.
***
Где-то далеко, за многие мили от Эфир-Града, в Небесном Чертоге — парящем дворце Тайного Кворума Архитекторов, погасли кристаллы бессмертия. Двенадцать древних резонаторов, питавшихся энергией Сердца, одновременно потускнели, и Архитекторы, которые двести лет не чувствовали вкуса смерти, вдруг ощутили его снова — и содрогнулись от ужаса, потому что страх смерти, однажды забытый, возвращается с удесятеренной силой. Кассиан, Первый Архитектор, сидевший в своем тронном зале, поднес ладонь к лицу и увидел, что его пальцы — вечно молодые, вечно гладкие — покрылись морщинами. Он не закричал, не выругался, не приказал слугам найти виновных. Он просто смотрел на свою руку и понимал: что-то изменилось. Что-то, чего он не предусмотрел.
***
А мы, двое Искаженных, стояли у подножия камертона, держась за руки, и смотрели, как Сердце Эфир-Града — все такое же огромное, все такое же парящее — меняет цвет с голубого на золотой. Песня города продолжала звучать, но теперь она была иной: не колыбельной, не траурным маршем, не бесконечной петлей запертой энергии, а спокойной, умиротворенной мелодией, похожей на ту, которую поют ветер и вода, когда их никто не слышит.
— Ты это сделал, — прошептала Серафина, и ее голос дрожал от усталости и благоговения перед тем, что только что произошло. — Ты перенастроил его. Вэрс, ты чертов гений со своей дурацкой тростью и своими дурацкими расчетами, которые никогда не должны были сработать, но сработали.
— Мы это сделали, — поправил я, сжимая ее ладонь. — Я бы не справился без твоей энергии. И без жертвы Скита. И без карты Холланда. И без дневника Августа. И без того, что ты ворвалась в мой офис две недели назад и испортила мне утро. Это была командная работа.
— Ты всегда такой зануда, когда побеждаешь? — она слабо улыбнулась и положила голову мне на плечо, закрывая глаза.
— Всегда, — ответил я. — Это часть моего обаяния.

Глава 22

Выбраться из Разлома оказалось одновременно проще и сложнее, чем я предполагал. Проще, потому что старый тартарианский чертеж, найденный мной в Библиотеке среди сотен других пластин, содержал план эвакуационных тоннелей, которые вели от Эфир-Града к поверхности. Эти тоннели, в отличие от Тропы Костей, были техническими — узкими, без всяких украшений, без рунных указателей и без поющего мха, если не считать редких островков, светившихся тусклым, болезненно-желтым светом. Сложнее, потому что идти пришлось почти трое суток, и с каждым часом мое плечо болело все сильнее, а рана на предплечье Серафины, которую она получила еще в бою с Чистильщиками в архиве Холланда, снова открылась и кровоточила, несмотря на все мои попытки перевязать ее остатками бинтов.
Мы тащились по узким коридорам, поочередно поддерживая друг друга, и это напоминало мне одну из тренировок Джиан Вэя, когда старый мастер заставлял меня бегать по горному склону с камнем в рюкзаке, приговаривая: «Усталость — это иллюзия, Калеб. Тело может пройти еще десять миль, когда разум кричит, что упал через пять. Секрет в том, чтобы слушать тело, а не разум». Тогда я ненавидел его за эти уроки, но сейчас, спустя годы, был благодарен, без его школы «Ти-Шен» я бы рухнул на второй день и остался лежать в темноте, дожидаясь, пока какой-нибудь «шептун» не учует мой диссонансный фон.
Серафина, несмотря на ранение и истощение, держалась с тем же упрямством, которое я наблюдал за ней с первой нашей встречи. Она почти не жаловалась — только один раз, на вторые сутки, когда мы остановились на короткий привал у подземного ручья, она посмотрела на меня запавшими глазами и произнесла:
— Знаешь, о чем я мечтаю? О ванне. Не о победе над Архитекторами, не о свободе, не о революции — о горячей ванне с мылом. Как думаешь, я очень мелочная?
— Если мечта о горячей ванне делает человека мелочным, — ответил я, накладывая новую повязку на ее предплечье, то я, видимо, вообще лишен величия души. Потому что я мечтаю о чашке чая. Просто чашке нормального, горячего чая, заваренного по правилам, а не того пойла, которое мы пили из фляги Скита.
При упоминании Скита мы оба замолчали. Старый контрабандист остался там, на площади перед Сердцем, под грубым каменным плащом, который я набросил на его тело. У нас не было ни времени, ни сил, чтобы похоронить его по-человечески, и это добавляло к общей усталости горький привкус вины — еще один груз, который нам предстояло нести.
— Он бы посмеялся над нами, — сказала Серафина после долгой паузы. — Над твоим чаем и над моей ванной. Сказал бы что-нибудь вроде: «Эх, молодежь, размечтались о ерунде, когда мир рушится». И сам бы первым потребовал кружку эля.
— И был бы прав, — я слабо усмехнулся. — Мир действительно рушится. Мы только что отключили главный источник энергии, который питал Систему двести лет. Я не знаю, что сейчас творится наверху, но могу предположить, что хаос, паника и, вероятно, охота на тех, кого Архитекторы сочтут виновными. Так что ванна, чай и эль подождут.
Мы двинулись дальше. На третьи сутки тоннель начал подниматься, и воздух изменился, затхлая сырость Разлома, к которой мы уже привыкли, сменилась прохладным, почти свежим ветерком, тянувшим откуда-то сверху. Я почувствовал запах дыма и металла — запах Города, который я не ощущал больше двух недель, и который теперь показался мне почти родным. Где-то впереди забрезжил свет — не голубоватое свечение поющего мха, не золотистое сияние эхо-фонарей, а обычный, серый дневной свет, пробивавшийся сквозь решетку старой вентиляционной шахты.
— Выход, — прошептала Серафина, и ее голос дрогнул.
Мы выбрались на поверхность через заброшенную угольную шахту на восточной окраине Города, в районе, который назывался Золошлаковым — по понятным причинам. Здесь, среди холмов отработанной породы и ржавых остовов подъемных механизмов, никто не жил добровольно. Небо над Городом было затянуто низкими, тяжелыми тучами, но это было нормальное, осеннее небо, а не свод пещеры и я впервые за долгое время вдохнул воздух, который не был пропитан эфиром до состояния сиропа.
Город встретил нас хаосом. Это стало ясно, как только мы вышли на окраинные улицы и увидели первые признаки. Храмы-ретрансляторы, которые обычно гудели ровным, убаюкивающим басом, теперь работали с перебоями, их гул то стихал до едва слышного шепота, то взрывался оглушительным крещендо, от которого дрожали стекла в окнах. Эхо-фонари на столбах мигали, как в лихорадке, и некоторые из них погасли совсем, погрузив целые кварталы в непривычную темноту. На перекрестках, где обычно дежурили городские стражники, теперь стояли патрули Чистильщиков — по трое, по четверо, в серых плащах с эмблемами перечеркнутого камертона, и они проверяли документы у каждого прохожего, вслушиваясь в их голоса с той особой, хищной сосредоточенностью, которая не предвещала ничего хорошего.
— Они ищут Искаженных, — прошептала Серафина, утягивая меня в тень подворотни. — Сбои в системе — идеальный повод для зачистки. Архитекторы объявят, что во всем виноваты диссонансники, и начнут охоту на всех, кто хоть немного выбивается из гармонии.
— Значит, нам нужно укрытие, — ответил я, поправляя очки, которые чудом уцелели за время нашего путешествия, и одергивая грязный, изорванный плащ в тщетной попытке придать себе вид, хотя бы отдаленно напоминающий приличный. — Конспиративные дома «Шепота Искр» — они все еще действуют?
— Должны, — Серафина нахмурилась, припоминая адреса. — Если Инквизиция не добралась до них, пока нас не было. Ближайший — в Квартале Сломанных Камертонов, это в десяти минутах ходьбы, если идти дворами.
Квартал Сломанных Камертонов носил свое название не случайно, когда-то здесь располагались мастерские по ремонту резонансных инструментов, но после ужесточения законов Синода о «неканонических частотах» мастерские закрылись, а квартал превратился в лабиринт заброшенных цехов и полуразрушенных складов. Идеальное место для убежища подпольной организации — или для засады Инквизиции, что в нынешней ситуации было примерно одинаково вероятно.
Мы двинулись дворами, обходя патрули. Я развернул Сферу Тишины на минимальный радиус, чтобы заглушить звук наших шагов, и мы скользили тенями, как призраки, двое израненных, грязных, измотанных людей, которые две недели назад спустились в Разлом, а теперь вернулись в Город, который изменился почти так же сильно, как они сами. Конспиративный дом оказался в подвале бывшей красильной мастерской — неприметная дверь за грудой ржавых бочек, обшарпанная лестница, ведущая вниз, и просторное помещение, заставленное старой мебелью, пахнущей плесенью и сушеными травами. Нас встретила женщина лет пятидесяти, с усталым лицом и цепким взглядом, которая молча осмотрела Серафину, потом перевела взгляд на меня и коротко кивнула.
— Серафина. Ты вернулась. «Шепот» уже начал считать тебя погибшей, — ее голос был ровным, но в нем слышалось облегчение. — А это, надо полагать, тот самый Калеб Вэллс, о котором ходят слухи? Тот, что вырубил троих Чистильщиков в особняке брата Петроса и оставил Инквизитора Валена с носом?
— Слухи, как всегда, преувеличивают, — ответил я. — Чистильщиков было пятеро, и одного из них вырубила Серафина.
— Шестеро, — поправила Серафина. — Ты забыл сержанта на лестнице. Хотя тот скорее сам споткнулся о твою трость.
Женщина, чье имя, как выяснилось позже, было Марта, устроила нас в дальней комнате без окон, с двумя узкими койками и старым эхо-фонарем, который она включила на минимальную мощность. Пока Серафина обрабатывала свои раны остатками моих медицинских припасов, я слушал новости, которые Марта пересказывала торопливым шепотом, то и дело оглядываясь на дверь. Новости были тревожными: отключение Сердца — хотя никто наверху не знал истинной причины — вызвало цепную реакцию. Храмы-ретрансляторы, питавшиеся энергией Кворума, начали терять мощность, и вместе с ними посыпалась вся городская инфраструктура. Эхо-связь работала с перебоями, общественный транспорт встал, в некоторых районах начались перебои с отоплением и освещением. Синод объявил, что причиной всему — «диверсия диссонансных элементов», и Инквизиция получила чрезвычайные полномочия. По городу прокатилась волна арестов. Хватали всех, кто когда-либо подозревался в связях с Искаженными, всех, у кого находили запрещенные артефакты, всех, кто просто оказывался не в то время не в том месте. Небесный Чертог — парящий дворец Архитекторов — замолчал, его обычное гудение, которое жители Города привыкли игнорировать, как фоновый шум, прекратилось, и это молчание пугало больше, чем любые громкие заявления.
— Архитекторы напуганы, — закончила Марта. — А напуганный Кворум — это опасный Кворум. Они будут искать виновных, пока не найдут. Или пока не назначат.
— Они могут знать, кто мы, — сказал я. — Вален подозревает нас, вероятно, доложил Кассиану. Так что искать им долго не придется.
— Вален мертв, — неожиданно произнесла Марта, и мы с Серафиной обменялись быстрыми взглядами. — По крайней мере, так говорят. Его нашли в руинах обрушившегося камертона в Эфир-Граде — тело принесло подземной рекой в Верхние Уровни вместе с трупами его Чистильщиков. Кто-то из контрабандистов опознал его по алому подбою и доложил «Шепоту». Так что Инквизитор Вален больше не ваша проблема.
Я вспомнил обрушение камертона, и понял, что это Скит, сам того не зная, завершил то, что мы начали. Его диссонирующая нота не только дестабилизировала Певца, но и, вероятно, добила Инквизитора.
— Одной проблемой меньше, — мрачно заметила Серафина, затягивая повязку на предплечье. — Но Кассиан и остальные Архитекторы все еще живы. Сердце перенастроено, они теряют энергию, но это не значит, что они сдохли. Они будут цепляться за жизнь до последнего и будут пытаться восстановить контроль над Городом. Даже ослабленные, они опаснее, чем вся Инквизиция вместе взятая.
— Именно поэтому мы должны действовать быстро, — подытожил я. — У нас есть доказательства — дневник Холланда, карта, резонатор Скита, — и у нас есть показания, которые мы можем дать. Если мы сможем обнародовать правду о том, что Архитекторы сделали с Эфир-Градом, если люди узнают, что их энергия двести лет питала кучку бессмертных убийц... возможно, нам не придется сражаться в одиночку.
— Или нас объявят еретиками и сожгут на площади, — добавила Серафина. — Но это риск, на который я готова пойти. В конце концов хуже не будет.
Я посмотрел на нее — усталую, раненую, но полную той самой искристой решимости, которую я впервые увидел в моем офисе, когда она ворвалась без стука и заявила, что мы будем работать вместе, — и вдруг понял, что больше не чувствую одиночества, которое преследовало меня всю жизнь.
— Хуже не будет, — подтвердил я. — А теперь давай спать. Завтра у нас много работы.

Глава 23

Утро в конспиративном доме «Шепота Искр» началось с запаха дешевого чая и звука дождя, барабанящего по мостовой где-то наверху. Марта, наша хозяйка, оказалась женщиной практичной, она не стала докучать нам расспросами о том, что мы видели в Разломе. Вместо этого она принесла горячей воды, бинты, мазь от эфирных ожогов и большую жестяную кружку с чаем, который по цвету напоминал разбавленные чернила, а по вкусу — наказание за грехи. Я выпил его без возражений. После трех суток пути по техническим тоннелям даже такая бурда казалась амброзией. Серафина, сидевшая на краю койки и перевязывавшая предплечье, сделала глоток, поморщилась и изрекла:
— Если революция не убьет нас, это точно сделает местный чай. Твой «серебряный лист» по сравнению с этим — напиток богов. И как ты только умудрялся заваривать его правильно, когда у тебя самого в офисе вечно царил бардак?
— Мой офис не знал бардака, — возразил я без особой убежденности. — Там царил творческий беспорядок. Это совершенно другое понятие, которое люди твоего склада характера никогда не оценят по достоинству. Кроме того, заваривание чая — это медитативная практика. Джиан Вэй говорил, что правильный чай требует правильного состояния духа. Если дух спокоен, чай получается прозрачным и ароматным. Если дух в смятении — получается то, что ты сейчас пьешь.
— Значит, дух Марты в глубоком смятении, — резюмировала Серафина.
Она отставила кружку, и ее лицо, только что освещенное мимолетной усмешкой, снова стало серьезным. Мы оба понимали, что отдых — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Где-то там, наверху, Архитекторы уже, несомненно, начали ответные действия. Отключение Сердца было нашим главным козырем, но козырь этот сработал лишь наполовину: Кворум ослаб, но не уничтожен, а Город погрузился в хаос, который неизбежно приведет к новым жертвам среди Безмолвных — тех самых обычных людей, ради которых мы все это затеяли. Я чувствовал, как внутри закипает знакомая смесь нетерпения и злости — той самой, что гнала меня по ночным улицам в поисках преступников и не давала спать после очередного раскрытого дела.
— Мне нужно действовать, — произнес я, поднимаясь с койки и начиная расхаживать по тесной комнате. Трость привычно отстукивала ритм по каменному полу. — Я не могу сидеть здесь и ждать, пока Архитекторы перегруппируются. Мы нанесли им удар, но этого недостаточно. Пока Кворум существует, пока у них есть хотя бы один заряженный кристалл бессмертия, они будут искать способ восстановить контроль. И они найдут его — если мы не добьем их сейчас.
— И что ты предлагаешь? — спросила Серафина. — Собрать армию и штурмовать Небесный Чертог? У нас нет армии, Вэллс. У нас есть горстка подпольщиков, несколько конспиративных квартир и ты со своей тростью. Против двенадцати бессмертных Архитекторов, у каждого из которых столетия боевого опыта и доступ к эфирным технологиям, которые нам и не снились. Даже ослабленные, они сильнее нас на порядки.
— Значит, нужно ослабить их еще сильнее, — я остановился и оперся обеими руками о набалдашник трости. — Вот смотри, пока нас не было, чем я занимался? Я охотился на преступников. На тех, кого система не могла или не хотела достать. У меня был список целей, и, поверь, он далеко не исчерпан. Моран был лишь одним из многих. Если Архитекторы хотят войны — я дам им войну. Я начну охоту на их прихвостней, коррумпированных Гармонизаторов, торговцев запрещенными артефактами, информаторов Инквизиции. Каждый из них — это щупальце Кворума, и, если я отрублю достаточно щупалец, Архитекторы ослепнут и оглохнут. И тогда, возможно, у нас появится шанс.
— Это неплохой план, — медленно произнесла Серафина, и я видел, как в ее глазах загорается тот самый огонь, который всегда предшествовал у нее опасным, но блестящим идеям, — но он бьет по следствиям, а не по причине. Ты можешь переловить хоть сотню коррумпированных чиновников, но на их место придут новые. Система устроена так, что коррупция встроена в нее изначально, пока Архитекторы правят, пока Синод учит людей поклоняться «божественной гармонии», всегда найдутся те, кто будет использовать эту гармонию для личной выгоды. Если мы хотим действительно изменить мир, а не просто насолить Кворуму, мы должны ударить в самое сердце системы. Мы должны уничтожить не Архитекторов — с ними разберутся время и отключенное Сердце, — а веру людей в их непогрешимость.
Я остановился и посмотрел на нее с новым интересом. Серафина — та самая Серафина, которая еще неделю назад рвалась взорвать Сердце вместе с половиной Разлома, — теперь говорила о системных изменениях. Там, в Эфир-Граде, что-то изменилось в ней, и я подозревал, что это «что-то» было связано не только с жертвой Скита. Она наконец увидела разницу между разрушением и освобождением — ту самую разницу, которую Джиан Вэй вдалбливал в меня годами и которую я пытался объяснить ей в нашу последнюю ссору.
— Ты хочешь обнародовать правду, — сказал я. — Дневник Холланда, карту, записи из Библиотеки Тартара, резонатор Скита — все, что мы собрали, — вывалить это на головы горожан и надеяться, что они восстанут.
— Не просто вывалить, — поправила она. — Нужно сделать это так, чтобы Синод не успел замять историю. Нужны неопровержимые доказательства, которые нельзя будет списать на «диверсию диссонансных элементов». Нужны документы из самого сердца системы — из архивов Синода, где хранятся записи о том, куда на самом деле уходит энергия храмов-ретрансляторов.
— Главный архив Синода, — я опустился на койку и задумался. — Он находится под Собором Святого Резонанса. Там мы уже были и едва унесли ноги после встречи с Валеном, но теперь Вален мертв, а охрана наверняка ослаблена. Архитекторы стягивают силы к Чертогу. Если мы сможем проникнуть в архив и найти там записи о переводе энергии от Сердца к Кворуму...
— ...то у нас будет не просто доказательство, — закончила Серафина, — а бомба. Информационная бомба такой силы, что даже Синод не сможет ее замолчать. «Шепот Искр» поможет распространить документы. У нас есть подпольные типографии, есть курьеры, есть связи в газетах — не в официальных, разумеется, а в тех, что печатаются в подвалах и расходятся из рук в руки. Если мы обнародуем правду о том, что Архитекторы — массовые убийцы, питающиеся душами целого города, даже Безмолвные задумаются, а стоит ли молиться тем, кто двести лет сосет из них энергию?
— Это самоубийственная миссия, — заметил я без особых эмоций. — Архив Синода — одно из самых охраняемых мест в Городе. Даже если допустить, что охрана ослаблена, там полно эхо-ловушек, резонансных замков и, вероятно, пара-тройка Чистильщиков, которых не предупредили, что война уже проиграна.
— Я думала, тебе нравятся самоубийственные миссии, — Серафина усмехнулась. — Ты же у нас великий стратег с тростью. Вот и придумай план, который превратит самоубийственную миссию в просто опасную.
Я вздохнул и потянулся за своим заплечным мешком, из которого извлек дневник Холланда — точнее, то, что от него осталось после путешествия по Разлому, покореженный, с разбухшими от влаги страницами, но все еще читаемый. В самом конце дневника, на последних страницах, Август Холланд набросал схему архивов Синода — ту самую, которую он изучал, готовясь к собственной экспедиции. Он искал вход в Разлом, но попутно отметил несколько важных деталей, которые могли пригодиться нам сейчас.
— Вот, — я ткнул пальцем в схему, разворачивая ее на коленях. — Главный архив расположен на третьем подземном уровне под Собором, прямо под криптой, где нас встретил Вален. У него два входа: официальный — через Зал Летописей, и технический — через старый тартарианский тоннель, который когда-то соединял Собор с Эфир-Градом. Тоннель, скорее всего, заброшен и запечатан, но запечатан эхо-пломбой, а не обвалом. Эхо-пломбы я вскрывать умею. Если нам повезет, мы попадем в архив, минуя основную охрану.
— А если не повезет?
— Если не повезет, — я поправил очки и посмотрел на нее поверх стекол с тем самым выражением, которое мои клиенты обычно интерпретировали как «ничего страшного, но готовьтесь к худшему», — тогда нам придется прорываться с боем, и в этом случае я полагаюсь на твои искры, а ты — на мою Сферу Тишины. Как обычно.
Серафина кивнула. В ее глазах горел тот самый огонь, который я видел перед каждой нашей совместной вылазкой, и я вдруг понял, что она снова чувствует себя на своем месте — не в роли беглянки, не в роли жертвы, а в роли охотника, преследующего добычу. И этой добычей на сей раз была не группа коррумпированных чиновников, не один маньяк-отступник вроде Морана, не контрабандисты с Нижнего базара, а вся система в целом. Мы замахнулись на то, на что никто не осмеливался замахиваться двести лет, — и, судя по тому, что мы все еще были живы, у нас это получалось.
— Так, — я взял со стола огрызок карандаша и начал набрасывать план действий. — Первое, нам нужна информация. Марта говорила, что у «Шепота» есть связи в архивном управлении Синода — кто-то из низших писарей, кто сочувствует Искаженным. Если этот кто-то еще жив и на свободе, он может достать нам пропуска или хотя бы график смены караула. Второе, нам нужно снаряжение. Моя трость в порядке, но запасные эхо-глушители кончились еще в Разломе, и я хочу восстановить арсенал. Третье, ты должна связаться с типографиями и убедиться, что они готовы напечатать тираж, как только мы доставим документы.
— А ты, значит, берешь на себя самое интересное? — Серафина прищурилась. — Проникновение в архив?
— Я беру на себя то, что у меня получается лучше всего, — парировал я. — Ты — лицо «Шепота», у тебя связи и репутация. Я — никто, частный консультант с сомнительной лицензией и неясным прошлым. Если меня поймают в архиве, это будет скандал местного масштаба. Если поймают тебя — это будет разгром всей подпольной сети.
— Логично, — признала она неохотно. — Но если ты не вернешься через сутки, я иду за тобой. И на этот раз без споров.
— Договорились, — я протянул руку, и она пожала ее — коротко, крепко, по-деловому. Ее ладонь все еще была горячей.
Вечером, когда Город затих и только патрули Чистильщиков продолжали прочесывать улицы в поисках «диссонансных элементов», я сидел в подвале и заканчивал последние приготовления. Мой список целей — преступников, которых я охотился до Разлома, — лежал передо мной, но теперь он был переписан. Я вычеркнул имена, которые потеряли актуальность, и добавил новые: адреса архивных хранилищ, список документов, которые нужно найти, имена информаторов, которые могли помочь. Это была война, и я вел ее так, как умел, методично, без лишнего шума, с расчетом на каждый шаг. Где-то наверху, в Небесном Чертоге, Кассиан и его приспешники все еще верили, что они контролируют ситуацию. Им предстояло узнать, что контроль — это иллюзия, которую я собирался разрушить так же методично, как разрушал их энергетическую систему.

Глава 24

Инспектора Грейвза я нашел на крыше полицейского участка — старом, облупившемся здании в Квартале Правопорядка, которое городские власти грозились отремонтировать уже лет десять, но так и не собрались. Собственно, именно поэтому Грейвз и выбрал крышу для ночных размышлений: здесь, среди печных труб и ржавых вентиляционных коробов, его никто не искал, а вид на Город открывался такой, что можно было забыть о бумажной волоките, коррумпированных коллегах и вечном недосыпе. Я знал эту привычку инспектора уже не первый год — он сам рассказал мне о ней, когда мы впервые встретились для неофициального разговора. «Если хочешь поговорить без лишних ушей, Вэллс, — сказал он тогда, — приходи на крышу. Выше нас только птицы и Архитекторы, а птицы не стучат, Архитекторам же нет дела до одного старого полицейского». С тех пор крыша стала чем-то вроде нейтральной территории — местом, где мы могли обмениваться информацией, не опасаясь, что нас подслушают.
Сегодня ночь была холодной и ясной — редкое явление для осеннего Города, где небо обычно затянуто тучами и моросит мелкий, противный дождь. Звезды, проглядывавшие сквозь дымку над крышами, казались далекими и равнодушными, а Небесный Чертог нависал над Городом, как гигантский айсберг, и его обычное голубоватое свечение почти погасло, сменившись тусклым, умирающим мерцанием, которое было видно только с близкого расстояния. Я поднялся по пожарной лестнице, стараясь не шуметь, и обнаружил Грейвза сидящим на старом ящике из-под эхо-батарей. Он курил трубку — вонючий табак, который я узнал бы из тысячи, — и смотрел на Город с тем выражением лица, какое бывает у людей, которые слишком много знают и слишком мало могут изменить.
— Добрый вечер, инспектор, — произнес я, усаживаясь на соседний ящик и ставя трость между колен. — Слышал, у вас тут хаос. Храмы барахлят, Чистильщики на каждом углу, Архитекторы объявили чрезвычайное положение. И, говорят, Инквизитор Вален мертв. Представляете, какое совпадение — я исчезаю на две недели, и именно в это время происходит самый громкий скандал в истории Синода.
Грейвз выпустил клуб дыма и посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом. Его лицо, изрезанное морщинами и покрытое щетиной, которая серебрилась в лунном свете, было непроницаемым, но в глазах читалась та особая смесь усталости и профессионального любопытства, которую я давно научился распознавать. Он все знал, или почти все, — просто ждал, когда я заговорю первым.
— Вэллс, — произнес он наконец, и его голос прозвучал глухо, словно он говорил сквозь толщу воды. — Ты хоть понимаешь, какой переполох устроил? У меня на столе лежит приказ о твоем аресте. И о ее тоже, — он кивнул куда-то в сторону города, явно имея в виду Серафину. — Инквизиция объявила вас «диссонансными террористами номер один и номер два». За ваши головы назначена награда, которая в десять раз превышает мой годовой оклад. Полгорода только и делает, что ищет вас, а вы сидите на крыше моего участка, как будто ни в чем не бывало.
— Значит, вы не собираетесь меня арестовывать? — уточнил я.
— Если бы я собирался тебя арестовывать, — Грейвз усмехнулся, — ты бы сейчас не сидел на этом ящике, а висел в кандалах в подвале Инквизиции. Нет, Вэллс, я не собираюсь тебя арестовывать. Я собираюсь задать тебе один вопрос, и я хочу получить на него честный ответ. Ты сделал это? Вален, Сердце, вся эта неразбериха с храмами — это твоих рук дело?
— Моих и еще нескольких человек, — ответил я без колебаний. — Вален мертв, и, хотя я не наносил ему смертельного удара, его гибель — прямой результат наших действий. Сердце Эфир-Града — а он существует, инспектор, он реален, и я видел его собственными глазами, — перенастроено. Энергия, которая двести лет питала Архитекторов, больше к ним не поступает. Они слабеют, и они напуганы. Именно поэтому в Городе хаос, именно поэтому Чистильщики на улицах, именно поэтому чрезвычайное положение. Система трещит по швам, и Архитекторы пытаются удержать ее на плаву, но это лишь вопрос времени.
Грейвз долго молчал, глядя на тлеющий табак в трубке. Потом он медленно кивнул, словно подтверждая какую-то свою внутреннюю догадку, которую вынашивал долгие годы, но не решался высказать вслух.
— Когда моя дочь была жива, — произнес он тихо, — она говорила мне то же самое. Что система прогнила, что Синод лжет, что Архитекторы — не святые, а преступники. Я не верил ей, считал, что она увлеклась подпольной пропагандой. А потом ее убили. Пятнадцать лет назад, прямо на пороге ее собственного дома, выстрелом в спину. Официальная версия — ограбление. Но она была не просто моей дочерью, Вэллс. Она была Искаженной. Скрывала это всю жизнь, даже от меня. И когда Инквизиция узнала, они не стали ее арестовывать, не стали судить — они просто убили, инсценировав ограбление. Я узнал правду через три года после ее смерти, да и то случайно. Один из Чистильщиков, участвовавших в той операции, проболтался перед казнью за другое преступление. С тех пор я живу с этим знанием.
Он замолчал, и в тишине, наступившей после его слов, я слышал только далекий гул патрульных эхо-мобилей да завывание ветра в печных трубах. Грейвз никогда не говорил о своей дочери — я знал, что она умерла, но не знал подробностей и не спрашивал, потому что у каждого человека есть темы, которых лучше не касаться без приглашения. Теперь он сам приоткрыл эту дверь, и я понимал, чего это ему стоило.
— Мне жаль, — сказал я. — Я знаю, что эти слова ничего не меняют, но мне действительно жаль.
— Не надо, — Грейвз покачал головой. — Жалость мне не нужна, Вэллс. Мне нужна справедливость. Тот Архитектор, который отдал приказ убить мою дочь, еще жив. Я знаю его имя, знаю, где он находится, знаю его привычки и расписание. Он — один из Кворума, четвертый по старшинству, и зовут его Маркус Тал. Именно он пятнадцать лет назад возглавлял отдел Инквизиции, занимавшийся зачисткой Искаженных, и именно он лично подписал приказ о ликвидации моей дочери. Я ничего не мог сделать все эти годы. Он был бессмертным, неуязвимым, защищенным энергией Сердца и статусом Архитектора. Любая атака на него означала бы немедленную смерть для меня и для всех, кого я знаю. Но теперь, если ты говоришь правду, если Сердце действительно отключено...
— Теперь он уязвим, — закончил я. — Как и все они.
— Именно, — Грейвз подался вперед, и в его глазах загорелся огонь, которого я никогда не видел у этого спокойного, усталого человека. — Я не прошу тебя убивать его, Вэллс. Я знаю, что ты не наемный убийца и что у тебя есть свои методы. Но если ты собираешься продолжать войну против Архитекторов, если ты собираешься проникать в их хранилища и разоблачать их секреты, — я хочу, чтобы Маркус Тал не дожил до конца этой войны. Пусть он ответит за то, что сделал. А я в обмен дам тебе то, чего не даст никто другой.
Он достал из внутреннего кармана шинели сложенный вчетверо лист бумаги и протянул его мне. Я развернул лист и увидел подробный план архивов Синода — гораздо более детальный, чем набросок Холланда. На плане были отмечены посты охраны, расписание смены караула, расположение эхо-ловушек и, что самое ценное, — пометка о «Закрытом отделе», который располагался на четвертом, самом глубоком подземном уровне, куда не было доступа даже у старших архивариусов. Именно там, судя по примечаниям Грейвза, хранились документы, датированные еще до Великого Диссонанса, — подлинные записи, которые Синод никогда не допускал к публикации.
— Откуда это у вас? — спросил я, пробегая глазами пометки.
— Пятнадцать лет я собирал информацию по крупицам, — ответил Грейвз. — После смерти дочери я поклялся, что однажды доберусь до правды и до тех, кто ее убил. Я не мог действовать открыто, но я мог копить знания. Этот план — результат многолетней работы. У меня есть свои информаторы в Синоде, есть доступ к полицейским архивам, есть связи среди бывших Чистильщиков, которые ушли в отставку и не прочь подзаработать. Я знаю каждый вход и выход, каждую ловушку, каждый патруль. Если ты собираешься проникнуть в архив, без этого плана ты не пройдешь дальше второго уровня. А с ним — у тебя есть шанс.
— И взамен вы хотите, чтобы я убил Архитектора Тала, — я сложил план и убрал во внутренний карман плаща, рядом с дневником Холланда. — Я охочусь на преступников, чью вину могу доказать. Я не могу обещать, что убью его лично — возможно, он погибнет при других обстоятельствах, возможно, его настигнет расплата иным путем. Но я обещаю, что он не останется безнаказанным и ответит за все. Это все, что я могу вам дать.
— Этого достаточно, — Грейвз кивнул, и я увидел, как напряжение, которое он носил в себе полтора десятилетия, немного отпустило его плечи. — И, Вэллс, — добавил он, когда я уже поднялся, собираясь уходить, — будь осторожен. За тобой охотится не только Инквизиция. Я слышал, что Архитекторы активировали какого-то агента в Городе, кого-то, кто был внедрен много лет назад и до сих пор не раскрыт. Я не знаю, кто это, но если он доберется до тебя раньше, чем ты доберешься до архива...
— Я знаю, — ответил я, и в моей голове промелькнула мысль, которую я пока не стал озвучивать. — Я учту.
Я спустился по пожарной лестнице и растворился в ночи, оставив Грейвза на крыше с его трубкой и его воспоминаниями. План архива жег мне карман — не физически, но ощутимо, как жжет любое знание, за которое заплачено чужой болью. Я думал о дочери Грейвза, убитой пятнадцать лет назад за то, что она родилась Искаженной. Думал о Серафине, чьи родители погибли так же. Думал о тысячах других, кого система перемолола в своих жерновах. И думал о том, что завтра ночью я войду в архив Синода — место, куда никогда не ступала нога Искаженного, — и выйду оттуда либо с победой, либо не выйду вовсе.
Впрочем, как говорил Джиан Вэй: «Если ты собираешься умереть, убедись, что твоя смерть чего-то стоит». Я собирался сделать так, чтобы она стоила очень, очень многого.

Глава 25

Главный архив Синода располагался под Собором Святого Резонанса, и это было не случайное архитектурное решение, а продуманный до мелочей план. Собор, с его исполинскими камертонами и акустическими куполами, служил не только местом поклонения, но и гигантским эхо-щитом, который глушил любые вибрации, проникавшие в подземные уровни. Архитекторы не без оснований полагали, что тот, кто захочет проникнуть в архив, должен сначала преодолеть защиту самого Собора, а это было равносильно попытке пройти сквозь стену из чистого звука. В обычные дни так оно и было, но сегодняшний день не был обычным: хаос, вызванный отключением Сердца, вынудил Синод перебросить большую часть гарнизона на улицы Города для подавления беспорядков, и Собор остался лишь с минимальной охраной, достаточной для поддержания порядка среди паломников. Мы с Серафиной намеревались этим воспользоваться.
— Ты уверен, что вход здесь? — прошептала Серафина, разглядывая старую водосточную решетку в переулке за восточным крылом Собора. Решетка была ржавой, покореженной и выглядела так, словно ее не открывали со времен Великого Диссонанса, но я знал, что это обманчивое впечатление. План Грейвза был точен до мельчайших деталей, и на нем этот вход значился как «технический тоннель номер четыре», ведущий прямо к старому тартарианскому коллектору, который, в свою очередь, соединялся с архивом на уровне минус три.
— Это единственный путь, который не охраняется патрулями, — ответил я, опускаясь на колени и разворачивая комплект отмычек. Эхо-пломба на решетке была стандартной, инквизиторской модели — та самая, с которой я работал в особняке брата Петроса. Моя Сфера Тишины, развернутая на минимальный радиус, погасила сигнальный контур, и замок поддался с тихим щелчком, который в обычной обстановке никто бы не услышал, а здесь, в переулке, заглушенном шумом далеких патрулей и гулом храмов, он и вовсе растворился в ночи.
Мы спустились в темноту. Тоннель был узким, выложенным старым кирпичом, который крошился под пальцами, и пах сыростью, ржавчиной и еще чем-то, чему я не сразу нашел название, — старым ладаном, который, вероятно, просачивался сюда из верхних уровней Собора через вентиляционные шахты. Я зажег эхо-фонарь на минимальную мощность, и его бледный свет заплясал по стенам, выхватывая из темноты ржавые скобы, свисающие с потолка, лужи застоявшейся воды, в которых отражались наши тени, и редкие островки поющего мха, которые здесь, вдали от эфирных источников, светились тусклым, болезненно-желтым светом, словно умирающие светлячки.
— Напоминает мне Разлом, — заметила Серафина, перешагивая через очередную лужу. — Только чище. И меньше Искажений. Хотя, если верить Грейвзу, здесь водятся кое-какие твари похуже.
— Сторожевые псы, — кивнул я, припоминая пометки на плане. — Механизмы, созданные еще при Тартаре и модифицированные Архитекторами. Они реагируют на вибрации определенной частоты — той самой, которая свойственна Искаженным. Если мы наступим на одну из сенсорных плит или издадим слишком громкий звук, псы пробудятся. Грейвз пишет, что они способны учуять диссонанс за сотню метров и нападают стаей. Один такой пес — проблема. Стая — фатальная проблема.
— Значит, будем вести себя тихо, — резюмировала Серафина, и в ее голосе прозвучала та самая деловая серьезность, которая всегда появлялась перед опасной работой.
Мы двинулись дальше. Тоннель постепенно расширялся, и вскоре мы вышли в старый тартарианский коллектор — просторное помещение с высокими сводчатыми потолками, поддерживаемыми массивными колоннами из «поющего металла». Здесь уже чувствовалось дыхание архива, воздух был сухим, спертым, пропитанным запахом старых документов и эфирного конденсата, который оседал на стенах тонкой, переливающейся пленкой. Вдоль стен тянулись ряды металлических стеллажей, но они были пусты — этот уровень архива, судя по всему, использовался как буферная зона между техническими тоннелями и основным хранилищем. Где-то впереди слышался низкий, ритмичный гул — работа эхо-схем, охранявших вход на следующий уровень.
— Пост, — прошептала Серафина, указывая на тусклый свет в конце коридора.
Я выглянул из-за колонны и увидел то, что ожидал. Небольшую караульную комнату, в которой за столом сидели двое Чистильщиков. Один из них, судя по позе, дремал, положив голову на скрещенные руки; второй лениво листал какой-то документ, и его губы шевелились, беззвучно повторяя слова. На столе перед ними стоял эхо-фонарь и лежала резонансная панель — пульт управления сторожевыми псами, который позволял активировать или деактивировать механизмы на этом уровне. Судя по плану Грейвза, мимо этого поста можно было пройти только одним способом — отключив панель так, чтобы Чистильщики не подняли тревогу.
— Я отвлеку их, — сказала Серафина. — Вспышкой. На несколько секунд, чтобы они ослепли и растерялись. Ты за это время доберешься до панели и отключишь псов, и этих двоих заодно.
— А если не успею?
— Тогда нам придется драться, — она пожала плечами. — Но ты же у нас великий стратег. Вот и сделай так, чтобы успел.
Я подавил вздох. Серафина, несмотря на все наши разговоры о дисциплине и осторожности, по-прежнему предпочитала прямые решения, но в данном случае ее план имел смысл. Скрытно пройти мимо бодрствующего Чистильщика было практически невозможно, а ждать, пока оба уснут, — непозволительная роскошь. Мы не знали, когда сменится караул и придет ли подкрепление.
— Давай, — скомандовал я, и Серафина щелкнула пальцами.
Вспышка была именно такой, как она обещала. Чистильщики вскрикнули, прикрывая лица. Тот, что дремал, свалился со стула, запутавшись в собственном плаще, а второй потянулся к эхо-дубинке, но не успел. Я уже был рядом и нанес два точных, выверенных удара — сначала тростью по запястью, выбивая оружие, а затем набалдашником в висок. Чистильщик обмяк, даже не успев запеть. Его напарника я вырубил контрольным ударом в основание черепа, и через десять секунд после вспышки оба охранника лежали на полу без сознания.
— Чистая работа, — прокомментировала Серафина, подходя ближе. — Твои?
— Мои, — подтвердил я, склоняясь над резонансной панелью. — Теперь самое сложное.
Панель управления сторожевыми псами представляла собой сложную эхо-схему, вложенную в металлическую пластину, испещренную рунами. Я узнал некоторые символы. Они были тартарианскими, но модифицированными, с добавлением инквизиторских охранных заклинаний, которые делали схему нестабильной при попытке взлома. Одно неверное касание — и псы активируются по всему уровню. Грейвз предусмотрел это. На своем плане он указал точку деактивации — крошечную руну в углу панели, которую можно было отключить, подав на нее короткий диссонансный импульс, не затрагивая остальную схему.
— Дай мне свою руку, — сказал я Серафине. — Мне понадобится твоя искра — буквально одна, самая маленькая, точечная.
Она протянула ладонь, и на кончике ее указательного пальца зажегся крошечный огонек, дрожащий, но послушный. Я направил его в нужную точку и активировал Сферу Тишины, чтобы погасить эхо-сигнал. Раздался тихий щелчок, и руна погасла. Панель деактивировалась, и где-то в глубине архива затих низкий, едва слышный гул — сторожевые псы отключились, впадая в спящий режим.
— Готово, — я вытер пот со лба. — Теперь у нас есть около часа, пока система не перезагрузится. Дальше — тишина, как в Ущелье Эха.
Третий подземный уровень встретил нас лабиринтом стеллажей, уходящих в темноту. Металлические пластины с записями стояли здесь рядами, упакованные в футляры из матового стекла, и на каждом футляре светилась руна — классификационный индекс, который я, хоть и с трудом, мог читать благодаря урокам Джиан Вэя. Наставник когда-то заставлял меня зубрить тартарианский алфавит наравне с боевыми формами, и теперь я мысленно поблагодарил его за эту пытку. Большинство пластин относились к религиозным текстам и хозяйственным записям Синода, но Закрытый отдел, согласно плану Грейвза, находился глубже — на четвертом уровне, куда вела отдельная лестница, спрятанная за фальшивой стеной в дальнем конце архива.
Мы добрались до нее, избежав двух патрулей, которые, впрочем, не проявляли особой бдительности. Чистильщики, оставленные охранять архив, явно не ожидали, что кто-то попытается проникнуть сюда в разгар чрезвычайного положения. Фальшивая стена открылась после того, как я приложил к ней ладонь с развернутой Сферой Тишины, и за ней обнаружилась узкая винтовая лестница, уходящая вниз. Четвертый уровень был меньше третьего, но производил гораздо более сильное впечатление: здесь не было стандартных стеллажей, только ряды герметичных ячеек, в каждой из которых покоилась одна-единственная пластина. Классификационные руны на ячейках были выгравированы не краской, а чистым золотом, и некоторые из них я узнал, что это были даты, предшествовавшие Великому Диссонансу. Мы нашли то, что искали.
Серафина открыла одну из ячеек и извлекла пластину. Она положила ее на читательскую кафедру — точную копию той, что стояла в Библиотеке Эфир-Града, — и активировала эхо-проектор. Через секунду перед нами развернулась запись: протокол собрания Архитекторов, датированный месяцем до Диссонанса. Голос, который звучал из проектора, принадлежал Кассиану:
«...обряд Единения завершит Великий Труд. Триста тысяч душ — достаточная плата за бессмертие. Мы станем хранителями их памяти, их голосов, их судеб. Те, кто не согласен, могут покинуть Кворум сейчас, но пусть помнят: история не прощает слабости».
Серафина переглянулась со мной, и в ее глазах я увидел тот же холодный, мрачный огонь, который горел во мне. Это было оно — неопровержимое доказательство, записанное голосом самого Кассиана и заверенное эхо-подписями всех двенадцати Архитекторов. План «Единения», детально расписанный по пунктам, с указанием частот, необходимых для запирания душ, и расчетами энергетического выхода. То, что веками считалось священной тайной, теперь лежало перед нами, и мы могли показать его всему Городу. Я убрал пластину в заплечный мешок, и мы начали отступление — все так же молча, все так же осторожно, но теперь с грузом, который стоил всех пройденных испытаний.

Глава 26

Мы поднимались по винтовой лестнице с четвертого уровня на третий, и я уже видел впереди тусклый свет эхо-фонарей, пробивавшийся сквозь решетку вентиляционной шахты, когда Серафина вдруг схватила меня за рукав.
— Стой.
Я замер. Она не сказала больше ни слова, но ее пальцы, вцепившиеся в мою куртку, были напряжены до предела. Я развернул Сферу Тишины и сразу почувствовал, что эфирное поле было плотным, как вода в глубоком колодце. Впереди кто-то был. И этот кто-то знал, что мы идем.
— Засада, — одними губами произнес я.
Мы двинулись дальше, но теперь прижимаясь к стене, ступая так, что даже «поющий металл» под ногами не отзывался на наши шаги. Лестница кончилась, и мы выскользнули в главный зал через боковую арку, а не через центральный проход, как планировали.
И в этот момент они ударили.
Первый Чистильщик возник из темноты слева — он ждал за стеллажом, и его эхо-дубинка уже была занесена для удара. Я ушел вниз, пропуская разряд над головой, и ткнул тростью ему в колено. Что-то хрустнуло. Чистильщик взвыл и начал заваливаться, но из-за соседнего стеллажа уже выходил второй, а за ним — третий. Они не строились в боевой порядок, не пели, они просто бросились на нас, как свора псов, обученных убивать в замкнутом пространстве.
— Сзади! — крикнула Серафина, и я, не оборачиваясь, метнул «клинок воли» через плечо. Полупрозрачное лезвие рассекло воздух и вонзилось в грудь Чистильщика, который подкрадывался со спины. Он рухнул, даже не вскрикнув.
— К лестнице! — скомандовал я, но лестница была уже отрезана. Еще двое серых плащей выросли в проходе, и один из них низко, утробно, запел, выстраивая «Слово Камня». Я развернул Сферу Тишины навстречу, глуша его частоту, и в тот же миг Серафина метнула диск. Вспышка — и Чистильщик отлетел к стене, ударившись затылком о металлический стеллаж.
Мы прорывались к выходу, работая как единый механизм. Я глушил атаки, она жгла и ослепляла. Еще один Чистильщик рухнул с пробитым плечом. Еще один — с ожогом на пол-лица. Я уже видел арку, ведущую к техническому тоннелю, и успел подумать, что мы выберемся...
И тогда из темноты прямо передо мной выступили двое.
Инквизитор Вален возник так близко, что я почувствовал запах озона, исходивший от его резонаторов. Он не шел — он просто оказался здесь, перекрывая путь, и его голубые глаза горели тем самым огнем, который я помнил по крипте Собора. Живой и вполне целый. На его скуле багровел свежий шрам, которого не было раньше, но в остальном он выглядел так, словно и не побывал под обвалом в Эфир-Граде.
Рядом с ним стоял инспектор Грейвз.
Я замер. Серафина за моей спиной выругалась сквозь зубы, и я услышал, как в ее ладони зажглась искра, готовая превратиться в боевую вспышку. Но я не мог отвести взгляд от лица Грейвза — от этого усталого, покрытого щетиной лица, которое несколько часов назад смотрело на меня с надеждой, а теперь было непроницаемым, как каменная маска.
— Здравствуй, Вэллс, — произнес Вален, и в его голосе не было ни торжества, ни насмешки — только холодная, деловая констатация факта. — Ты зашел слишком далеко.
Я не ответил. Сзади, перекрывая путь к отступлению, уже смыкались уцелевшие Чистильщики — трое или четверо, я не считал. Серафина прижалась спиной к моей, и я чувствовал, как ее диссонанс пульсирует в такт моему, готовый выплеснуться в любой момент.
— Грейвз, — произнес я, глядя не на Валена, а на старого полицейского. — Вы?
— Прости, Калеб, — ответил он, и его голос дрогнул — всего на мгновение, но я услышал. — Они обещали вернуть мою дочь.
— Твою дочь? — Серафина резко развернулась, и в ее голосе звенела ярость. — Ты продал нас за обещание воскресить мертвеца? Ты хоть понимаешь, что они...
Договорить она не успела. Вален взмахнул рукой, и невидимая звуковая волна ударила ее в грудь, отшвырнув к стеллажу. Серафина вскрикнула, ударившись спиной о металлический край, и сползла на пол.
— Серафина! — я рванулся к ней, но Грейвз выхватил эхо-пистолет и направил его мне в лицо.
— Не двигайся, — произнес он, и его рука дрожала. — Пожалуйста, Вэллс. Не заставляй меня.
Я замер. Серафина за моей спиной пыталась подняться, но ее правая рука безвольно висела вдоль тела — то ли вывих, то ли перелом от удара о стеллаж. Чистильщики смыкали кольцо. Выхода не было.
— Ты живучий, Вэллс, — произнес Вален, делая шаг ко мне. — Я думал, ты сдохнешь в Разломе. Потом — что тебя прикончит Певец. Потом — что ты не выберешься из Эфир-Града. Но ты все еще здесь. И тем хуже для тебя. Сдай пластину, и, возможно, я сохраню жизнь твоей подруге.
— Ты сохранишь ей жизнь в любом случае, — ответил я, и мой голос прозвучал ровно, почти спокойно. — Потому что, если ты ее тронешь, я убью тебя. Не сейчас — так позже. Но убью.
Вален усмехнулся и кивнул Чистильщикам. Те двинулись ко мне.
Я развернул Сферу Тишины на полную мощность, готовясь к последнему бою, — и в этот момент Грейвз выстрелил.
Звуковой импульс ударил не в меня. Он ударил в спину Валена. Инквизитор пошатнулся, его песня, которую он уже начал выстраивать, оборвалась на середине, и он обернулся к предателю с выражением безграничного изумления на лице.
— Грейвз? — прохрипел он, хватаясь за грудь. — Ты...
— Я не могу, — голос Грейвза дрожал, но рука с пистолетом была тверда. — Я думал, что смогу. Думал, что ради дочери готов на все. Но не это. Не так.
Он выстрелил снова — на этот раз в ближайшего Чистильщика. Тот рухнул, даже не успев запеть.
— Уходи, Вэллс! — крикнул Грейвз. — Уводи ее! Я задержу их!
Я не стал ждать второго приглашения. Я подхватил Серафину — она вскрикнула от боли, но смогла устоять на ногах, — и потащил ее к арке, ведущей к техническому тоннелю. За спиной гремели выстрелы, звенели разбивающиеся футляры, и голос Валена — уже не песня, а яростный, полный ненависти вопль — разносился под сводами архива.
Мы нырнули в темноту тоннеля. Последнее, что я услышал, прежде чем решетка захлопнулась за нами, был голос Грейвза — громкий, почти торжествующий, каким он никогда не говорил при жизни:
— Беги, Вэллс! И закончи то, что начал!
А потом — тишина, нарушаемая только нашим дыханием и гулом пожара, разгорающегося где-то позади.
Мы выбрались на рассвете через водосточный коллектор за восточным крылом Собора — грязные, в саже, пропахшие дымом и эфирным конденсатом. Пластина с протоколом Архитекторов лежала в моем заплечном мешке. Серафина, прижимавшая раненую руку к груди, молчала всю дорогу.
Только когда мы оказались в безопасности, в подвале красильной мастерской, она произнесла:
— Он спас нас.
— Да, — ответил я, опускаясь на ящик и закрывая глаза. — Он спас нас. И я надеюсь, что он успел понять это, прежде чем все закончилось.
Мы добрались до конспиративного дома только через час — кружным путем, через дворы и проходные подъезды, проверяя каждую подворотню. Марта, открывшая нам дверь, охнула при виде Серафины и тут же исчезла в глубине подвала, чтобы принести бинты, воду и чистую одежду. Я помог Серафине спуститься по ступеням, усадил на койку и начал обрабатывать ее руку — плечо было вывихнуто, а не сломано, и это была единственная хорошая новость за эту ночь. Она сидела молча, стиснув зубы, и только когда я вправил сустав, издала короткий, сдавленный вскрик.
— Прости, — сказал я. — Нужно было сразу.
— Ничего, — ответила она, и ее голос был усталым, но не сломленным. — Ты сделал, что мог.
Марта оставила нас, плотно прикрыв дверь. В комнате было темно — только тусклый эхо-фонарь на столе разливал слабый голубоватый свет. Я сидел на краю койки, все еще в грязной, пропахшей дымом одежде, и смотрел на свои руки. Руки, которые только что убивали. Руки, которые только что держали Серафину, пока она кричала от боли. Руки, которые не смогли спасти Грейвза.
— Ты опять молчишь, — произнесла Серафина. — И снова трешь переносицу. Я знаю, что это значит.
— Ничего это не значит, — ответил я. — Просто устал.
— Врешь.
Она протянула здоровую руку и сняла с меня очки — медленно, осторожно, словно боялась, что этот жест окажется слишком интимным. Сложила дужки и отложила на стол. Затем ее ладонь легла на мою щеку — горячая, чуть влажная от испарины, все еще пахнущая дымом и эфирным конденсатом. Я закрыл глаза и впервые за эту бесконечную ночь позволил себе выдохнуть. По-настоящему.
— Ты думаешь о Грейвзе, — сказала она. — Думаешь, что мог бы что-то изменить.
— Я думаю о том, что он сделал выбор, — ответил я. — Не я. Не ты. Он сам. И этот выбор стоил ему жизни. Как и Скиту. Как и всем, кто шел с нами.
— Это не твоя вина.
— Я знаю. Но от этого не легче.
Она придвинулась ближе, и ее здоровое плечо коснулось моего. Я чувствовал тепло ее тела даже сквозь грязную одежду, слышал ее дыхание — все еще неровное после пережитого, но постепенно успокаивающееся. Мы сидели так, не говоря ни слова, и тишина эта была целительной — не той пустотой, которую я создавал своей Сферой, а живой, наполненной присутствием друг друга.
— Я думала, что потеряла тебя, — прошептала она наконец. — Когда Вален ударил меня, и я не могла подняться, я видела, как ты стоишь против них один. И я подумала: «Вот и все. Сейчас его убьют, а я даже не смогу ничего сделать». Никогда в жизни я не чувствовала себя такой... беспомощной. Даже в детстве, когда стояла над телами родителей, я хотя бы могла кричать. А там — не могла даже этого.
Я взял ее здоровую руку в свои и прижал к губам. Она вздрогнула, но не отстранилась.
— Ты не беспомощна, — сказал я. — Ты — самая сильная женщина из всех, кого я знаю. И если бы не ты, я бы не выбрался ни из Разлома, ни из Эфир-Града, ни из этого проклятого архива. Ты — мой огонь, Серафина. Моя искра. И я не собираюсь терять тебя.
Она подняла на меня глаза — зеленые, глубокие, с теми самыми искорками, которые я видел при первой встрече в моем офисе, — и в них больше не было ни страха, ни боли. Только нежность, смешанная с решимостью, — та самая смесь, которая была основой всего, что нас связывало.
— Тогда перестань нести все в одиночку, — произнесла она. — Перестань быть холодным стратегом, который все просчитывает и никому не показывает свою боль. Я здесь, Калеб. Я всегда была здесь. И я никуда не уйду.
Она потянулась ко мне, и я ответил — без слов, без раздумий, без привычного сарказма, за которым прятал все, что чувствовал. В этом поцелуе не было ни отчаяния, ни ярости, как в те ночи после боев, когда мы оба были на пределе. В нем было что-то другое — то, чему я не мог подобрать названия, но что ощущал каждой клеткой тела. Благодарность, нежность и обещание.
Ее здоровая рука скользнула по моей шее, запуталась в волосах, а я, стараясь не задеть ее раненое плечо, осторожно, как держат что-то хрупкое и бесценное привлек ее к себе. Мы опустились на узкую койку, и в тусклом свете эхо-фонаря я видел ее бледное лицо, с тенями усталости под глазами, с запекшейся кровью в уголке губ, и думал, что никогда не встречал никого прекраснее.
— Ты смотришь на меня, как будто в первый раз видишь, — прошептала она.
— Может быть, так и есть, — ответил я. — Может быть, я только сейчас понял, что ты для меня значишь.
Она тихо рассмеялась, и от этого смеха по комнате пробежала волна тепла. Я целовал ее лоб, ее веки, ее щеки — медленно, осторожно, словно боялся, что она исчезнет. Она отвечала тем же, и ее дыхание смешивалось с моим, а пальцы скользили по моим плечам, стирая напряжение, которое копилось неделями.
В ту ночь мы не говорили о любви — это слово все еще было слишком громким, слишком уязвимым для нас обоих. Но каждое прикосновение, каждый вздох, каждый тихий стон говорили то, что словами выразить было невозможно. Мы оба знали, что завтра снова будет бой, что Вален, возможно, выжил, что Чертог все еще парит над Городом, а Архитекторы все еще живы. Но сейчас, в этой маленькой комнате, в этом подвале, в этом городе, который мы пытались спасти, у нас была эта ночь. И мы не собирались отдавать ее никому.
Где-то перед рассветом, когда эхо-фонарь почти погас, Серафина заснула, положив голову мне на плечо. Я лежал без сна, глядя в потолок и слушая ее ровное дыхание. За окнами занимался серый, дождливый рассвет, и где-то там, наверху, в Небесном Чертоге, Архитекторы все еще верили, что они контролируют ситуацию. Им предстояло узнать, что они ошибались.

Глава 27

Рассвет мы встретили в подвале красильной мастерской. Пластина с протоколом собрания Архитекторов лежала на столе передо мной, и ее золотые руны тускло мерцали в свете единственного эхо-фонаря, который Марта не решилась включить на полную мощность из соображений конспирации. Серафина сидела на перевернутом ящике у стены, прижимая к предплечью свежую повязку. Я стоял у стола, опираясь на трость обеими руками, и смотрел на пластину, пытаясь осознать, что именно мы сделали и какую цену заплатили.
Грейвз остался там, в горящем архиве. Я не видел, как он погиб, но я знал, что он не вышел. Старый полицейский, который пятнадцать лет носил в себе боль утраты и надежду на невозможное, сделал наконец правильный выбор, и этот выбор стоил ему жизни. Я думал о том, что скажу ему, если мы встретимся в какой-нибудь посмертной реальности — если такая реальность вообще существует для Искаженных, чьи души, по версии Синода, недостойны гармонии и подлежат очищению. Наверное, я просто пожму ему руку и скажу то, что не успел сказать в горящем архиве: «Вы все-таки не предали, инспектор. Вы просто запутались, как запутывались многие до вас. Но в конце вы сделали то, что должны были. И этого достаточно».
— Ты снова думаешь о нем, — произнесла Серафина, не открывая глаз. — Я слышу, как ты молчишь. У тебя есть особый способ молчать, когда ты винишь себя в чужой смерти.
— Я не виню себя, — ответил я. — Я анализирую. Грейвз принял решение сам — никто его не принуждал, никто не давил. Он прожил пятнадцать лет с ложной надеждой, а когда понял, что надежда ложна, — сделал единственное, что мог сделать, чтобы искупить свою ошибку. Это трагедия, но трагедия, в которой я был лишь катализатором, а не причиной. Если бы не я, он все равно когда-нибудь столкнулся бы с правдой, и эта встреча, вероятно, закончилась бы так же.
— Ты говоришь, как бесчувственный аналитик, — заметила Серафина, и в ее голосе прозвучала нотка раздражения. — А я вижу, что ты трешь переносицу под очками каждые три минуты. Ты делаешь так, когда тебе больно, но ты не хочешь это показывать.
Я убрал руку от лица и посмотрел на нее с тем выражением, которое обычно приберегал для особо проницательных свидетелей на допросах.
— Ты становишься слишком наблюдательной. Это раздражает.
— Это профессиональная деформация, — она слабо усмехнулась. — Работа с тобой кого угодно научит читать между строк.
В подвал спустилась Марта. Ее лицо, обычно спокойное и непроницаемое, было встревоженным, и она теребила край передника — верный признак того, что новости, которые она принесла, не сулили ничего хорошего.
— Весь Город на ушах, — сообщила она без предисловий. — Пожар в архиве Синода заметили с верхних уровней — дым валил из вентиляционных шахт Собора Святого Резонанса, пока Чистильщики не перекрыли их. Инквизиция объявила, что архив атакован «диссонансными террористами», и описание нападавших совпадает с вами до мельчайших деталей: мужчина в очках и с тростью, женщина, использующая световые вспышки. Ваши лица теперь знает каждый патрульный, каждый Чистильщик, каждый осведомитель. За ваши головы назначена удвоенная награда, а облавы проходят по всему Городу — проверяют каждый подвал, каждый чердак, каждый заброшенный цех. Пока что они не добрались до этого района, но это вопрос времени: Квартал Сломанных Камертонов всегда был под подозрением, а теперь, после пожара, его будут прочесывать с особым рвением.
— Значит, здесь оставаться нельзя, — резюмировала Серафина, поднимаясь с ящика. — Где еще есть конспиративные дома? Кто из наших еще на свободе?
— Почти все арестованы или убиты, — Марта покачала головой. — После введения чрезвычайного положения Инквизиция провела серию ночных рейдов. «Шепот» потерял три явки из пяти, и я не знаю, сколько оперативников уцелело. Связи нарушены, курьеры боятся выходить на улицу, типографии опечатаны. Мы в блокаде, Серафина. И я не уверена, что сможем долго продержаться.
Я слушал этот обмен репликами и чувствовал, как внутри меня оформляется решение — то самое, которое зрело с момента нашего возвращения из Разлома и которое теперь, после смерти Грейвза и пожара в архиве, стало неизбежным. Я оторвался от стола и подошел к карте Города, висевшей на стене, — старой, пожелтевшей, с пометками, оставленными еще предыдущими обитателями этого убежища. Небесный Чертог был отмечен на ней жирным красным кругом — как цель, как угроза, как символ всего, с чем мы боролись.
— Есть другой выход, — произнес я, и мой голос прозвучал ровно, почти буднично, словно я обсуждал план очередного расследования, а не самоубийственную миссию в сердце вражеской территории. — Контрабандисты Разлома. Те, с кем работал Скит, и те, кто снабжал «Шепот» информацией о передвижениях Инквизиции. Они все еще на свободе — Разлом слишком велик, чтобы Инквизиция могла контролировать его полностью. Если мы свяжемся с ними, они могут помочь.
— Помочь в чем? — Серафина прищурилась. — Переправить нас за пределы Города? Спрятать в Глубинном Разломе, пока все не уляжется?
— Нет, — я покачал головой. — Помочь мне попасть в Небесный Чертог.
Повисла пауза. Серафина смотрела на меня с тем самым выражением, которое появлялось у нее всякий раз, когда я предлагал план, балансирующий на грани между гениальностью и безумием. Марта замерла у двери, и ее лицо выражало смесь ужаса и недоверия.
— Ты сошел с ума, — произнесла Серафина наконец. — Небесный Чертог — это не архив и не крипта Собора. Это летающая крепость, напичканная эфирными ловушками, охраняемая лучшими Чистильщиками и личной гвардией Архитекторов. У него нет входов с земли — только через три храма-ретранслятора, каждый из которых сейчас наверняка под усиленной охраной. Даже если контрабандисты согласятся помочь, даже если ты каким-то чудом попадешь внутрь, что ты собираешься делать там, один, против двенадцати Архитекторов и всей их стражи?
— Архитекторы слабеют, — ответил я. — Сердце перенастроено, их кристаллы гаснут. Каждый час, который мы тратим на споры, делает их слабее — но также дает им время на перегруппировку. Если мы будем ждать, пока «Шепот» восстановит сеть, пока типографии заработают, пока улицы станут безопасными для курьеров, — Архитекторы успеют найти новый источник энергии или, что более вероятно, найти и уничтожить нас. Мы не можем позволить себе долгую осаду. Мы должны нанести удар сейчас, пока они дезориентированы, пока Вален не оправился после ранения, пока Кассиан не придумал новый план. Я отправлюсь в Чертог не для того, чтобы убить всех Архитекторов в одиночку, — я сложил руки на набалдашнике трости и посмотрел на Серафину поверх очков, — а для того, чтобы отвлечь их. Дать им цель, на которую они бросят все свои силы, всех своих гвардейцев, все свое внимание. А ты в это время сделаешь то, что должна: распространишь доказательства.
— Ты хочешь использовать себя как приманку, — медленно произнесла Серафина. — Чтобы Архитекторы гонялись за тобой по Чертогу, пока я печатаю листовки?
— Я хочу использовать себя как стратегический отвлекающий маневр, — поправил я. — Это звучит солиднее и меньше напоминает самоубийство. Контрабандисты Разлома знают тайные пути — те самые, которыми пользовался Скит и о которых он мне рассказывал. Среди них есть люди, которые ненавидят Архитекторов не меньше, чем мы, и которые согласятся помочь, если мы предложим им то, что им нужно. Дневник Холланда содержит описания десятков тартарианских артефактов, которые до сих пор лежат в руинах Эфир-Града и которые контрабандисты могут извлечь и продать. Мы отдадим им эту информацию в обмен на помощь. Кто-нибудь из них проведет меня в Чертог по техническим тоннелям — тем самым, которыми пользовались слуги Архитекторов, пока Сердце еще работало. Эти тоннели сейчас наверняка заброшены, потому что без энергии Сердца лифтовые механизмы не работают, и охрана переброшена на внешние посты.
— А если тоннели охраняются? Если Кассиан знает о них и выставил посты?
— Тогда мне придется импровизировать, — ответил я. — Я умею.
Серафина встала и подошла ко мне. Она была одного роста со мной, и теперь мы стояли лицом к лицу, разделенные лишь расстоянием вытянутой руки, которую она не спешила протягивать. Ее зеленые глаза, все еще окруженные тенями усталости, смотрели на меня с той особой интенсивностью, которая появлялась у нее только в минуты крайнего эмоционального напряжения.
— Ты хочешь, чтобы я отпустила тебя одного, — произнесла она. — В самое сердце врага. Без поддержки, без прикрытия, без гарантии, что ты вернешься. И ты хочешь, чтобы я в это время сидела в подвале и распространяла бумажки?
— Я хочу, чтобы ты сделала то, что у тебя получается лучше всего, — ответил я. — Ты — лицо «Шепота Искр». Твой голос знают, твоим призывам верят. Если ты выйдешь на связь с уцелевшими ячейками, если ты организуешь распространение информации, если ты покажешь людям правду — это будет удар посильнее любого взрыва. Архитекторы держатся на лжи, которую им верят. Разрушь эту веру — и они рухнут даже без моего участия. А я, — я поправил очки, — прослежу, чтобы им было чем занять свои эфирные протезы, пока ты делаешь свою работу.
— Ты невыносим, — сказала Серафина, и ее голос дрогнул. — Ты всегда был невыносим, с первой нашей встречи. Но я не могу тебя потерять, Вэллс. Не сейчас. Не после всего, что мы пережили.
— Ты не потеряешь, — ответил я, и мой голос прозвучал мягче, чем я ожидал. — У меня есть план. Не идеальный, не лишенный риска, но план. И, поверь мне, я не собираюсь умирать в Небесном Чертоге — по крайней мере, не раньше, чем увижу лицо Кассиана, когда тот поймет, что его бессмертие закончилось. Это слишком ценное зрелище, чтобы пропустить его ради героической гибели.
Она долго смотрела на меня, и в ее глазах боролись ярость, страх и та самая искристая решимость, которую я так хорошо знал. Наконец она выдохнула и опустила плечи:
— Хорошо. Я сделаю это. Я свяжусь с типографиями, с курьерами, с уцелевшими ячейками. Мы напечатаем протокол и распространим его по всему Городу сегодня же, как только я доберусь до первой работающей типографии. Но если ты не вернешься через двое суток, — она подняла палец и ткнула им мне в грудь, и от этого прикосновения по моей рубашке пробежал разряд искр, которые она больше не пыталась контролировать, — я лично поднимусь в Чертог и разнесу его по камешку. И плевать я хотела на Архитекторов, на их гвардию и на последствия. Понял?
— Понял, — я слабо улыбнулся. — Двое суток. Если не вернусь — можешь начинать без меня. Но я бы предпочел, чтобы ты все-таки дождалась моего возвращения. Я обещал тебе завтрак, помнишь? Настоящий завтрак, не походное варево Скита. Яйца, бекон, свежий хлеб и чай правильной температуры. Я не нарушаю обещаний, данных женщинам, которые умеют метать диски с точностью до сантиметра.
Она фыркнула — нечто среднее между смехом и всхлипом, — и вдруг порывисто обняла меня, прижавшись щекой к моему плечу. Ее волосы пахли дымом и старой кожей куртки, а ее тело было напряженным до предела, словно сжатая пружина, готовая в любой момент распрямиться.
— Возвращайся, Вэллс, — прошептала она. — Просто возвращайся. И тогда я, может быть, даже прощу тебе все твои саркастические замечания. Ну, половину. Четверть. Ладно, парочку самых безобидных, но это мой последний срок.
— Это самая щедрая уступка, которую я от тебя слышал, — ответил я. — Постараюсь оправдать.
Марта, все это время стоявшая у двери, кашлянула и произнесла:
— Если вы закончили прощаться, у меня есть контакт среди контрабандистов. Человек, который работал со Скитом и знает технические тоннели Чертога. Думаю, его заинтересует дневник Холланда.
— Дневник Холланда, — повторил я. — Август потратил пятнадцать лет на то, чтобы собрать эту информацию. Если она попадет в руки контрабандистов, они разграбят Эфир-Град.
— Они разграбят его в любом случае, — возразила Марта. — Рано или поздно кто-то найдет путь к городу. Лучше пусть это будут наши контрабандисты, которые помогут «Шепоту», чем инквизиторские мародеры, которые все сдадут Кворуму. Это прагматичный обмен, и ты это знаешь.
Я помолчал, обдумывая ее слова, а потом кивнул:
— Хорошо. Отдайте ему дневник. Но копию я оставлю себе — на случай, если контрабандисты решат, что выгоднее продать нас Инквизиции, чем помогать. А теперь дайте мне час на то, чтобы привести себя в порядок и составить план. Через час я встречаюсь с вашим контрабандистом, а Серафина отправляется в типографию. И пусть нам помогут те самые тартарианские боги, в которых никто из нас не верит.
Серафина отстранилась и посмотрела на меня последним долгим взглядом, в котором читалось все, что она не могла или не хотела говорить. А потом она развернулась и вышла из подвала, оставив после себя только запах дыма и легкое эхо искр.
Я остался один. Передо мной лежала пластина с доказательствами преступлений Архитекторов, а впереди ждала миссия, которая могла стать последней в моей жизни. Но страх, который я ожидал почувствовать, не приходил — была только холодная, спокойная решимость, которую Джиан Вэй называл «состоянием камертона». Правильно настроенный камертон не сомневается в своей частоте, не боится удара и не избегает резонанса. Он просто звучит. И я собирался звучать так громко, чтобы Архитекторы услышали меня даже за стенами своего Чертога.

Глава 28

Контрабандист явился ровно через час — пунктуальность, которую я не ожидал от человека, чья профессиональная деятельность проходила в основном в Разломе, где время измеряли не часами, а промежутками между кормежками Искажений. Его звали Тобиас Крофт, и он был из той породы людей, которые выглядят незаметными ровно до того момента, пока не начинают говорить. Невысокий, сутулый, с лицом, изрезанным шрамами от эхо-ожогов, он носил потертую куртку с десятком карманов, в каждом из которых что-то позвякивало, и говорил тихим, быстрым голосом, постоянно оглядываясь на дверь, словно ожидал, что Инквизиция ворвется в любой момент.
— Скит был моим должником, — произнес он, когда Марта представила нас друг другу. — Задолжал мне тридцать серебряных монет и ящик резонансных кристаллов. Дневник Холланда, говорите? Тот самый Август Холланд, который потратил состояние на поиски Эфир-Града и нашел его?
— Тот самый, — подтвердил я, извлекая дневник из заплечного мешка. — Здесь описаны десятки тартарианских артефактов с координатами и схемами извлечения. Этого хватит, чтобы вы и ваши люди стали самыми богатыми контрабандистами в Разломе, если сумеете добраться до города до того, как Инквизиция восстановит контроль над Воротами.
Тобиас взял дневник и пролистал его, щурясь на страницы. Его губы беззвучно шевелились, подсчитывая потенциальную прибыль, а потом он захлопнул книгу и посмотрел на меня с новым выражением — уважительным, но настороженным.
— Допустим, информация стоит много, — произнес он. — Но вы просили большего. Вы просили провести вас в Небесный Чертог. Это не прогулка по Нижнему базару, Вэллс. Это самоубийство. Зачем вам это?
— Это не ваша забота, — ответил я. — Ваша забота — провести меня по техническим тоннелям, которые вы знаете, и оставить у ближайшего входа в Чертог. Дальше я пойду сам.
Тобиас хмыкнул и полез в один из своих многочисленных карманов, откуда извлек свернутый в трубку лист плотной бумаги. Он развернул его на столе, и я увидел план Небесного Чертога — не официальный, не архитектурный, а составленный контрабандистами за годы тайных операций, с пометками на полях, с обозначением потайных ходов и вентиляционных шахт, с указанием постов охраны и времени смены караула.
— Чертог, — начал Тобиас, водя пальцем по схеме, — это не просто дворец. Это летающая крепость, построенная еще при Тартаре и модернизированная Архитекторами. Он держится в воздухе на системе эфирных стабилизаторов, которые раньше питались от Сердца, а теперь — от резервных батарей. Батарей этих хватит еще на неделю, может, на две, а потом Чертог начнет снижаться. Попасть туда можно тремя способами, и все три — плохие. Первый, через храмы-ретрансляторы. Три главных храма Города — Собор Святого Резонанса, Храм Вечной Гармонии на западной окраине и Часовня Тысячи Голосов в центре — связаны с Чертогом эфирными лифтами, работающими на резонансной тяге. Сейчас, после отключения Сердца, лифты не работают, но это не значит, что они не охраняются. Напротив, каждый храм сейчас — это крепость, набитая Чистильщиками.
— А второй способ? — спросил я.
— Второй — через технические тоннели, — Тобиас ткнул пальцем в нижнюю часть схемы, где от земли к Чертогу тянулись пунктирные линии. — Когда-то по этим тоннелям доставляли припасы и обслуживающий персонал. После Диссонанса Архитекторы запечатали их эхо-пломбами и забыли — они слишком полагались на энергию Сердца и считали, что никто не посмеет атаковать Чертог. Сейчас, когда Сердце отключено, часть пломб ослабла, и мои люди смогли вскрыть один из тоннелей. Он ведет на нижний уровень Чертога — в технический отсек, где расположены стабилизаторы. Охраны там почти нет, но есть эхо-ловушки, которые мне не под силу обезвредить. Если ты Искаженный с контролируемым полем подавления, как про тебя говорят, может, и справишься.
— А третий? — поинтересовалась Серафина, которая до этого молча сидела в углу и перебирала свои уцелевшие метательные диски.
Тобиас усмехнулся:
— Третий — отрастить крылья и взлететь. Чертог парит на высоте трех тысяч футов, и ни один дирижабль не может подняться так высоко без эфирной тяги. Так что третий вариант я бы не рекомендовал.
Я склонился над планом и начал изучать его с тем методичным вниманием, которое выработалось у меня за годы работы с документами. Технический тоннель, о котором говорил Тобиас, заканчивался на нижнем уровне Чертога — в отсеке стабилизаторов, огромном помещении, заполненном резонансными кристаллами, которые удерживали крепость в воздухе. Судя по пометкам на схеме, оттуда можно было попасть в систему вентиляционных шахт, которые вели на все уровни Чертога, включая жилые покои Архитекторов и тронный зал. Риск был огромен, но это был единственный путь, который давал шанс добраться до Кассиана.
— Хорошо, — произнес я наконец. — Вы проведете меня через тоннель до отсека стабилизаторов. Дальше я иду сам. Взамен вы получаете дневник Холланда прямо сейчас и можете распоряжаться информацией из него по своему усмотрению. Сделка?
— Сделка, — Тобиас протянул мне руку, и я пожал ее — сухую, цепкую, с мозолями от многолетней работы с эхо-инструментами. — Выходим завтра на рассвете. Точнее, на закате — дневной свет нам не нужен, а ночью патрули Чистильщиков наиболее активны. В сумерках, когда они сменяются, есть окно примерно в полчаса, когда можно проскользнуть незамеченным. Я буду ждать вас у входа в технический тоннель, в переулке за Часовней Тысячи Голосов. Не опаздывайте: если окно закроется, второго шанса не будет.
Он кивнул Марте, бросил последний взгляд на дневник Холланда, который уже исчез в одном из его карманов, и вышел так же тихо, как появился. Я остался сидеть за столом, изучая план Чертога, и Серафина подошла ко мне. Она положила руку мне на плечо, и я почувствовал тепло ее пальцев даже сквозь ткань рубашки.
— Ты действительно собираешься это сделать, — произнесла она. — Один, против всех. Я все еще думаю, что это безумие.
— Безумие — это продолжать прятаться по подвалам и ждать, пока Архитекторы найдут новый источник энергии, — ответил я. — Моя задача — не дать им этого сделать, пока ты распространяешь правду. Это не самоубийство, Серафина. Это стратегия. Рискованная, опасная, но стратегия.
Она вздохнула и убрала руку. Я слышал, как она ходит по комнате, проверяя свое снаряжение, пересчитывая диски, поправляя повязку на предплечье, и этот звук ее шагов был мне странно дорог — как напоминание о том, что я не один, что где-то рядом есть человек, которому не все равно, вернусь я или нет.
Остаток дня мы провели за подготовкой. Серафина отправилась на связь с «Шепотом Искр» — тем немногим, что осталось от подпольной сети после облав. Вернулась она через несколько часов, усталая, но с огоньком решимости в глазах. Типография, спрятанная в подвале заброшенной бумажной фабрики на восточной окраине, уцелела, и ее хозяин — старый печатник по имени Бертрам, сочувствовавший «Шепоту» еще с тех времен, когда сама организация только зарождалась, — согласился напечатать тираж, как только получит пластину. Курьеры, хотя и напуганные облавами, тоже подтвердили готовность: они разнесут листовки по всем кварталам, от Верхнего города до Нижнего, от храмовых площадей до рыночных закоулков. К утру, если все пойдет по плану, каждый житель Города узнает правду о том, что Архитекторы сделали с Эфир-Градом.
— Бертрам сказал, что это лучшая новость за последние двадцать лет, — сказала Серафина, когда мы остались вдвоем. — Он плакал, когда читал протокол. Он потерял сына во время одной из зачисток — мальчика забрали Чистильщики, и больше его никто не видел. Теперь он говорит, что напечатает столько копий, сколько мы захотим, даже если за это его сожгут на площади.
— Его не сожгут, — ответил я. — Потому что, когда эти листовки разойдутся по Городу, у Инквизиции будут проблемы посерьезнее, чем охота на одного старого печатника. Главное, чтобы ты была в безопасности, пока это происходит. Ты — ключ ко всей операции. Если тебя схватят до того, как листовки разойдутся, все будет напрасно.
— Я не попадусь, — она слабо улыбнулась. — Я слишком злая, чтобы попадаться.
Ночь наступила быстро — осенние сумерки в Городе сгущаются стремительно, словно само небо торопится укрыть улицы темнотой. Марта оставила нас одних, сказав, что будет дежурить наверху, у входа в мастерскую, и предупредит, если появятся патрули. Мы сидели в комнате без окон, освещенной единственным эхо-фонарем, прикрученным до минимума, и молчали. План Чертога, разложенный на столе, был уже изучен до мельчайших деталей, и возвращаться к нему не имело смысла. Все, что можно было обсудить, было обсуждено; все, что можно было подготовить, было подготовлено. Оставалось только ждать, и это ожидание было тяжелее любого боя.
Серафина сидела на краю койки, поджав ноги и глядя в темноту за пределами круга света. Я стоял у стены, опираясь на трость, и думал о том, что завтра в это время я либо буду в Небесном Чертоге, либо уже не буду нигде. Эта мысль не вызывала страха — только холодную, спокойную ясность, которая всегда приходила перед важным делом. Но была и еще одна мысль, которую я гнал, но которая возвращалась снова и снова: это наша последняя ночь.
— Иди сюда, — произнесла Серафина тихо.
Я отставил трость, снял очки, аккуратно сложил их на столе и подошел к ней. Она подняла на меня глаза — зеленые, глубокие, с теми самыми искорками, которые я видел при первой встрече в моем офисе, но теперь в них не было ни насмешки, ни вызова. Только нежность, смешанная с печалью, — та самая смесь, которая появляется у людей, понимающих, что каждая минута может оказаться последней.
— Ты все еще думаешь, что завтра умрешь? — спросила она, беря меня за руку.
— Я думаю, что завтра я сделаю то, что должен сделать, — ответил я. — А умру я при этом или нет — это зависит от множества факторов, которые я не могу контролировать. Поэтому я предпочитаю не думать об этом вообще. Пустая трата времени.
— Ты всегда такой рациональный, — она усмехнулась, но усмешка вышла грустной. — Даже сейчас, когда мы вдвоем, когда завтра может не наступить, ты продолжаешь анализировать.
— Это не анализ, — я сел рядом с ней и взял ее вторую руку. — Это защита. Если я позволю себе чувствовать все, что накопилось за эти недели — страх, боль, злость, вину, — я сломаюсь, Серафина. А я не имею права сломаться сейчас, когда мы так близки к цели.
— Тогда позволь мне чувствовать за двоих, — прошептала она и потянулась ко мне.
Где-то в середине ночи, когда Город за стенами затих и даже патрули Чистильщиков, казалось, взяли паузу, мы лежали на узкой койке, сплетясь в объятиях, и смотрели в темноту. Ее голова покоилась на моем плече, моя рука обнимала ее за талию, и я чувствовал биение ее сердца — ровное, спокойное, не учащенное, как после боя, а именно спокойное, словно она наконец нашла покой, которого не знала всю жизнь.
— Если ты не вернешься, — произнесла она тихо, и я услышал, как дрогнул ее голос, — я все равно закончу начатое. Я распространяю правду, я поднимаю людей, я делаю все, что мы запланировали. Но знай: я буду делать это не ради революции, не ради «Шепота», не ради абстрактной справедливости. Я буду делать это ради тебя, Калеб. Потому что ты — единственный человек, который показал мне, что можно бороться и не превращаться при этом в чудовище.
— Это самое романтичное, что ты мне говорила, — ответил я, и мой голос прозвучал глухо, потому что комок в горле мешал говорить ровно. — Даже романтичнее, чем обещание подпалить мне задницу, если я снова заглушу твой резонанс.
Она тихо рассмеялась, и от ее смеха по комнате пробежала волна тепла, от которой эхо-фонарь на мгновение мигнул и засветился ярче. Я прижал ее к себе крепче и закрыл глаза, запоминая это мгновение — ее запах, ее тепло, ее дыхание, — потому что оно могло стать последним. Но даже эта мысль не пугала меня, а наполняла странной, горькой благодарностью за то, что у меня вообще было это мгновение.
За окнами занимался рассвет. Где-то там, наверху, в Небесном Чертоге, Архитекторы все еще верили, что они контролируют ситуацию. Им предстояло узнать, что они ошибались — и узнать это от человека, которого они считали всего лишь охотником за головами. Человека, который прошел через Разлом, перенастроил Сердце Эфир-Града, сжег архив Синода и теперь стоял на пороге их последней цитадели. Человека, которого звали Калеб Вэллс, и который собирался доказать, что никакая гармония не вечна.

Глава 29

Утро началось весело.
Первый взрыв прогремел в западной части Города, где Храм Вечной Гармонии — массивное сооружение из белого камня и «поющего металла» — вспыхнул ослепительной голубой вспышкой, которая на мгновение затмила восходящее солнце. Это Серафина и ее группа из «Шепота Искр» начали отвлекающий маневр — атаку на храмы-ретрансляторы, которые служили наземными станциями эфирных лифтов, соединявших Город с Небесным Чертогом. Второй взрыв, через несколько минут, раздался на северной окраине, где Часовня Тысячи Голосов — небольшая, но тщательно охраняемая церковь, встроенная в скальный массив, — содрогнулась от серии резонансных ударов, обрушивших ее шпиль и выведших из строя эфирные контуры.
Я стоял в переулке в сотне метров от Собора Святого Резонанса — третьего и самого крупного ретранслятора, главного лифта в Чертог, — и смотрел, как над Городом поднимаются столбы дыма. Где-то там, на западной и северной окраинах, Серафина делала свою работу. Ее искры поджигали резонансные схемы, диски крушили эхо-усилители, люди — те, что остались от «Шепота», — блокировали подступы к храмам, не давая Чистильщикам пробиться к лифтам. Это была дерзкая, почти самоубийственная операция, но она работала. Я видел, как патрули, которые должны были охранять Собор, снимаются с постов и спешно перебрасываются на запад — туда, где дым был гуще и где, по донесениям, «диссонансные террористы» нанесли основной удар.
— Окно открывается, — произнес я себе под нос, поправляя очки и перехватывая трость. — Пора.
Собор Святого Резонанса в утреннем свете выглядел иначе, чем в тот день, когда мы с Серафиной проникли в него под видом паломников. Тогда, две недели назад, он был полон молящихся, и его стены гудели от песнопений. Теперь же, после отключения Сердца, введения чрезвычайного положения и серии терактов, Собор превратился в осажденную крепость. Главные ворота были закрыты и опечатаны эхо-пломбами, витражи забраны металлическими щитами, а на площади перед Собором дежурил усиленный отряд Чистильщиков — не меньше дюжины серых плащей, выстроившихся в боевой порядок. Они ждали атаки, но они ждали ее снаружи, от толпы, от восставших, от «Шепота Искр». Они не ждали одного человека, который войдет через черный ход.
Я обогнул Собор и направился к тому самому техническому тоннелю, которым мы воспользовались в прошлый раз. Водосточная решетка была на месте, но теперь, после пожара в архиве, ее заварили — грубый, торопливый шов, сделанный, вероятно, по приказу нового начальника охраны. Однако контрабандист Тобиас предусмотрел и это. В своем плане он отметил запасной вход, о существовании которого не знали даже Архитекторы, — старую вентиляционную шахту, ведущую прямо в крипту Собора, к тому самому месту, где мы впервые встретили Валена.
Шахта оказалась узкой, темной и насквозь пропитанной запахом сырого камня и старого ладана, который просачивался сюда из верхних помещений. Я двигался в полной тишине — Сфера Тишины, развернутая на минимальный радиус, глушила каждый шаг, каждый вдох, каждый удар сердца. Ползти пришлось долго, минут пятнадцать, но наконец впереди забрезжил свет — тусклый, дрожащий, какой бывает от масляных лампад.
Я выбрался в крипту и сразу понял, что-то изменилось. В прошлый раз здесь было пусто и тихо, только саркофаги Верховных Гармонизаторов стояли вдоль стен, покрытые пылью. Теперь крипта была превращена в командный пункт. В центре, на массивном каменном алтаре, стояла резонансная панель, подключенная к эхо-схемам лифта, а вокруг нее суетились трое Чистильщиков — они пытались перезапустить лифт, который, судя по их встревоженным голосам, отказывался работать после отключения Сердца. Рядом, у стены, стоял сержант — тот самый, с которым мы дрались в архиве Холланда, теперь повышенный до лейтенанта, судя по новым нашивкам на рукаве. Он руководил операцией, и его голос, усиленный акустикой крипты, гремел под сводами:
— Быстрее! Если лифт не заработает через десять минут, Чертог останется без связи с землей! Первый Архитектор лично приказал восстановить подачу энергии, и я не собираюсь докладывать ему, что мы не справились!
— Лейтенант, резервные батареи на исходе, — ответил один из Чистильщиков, склонившийся над панелью. — После вчерашнего пожара в архиве все линии повреждены. Нужно хотя бы два часа, чтобы...
— У вас нет двух часов, — перебил я, выходя из тени.
Трое Чистильщиков у панели замерли. Лейтенант обернулся, и его лицо — молодое, но уже изборожденное шрамами от эхо-ожогов — исказилось смесью узнавания и ярости. Он помнил меня. Помнил, как я вырубил его в архиве Холланда, и теперь, судя по блеску в его глазах, жаждал реванша.
— Вэллс, — произнес он, и его голос зазвучал низко, угрожающе. — Ты сам пришел. Это упрощает дело. Взять его!
Чистильщики запели — трое в унисон, выстраивая «Слово Оков». Но я был быстрее. Сфера Тишины расширилась до пяти метров, глуша их песню на корню, и звук оборвался, превратившись в беспомощный хрип — тот самый, какой издает человек, пытающийся кричать под водой. Первый Чистильщик рухнул от удара тростью в висок, даже не успев поднять руки для защиты. Второго я встретил «кликом воли» — полупрозрачное лезвие сорвалось с пальцев и рассекло его эхо-дубинку пополам, оставив его безоружным и ошеломленным; контрольный удар в солнечное сплетение отправил его на пол. Третий попытался бежать, но я использовал «мерцание» — технику школы «Ти-Шен», которая позволяла двигаться в ритме звука, оказываясь в слепых зонах противника, — и возник прямо перед ним, преграждая путь. Трость описала короткую дугу, и третий Чистильщик присоединился к коллегам на каменном полу.
Лейтенант оказался крепким орешком. Он не стал петь — он выхватил эхо-дубинку и бросился в ближний бой, используя быстрые, резкие удары, направленные в голову и корпус, с расчетом на то, что я не успею уклоняться в замкнутом пространстве. Он был хорош — возможно, даже лучше, чем в прошлый раз, — но я провел две недели в Разломе, сражаясь с Искажениями, Певцом и лучшими бойцами Инквизиции. После этого любой наземный противник казался медленным, как сонная муха. Я ушел от трех ударов, блокировал четвертый тростью, развернул лейтенанта вокруг оси и нанес точный, выверенный удар набалдашником в основание черепа, выключая его сознание, как опытный механик выключает перегревшийся двигатель.
Он рухнул на алтарь, опрокинув резонансную панель, и крипта погрузилась в тишину.
Я оглядел поле боя. Четверо Чистильщиков лежали без сознания, и ни один из них не успел поднять тревогу — спасибо Сфере Тишины и внезапности. Резонансная панель, поврежденная при падении лейтенанта, искрила и дымилась, но лифтовая шахта за алтарем была открыта. Лифт не работал — массивная металлическая платформа замерла на уровне крипты, лишенная эфирной тяги, — но Тобиас предупредил меня об этом. В его плане было указано, что технический тоннель, ведущий в Чертог, начинается прямо в шахте лифта — на стене, в двадцати футах над платформой, скрывается люк, замаскированный под вентиляционную решетку. Я подтянулся на скобах, добрался до люка и открыл его. За ним был узкий, темный коридор, уходящий вертикально вверх, с ржавыми металлическими лестницами, тот самый путь, которым когда-то пользовались слуги Архитекторов, слишком ничтожные, чтобы пользоваться парадными лифтами, но достаточно полезные, чтобы их не убивали.
Я полез вверх.
Путь занял около часа — час изнурительного подъема по ржавым скобам и шатким лестницам, которые скрипели при каждом движении и грозили обрушиться в любой момент. Воздух становился все более разреженным и холодным, но эфирная подушка Чертога, даже ослабленная, создавала восходящий поток, который немного облегчал подъем. Я считал ступени, как учил Джиан Вэй: «Считай шаги, когда тебе трудно, — это помогает занять разум и не думать о боли». На трехсотой скобе я вспомнил лицо Серафины, ее последний поцелуй и обещание «подпалить задницу», если я не вернусь. На пятисотой — лицо Скита, его щербатую улыбку и предсмертную просьбу сказать, что город был прекрасен. На семисотой — лицо Грейвза, каким я видел его в последний раз: решительное, спокойное, почти умиротворенное перед смертью. Все они верили в меня — каждый по-своему, каждый со своей болью и надеждой, — и я не имел права их подвести.
Наконец люк закончился, и я выбрался в технический отсек Небесного Чертога — то самое помещение стабилизаторов, которое было отмечено на плане Тобиаса. Отсек был огромен: ряды резонансных кристаллов, каждый размером с человеческий рост, тянулись вдоль стен, и их пульсация была неровной, сбивчивой, словно сердце больного аритмией. Кристаллы питались от резервных батарей, и их энергии хватало лишь на то, чтобы удерживать Чертог в воздухе, но не больше. Я прошел мимо них, отметив про себя, что даже легкого прикосновения Сферы Тишины хватило бы, чтобы дестабилизировать всю систему и обрушить Чертог, но это пока не входило в мои планы.
Из технического отсека я двинулся по системе вентиляционных шахт, которые, согласно схеме, вели на верхние уровни. В шахтах было темно и тесно, но зато здесь не было патрулей — Архитекторы, похоже, даже не подозревали, что кто-то может воспользоваться этим путем. Я полз, ориентируясь по едва заметным рунным указателям, выгравированным на стенах еще при Тартаре — те самые, которые Тобиас пометил на схеме как «путеводные нити». Они светились слабым, прерывистым светом в ответ на мой диссонанс, словно узнавали во мне потомка тех, кто когда-то строил этот дворец.
Через полчаса я добрался до третьего уровня — жилого, где, согласно плану, находились покои младших Архитекторов. Здесь вентиляционная шахта заканчивалась решеткой, выходящей в коридор. Я осторожно выглянул: коридор был пуст, если не считать пары эхо-теней — не живых людей, а тех самых отпечатков, которые оставались в местах, насыщенных эфиром. Архитекторы, похоже, настолько привыкли к охране из эхо-схем, что забыли о простых, человеческих способах проникновения. Их самонадеянность играла мне на руку.
Я выбрался из шахты и двинулся по коридору. Где-то там, впереди, находился тронный зал и Кассиан. Я пришел не убивать его, хотя не исключал такой возможности; я пришел отвлечь его, заставить бросить все силы на поиски нарушителя, пока Серафина делает свою работу. Но если судьба предоставит мне шанс встретиться с Первым Архитектором лицом к лицу — что ж, я не собирался отказываться от такого подарка.
Я перехватил трость и двинулся вперед — в самое сердце Чертога. Одинокий воин против двенадцати бессмертных. Искаженный против системы. Человек, который отказался быть рабом, против тех, кто считал себя богами.
Ставки никогда не были выше, но я сделал свой выбор еще там, в Эфир-Граде, когда отказался от предложения Певца. Покой без свободы — это не покой. Это рабство, упакованное в красивую обертку из колыбельной. И если мне суждено умереть сегодня, я умру свободным.

Глава 30

Я вышел из вентиляционной шахты в длинный коридор, отделанный белым мрамором с золотыми прожилками, и на мгновение замер, пытаясь осознать, что именно резало глаз. А потом понял, что здесь не было теней. В Чертоге все было залито ровным, мягким светом, который, казалось, исходил от самих стен, от потолка, от пола — отовсюду и ниоткуда одновременно. Эхо-фонари, встроенные в мраморные панели, работали бесшумно, и их свет был настроен на частоту, близкую к солнечному, — настолько близкую, что у меня, проведшего две недели в полумраке Разлома, на мгновение закружилась голова от этой неестественной яркости. Я заставил себя сосредоточиться и двинулся вперед, ступая так тихо, как только позволяла трость, которую я держал на весу, чтобы наконечник не стучал по мрамору.
Коридор вывел меня в галерею — длинный, изогнутый зал с высокими стрельчатыми окнами, выходившими на облака. Я подошел к одному из окон и выглянул наружу. Подо мной, на расстоянии трех тысяч футов, расстилался Город — крошечный, игрушечный, словно макет, собранный из спичечных коробков. Отсюда, с высоты, не было видно ни грязи, ни бедности, ни страданий. Только геометрически правильные кварталы, разделенные прямыми линиями улиц, и купола храмов, сверкающие в лучах утреннего солнца. Где-то там, на западной окраине, все еще поднимался дым над Храмом Вечной Гармонии — Серафина продолжала свою работу, отвлекая силы Инквизиции, и при мысли о ней я почувствовал, как внутри разливается тепло, смешанное с тревогой, которую я привычно задавил усилием воли. Тревога — непозволительная роскошь для человека, который сейчас должен думать только о бое.
Я оторвался от окна и продолжил путь. Галерея вела к центральному атриуму — огромному круглому залу с куполом из прозрачного хрусталя, сквозь который было видно небо. Вдоль стен атриума стояли статуи — двенадцать фигур в белых одеждах, каждая с резонансным жезлом в руке и выражением благостного спокойствия на каменных лицах. Архитекторы, увековеченные в мраморе, — но, в отличие от своих статуй, живые Архитекторы были далеко не так спокойны. Я слышал их голоса, доносившиеся из-за массивных дверей в дальнем конце атриума, — они спорили, и в их споре звучали ноты, которые я не ожидал услышать от бессмертных существ: страх, раздражение, почти паника.
— Лифты отключены, связь с землей потеряна, а вы предлагаете сидеть и ждать? — гремел один голос, низкий и рокочущий.
— Я предлагаю не поддаваться панике, — отвечал другой, более спокойный, но с явной дрожью. — Вэллс — всего лишь один человек. Один Искаженный, каким бы сильным он ни был, не сможет противостоять нам всем.
— Один Искаженный уже перенастроил Сердце, сжег архив и поднял полгорода против нас! — возразил третий. — Если мы не примем меры, мы потеряем Чертог так же, как потеряли Эфир-Град!
Я позволил себе тонкую, едва заметную улыбку, которую никто не видел. Архитекторы боялись меня, человека, которого они еще вчера считали незначительной угрозой, досадной помехой, «диссонансной тварью», подлежащей очищению. Теперь эта «тварь» стояла у дверей их тронного зала, и они понятия не имели, что делать. Отличная работа, Вэллс, мысленно похвалил я себя и толкнул створки.
Двери распахнулись, и я вошел в тронный зал Небесного Чертога.
Это было пространство, спроектированное так, чтобы внушать трепет. Огромное, круглое, диаметром не меньше полусотни метров, с куполом, который поддерживали двенадцать колонн из цельного «поющего металла». Каждая колонна была покрыта рунами, и каждая руна светилась тусклым, умирающим светом — отголоском той энергии, которая когда-то питала это место, а теперь истекала, как вода из пробитого сосуда. Пол был выложен мозаикой, изображавшей историю Тартара: от основания Эфир-Града до вознесения Архитекторов, — и каждая деталь этой мозаики была выполнена с таким мастерством, что казалась живой. Посередине зала возвышался трон — не просто кресло, а сложная конструкция из «поющего металла» и эфирных кристаллов, напоминающая одновременно алтарь, камертон и орудие пытки. Вокруг трона, на небольшом возвышении, стояли пятеро Архитекторов.
Я узнал их по описаниям из дневника Холланда, по изображениям в архивных пластинах, по голосам, которые только что слышал за дверью. Четверо из них были в разной степени трансформации. Один почти полностью заменил тело эфирными протезами и теперь напоминал ходячий кристалл с металлическими сочленениями; второй сохранил человеческое лицо, но его руки были заменены резонансными клинками, пульсирующими в такт дыханию; третий скрывал свою деградацию под белым капюшоном, и только светящиеся глаза выдавали его природу; четвертый, судя по фигуре — женщина, чей голос я слышал в архиве, — носила кристаллическую маску, за которой невозможно было разглядеть выражения. Пятый, стоявший у самого трона, был Кассиан.
Первый Архитектор выглядел именно так, как я его запомнил по эхо-проекции в Библиотеке Эфир-Града: высокий, с благородным лицом человека лет шестидесяти, которое не менялось уже двести лет. Его белые одежды ниспадали до самого пола, а пальцы с резонансными кристаллами вместо ногтей были сложены в жесте, который обычно изображали на иконах. Но что-то в нем изменилось с тех пор, как я видел его в записи. Тогда, на площади перед Сердцем, он улыбался, наблюдая за гибелью целого города, и его глаза горели торжеством. Теперь в них читалась усталость, раздражение и где-то глубоко, тщательно скрываемый страх. Страх, который он не мог позволить себе показать перед собратьями, но который я, наученный годами работы с допросами, умел распознавать в мельчайших деталях: в подрагивании века, в напряженных желваках, в том, как он сжимал подлокотник трона.
— Калеб Вэллс, — произнес Кассиан, и его голос, усиленный акустикой зала, прозвучал одновременно в каждой точке пространства. — Ты все-таки пришел. Я ожидал тебя. Садись, если хочешь — нам предстоит долгий разговор.
— Я предпочитаю стоять, — ответил я, останавливаясь на почтительном расстоянии от трона, но достаточно близко, чтобы видеть лица всех присутствующих. Моя трость мягко коснулась мозаичного пола, и звук этот разнесся по залу легким эхом. — Так удобнее уклоняться, если кому-то из ваших коллег придет в голову атаковать меня во время беседы. А судя по тому, что я слышал за дверью, такие идеи здесь популярны.
Один из Архитекторов — тот, что с резонансными клинками вместо рук, — шагнул вперед, но Кассиан остановил его едва заметным движением пальца.
— Ты дерзок, — заметил Первый Архитектор. — Но дерзость — это не порок. Порок — это глупость, а ты, насколько я могу судить, не глуп. Ты сумел пройти Разлом, обойти Певца, перенастроить Сердце. Ты сумел проникнуть в архив и выкрасть документы, которые мы хранили двести лет. Ты сумел поднять «Шепот Искр» и организовать скоординированную атаку на храмы-ретрансляторы. Все это говорит о том, что ты — не просто диссонансная тварь, как тебя называл Вален. Ты — стратег, тактик, лидер. Ты — человек, который мог бы стать одним из нас.
Я чуть не рассмеялся, но сдержался. Вместо этого я поправил очки и посмотрел на Кассиана поверх стекол тем самым взглядом, который обычно заставлял моих клиентов нервничать:
— Польщен, разумеется, но я, кажется, ослышался. Вы предлагаете мне присоединиться к Кворуму? Стать одним из Архитекторов? После всего, что я видел в Эфир-Граде? После того, как я смотрел на триста тысяч запертых душ, которые вы принесли в жертву ради собственного бессмертия?
— Именно поэтому, — Кассиан подался вперед, и его голос стал мягче, интимнее, почти отеческим. — Ты видел то, чего не видел никто из ныне живущих. Ты понимаешь масштаб нашей работы, нашей жертвы, нашего труда. И ты понимаешь, что без нас Город рухнет. Храмы-ретрансляторы, эхо-схемы, вся инфраструктура, которую мы строили веками, — все это держится на эфирной энергии, которую давало Сердце. Ты отключил его, и теперь Город погружается в хаос. Если мы не восстановим источник энергии, через месяц начнутся голодные бунты, через два — эпидемии, через три — полный коллапс цивилизации. Ты этого хочешь?
— Я хочу, чтобы вы перестали врать, — ответил я. — Энергию можно брать из других источников. Тартарианцы использовали коллективную песню добровольно — они не запирали души, они не приносили человеческие жертвы, они не строили вечный двигатель на костях собственных граждан. Вы выбрали самый простой и самый чудовищный путь, потому что он давал вам личную выгоду. Вы не спасали цивилизацию — вы спасали свою шкуру, и продолжаете спасать ее до сих пор. А теперь, когда ваш источник иссяк, вы пытаетесь договориться со мной, потому что боитесь, что следующего удара вам не пережить.
— Мы не боимся, — произнес Архитектор с резонансными клинками. — Мы предлагаем тебе сделку. Ты станешь одним из нас — получишь бессмертие, власть, доступ к знаниям, которые простым смертным не снятся. Твоя диссонансная природа больше не будет проклятием — она станет даром, который мы поможем тебе развить. Ты больше никогда не будешь прятаться по подвалам, бояться облав и притворяться хромым интеллигентом. Ты станешь тем, кем должен был стать с самого рождения, — властелином, а не изгоем.
Я помолчал, обдумывая его слова. Предложение было заманчивым — в этом следовало признаться хотя бы самому себе. Бессмертие, власть и знания, которые тартарианцы копили тысячелетиями, а Архитекторы скрывали от человечества двести лет. Я мог бы изменить Город изнутри, используя ресурсы Кворума, — постепенно, шаг за шагом, реформируя систему, которую ненавидел. Мог бы защитить Серафину, спасти уцелевших Искаженных, остановить охоту на диссонансников. Все это было возможно — теоретически. Но была одна проблема, и она перевешивала все теоретические выгоды.
— Вы предлагаете мне стать тем, кого я презираю, — произнес я наконец. — Вы предлагаете мне бессмертие, построенное на смерти. Власть, основанную на лжи. Знания, которые вы украли у мертвых. Вы думаете, что любой человек продается — нужно только предложить правильную цену. Верность, честь, справедливость — для вас это просто слова, которые можно обменять на кристаллы бессмертия, как обменивают медь на серебро. Но я пришел сюда не для того, чтобы торговаться. Я пришел сюда, чтобы показать вам, что вы — никто.
— Никто? — Кассиан приподнял бровь, и в его голосе послышалось искреннее недоумение. — Мы — Архитекторы Тартара, хранители Гармонии, правители Города уже двести лет. Тысячи людей поклоняются нам, молятся нам, поют гимны в нашу честь. Как ты можешь называть нас «никем»?
— Именно поэтому — никто, — ответил я, и мой голос зазвучал громче, усиленный Сферой Тишины, которая вибрировала на частоте абсолютной, ледяной уверенности. — Вы — не правители, вы — паразиты, которые присосались к трупу целой цивилизации и двести лет пили из него кровь. Вы — не хранители гармонии, вы — убийцы, которые заперли триста тысяч душ в вечном сне, чтобы продлить свою жизнь на пару столетий. Вы — не боги, вы — даже не люди. Вы — пустота, которая притворяется, что она что-то значит. И сегодня я здесь для того, чтобы напомнить вам об этом.
Я замолчал, и тишина, наступившая после моих слов, была такой глубокой, что я слышал, как потрескивают эхо-фонари в стенах. Архитекторы переглянулись. Тот, что скрывал лицо под капюшоном, издал короткий, резкий смешок — не веселья, а скорее удивления, словно он не мог поверить, что кто-то осмелился говорить с ними так. Женщина в кристаллической маске молчала, но ее пальцы, заканчивающиеся крошечными резонаторами, мелко подрагивали. Кассиан смотрел на меня с непроницаемым лицом, но его глаза — эти холодные, голубые глаза, которые не менялись двести лет, — вдруг вспыхнули тем самым огнем ярости, смешанной со страхом.
— Ты делаешь ошибку, Вэллс, — произнес он. — Последнюю ошибку в твоей жизни. Мы предложили тебе все, что у нас есть, а ты плюнул нам в лицо. Что ж, значит, ты разделишь судьбу всех, кто пытался нам противостоять. Вален был прав, тебя нужно было уничтожить еще в Соборе. Ничего — мы исправим это упущение сейчас.

Глава 31

Архитекторы атаковали одновременно, и это было похоже на то, как если бы в оркестре, который двести лет играл одну и ту же симфонию, внезапно сменился дирижер — и каждый музыкант заиграл свою партию, не согласовывая ее с остальными. Хаотично, но от этого не менее смертоносно. Первым ударил тот, что с резонансными клинками вместо рук, — Архитектор Маркус Тал, тот самый, который, по словам Грейвза, лично подписал приказ о ликвидации его дочери. Его клинки, поющие на частоте, способной резать сталь, рассекли воздух в том месте, где только что находилась моя голова, но я уже сместился — «мерцание» школы «Ти-Шен» позволяло двигаться в ритме звуковых волн, оказываясь в слепых зонах противника на долю секунды раньше, чем тот завершал удар.
— Быстро, — процедил Тал, разворачиваясь для второго удара. — Но недостаточно.
Я не ответил. Вместо этого я развернул Сферу Тишины на полную ширину, уже не для защиты, а для нападения. Сфера рванулась вперед и ударила в Архитектора, управлявшего звуком, — того самого, что скрывал лицо под капюшоном. Его песня, которая должна была парализовать мои конечности, захлебнулась в абсолютной тишине, и Архитектор пошатнулся, хватаясь за горло, словно его душили. Моя Сфера блокировала его частоту, и это было все равно что вырвать язык у певца посреди арии, он был жив, но обезврежен, по крайней мере на ближайшие несколько секунд.
— Архитектор Вокс! — крикнул кто-то, и я мысленно поблагодарил говорившего за ценную информацию. Значит, звук — это Вокс. Оставалось еще трое, не считая Кассиана.
Второй Архитектор — тот, что состоял почти полностью из эфирных протезов и напоминал ходячий кристалл, — управлял светом. Он вскинул руки, и зал наполнился ослепительными вспышками, которые должны были дезориентировать меня и выжечь сетчатку. Но я ожидал этого, еще в архиве Синода я заметил, что Архитекторы, полагаясь на свои сверхъестественные способности, часто забывают о простых, примитивных методах защиты. Я закрыл глаза и активировал эхо-локацию — ту самую технику, которой научился у Джиан Вэя и которую использовал в Разломе для обнаружения «тихих» Искажений. Неслышимый ультразвуковой импульс разошелся по залу, отразился от стен, колонн и тел Архитекторов, и я «увидел» их — не глазами, а внутренним слухом, который рисовал трехмерную картину боя точнее, чем любое зрение. Световые вспышки Архитектора Люмена стали бесполезны, он заливал зал ярчайшим сиянием, но я двигался в этом сиянии, как в полной темноте, ориентируясь только на эхо.
Третий Архитектор — тот, чье тело было массивным и неповоротливым, словно высеченным из камня, — управлял твердой материей. Он ударил кулаком по мозаичному полу, и каменные плиты вздыбились, превращаясь в баррикады и ловушки. Осколки мрамора полетели в меня, острые как бритва, но я выставил перед собой «клинки воли» — два полупрозрачных лезвия, поющих на частоте, способной резать материю на молекулярном уровне, — и рассек каменный шквал в пыль, которая заволокла зал белым облаком. Архитектор Терра зарычал и бросился вперед, намереваясь раздавить меня массой, но я использовал «мерцание», уходя с линии атаки, и его удар пришелся в колонну, которая загудела, как гигантский гонг.
— Он слишком быстр! — крикнул Тал, безуспешно пытаясь достать меня своими клинками. — Кассиан, замедли его!
Четвертый Архитектор — женщина в кристаллической маске, которую я мысленно окрестил «Менс», что на тартарианском означало «разум», — не атаковала физически. Она стояла в стороне, и ее резонаторы пульсировали на частоте, которая проникала сквозь мою Сферу Тишины, как вода просачивается сквозь трещины в камне. Она пыталась проникнуть в мое сознание, и на периферии моего восприятия начали возникать чуждые образы: искаженные воспоминания, ложные страхи, картины поражения и смерти. Я увидел Серафину, лежащую на мостовой в Эфир-Граде, но на этот раз — мертвую, с остановившимися глазами. Увидел Джиан Вэя, который смотрел на меня с разочарованием и говорил: «Ты всегда был слаб, Калеб. Ты никогда не достигнешь мастерства». Увидел самого себя — сломленного, стоящего на коленях перед троном Кассиана, умоляющего о пощаде, — и это видение было настолько ярким, настолько убедительным, что на мгновение я замешкался.
И тогда я запел.
Это была не техника, не прием, не боевая песня, которой меня учил Джиан Вэй. Это была та самая мелодия, которую я услышал в Сердце Эфир-Града, когда прикоснулся к нему ладонью, — семь нот, семь чистых тонов, которые жители города пели при жизни и которые заперли вместе с ними в резонаторе. Я воспроизвел их сейчас — не голосом, а всем своим существом, каждой клеткой диссонансного тела, — и песня эта была не колыбельной, не похоронным маршем, не гимном. Это была песня свободы, и в ней звучало все: боль Серафины, потерявшей родителей, жертва Скита, искупившего свое предательство, отчаяние Грейвза, сделавшего правильный выбор в последний момент. Это была песня всех Искаженных, которых система убивала, жгла, запирала в кристаллах и стирала из истории, — и теперь эти голоса звучали через меня, сливаясь в единый, неостановимый хор.
Зал дрогнул. Я почувствовал это даже сквозь Сферу Тишины, вибрация, которая исходила не от меня, а от самого Чертога, от его стен, от его колонн, от его резонансных кристаллов. «Поющий металл», из которого был построен дворец Архитекторов, отзывался на мою песню, как отзывался когда-то на песню жителей Эфир-Града, — и это было не случайно. Чертог был построен теми же мастерами, по тем же принципам, из тех же материалов, что и город под землей. Он был частью той же акустической системы, и теперь, когда я пел песню его создателей, он просыпался.
— Что он делает? — голос Архитектора Люмена дрогнул. — Кассиан, он...
— Замолчи! — рявкнул Кассиан, и впервые за двести лет его голос сорвался на крик — настоящий, полный страха и ярости. — Убейте его! Немедленно!
Но было поздно. Чертог вибрировал в такт моей песне, и резонансные кристаллы в колоннах начали светиться — не голубым светом Архитекторов, а золотым, тем самым, который я видел в Сердце после перенастройки. Дворец пробуждался, и его пробуждение было направлено против тех, кто двести лет использовал его как тюрьму и источник энергии.
Кассиан поднял руку, и я почувствовал, как время вокруг меня замедляется. Это была его уникальная способность — та, которая делала его Первым Архитектором и которой он не пользовался уже много десятилетий, потому что она требовала колоссальных затрат энергии. Но сейчас, когда его бессмертие было под угрозой, он пустил в ход последний козырь. Мир вокруг меня загустел, движения Архитекторов, которые только что были быстрыми и резкими, теперь казались мне медленными, но и мои собственные замедлились до черепашьей скорости. Я видел, как Тал заносит клинок для удара, как Люмен формирует новую вспышку, как Терра размахивается каменным кулаком, — и я понимал, что не успею уклониться.
Но песня продолжала звучать.
Она жила отдельно от меня, отдельно от времени, отдельно от пространства. Она пронизывала Чертог насквозь, и золотой свет, исходивший от стен и колонн, становился все ярче, заполняя зал, вытесняя голубое свечение Архитекторов. Я чувствовал, как вибрация нарастает, как «поющий металл» отзывается на каждую ноту, как древние руны, выгравированные на колоннах, вспыхивают и гаснут в такт мелодии. Чертог пел вместе со мной, и его песня разрывала оковы времени, наложенные Кассианом.
Резонансные кристаллы в колоннах вспыхнули ослепительным светом, и время вернуло свой обычный ход. Удар Тала, который должен был рассечь мне грудь, я блокировал тростью — клинок Архитектора скользнул по «поющему металлу», высекая сноп искр. Вспышку Люмена я погасил встречной волной диссонанса, расширив Сферу Тишины до предела и заставив свет Архитектора рассеяться безвредной рябью. Каменный кулак Терры я встретил «клином воли», который рассек его надвое, оставив Архитектора без оружия и с выражением крайнего изумления на каменном лице.
— Невозможно! — прошептал Кассиан. — Ты — всего лишь Искаженный! Ты не можешь контролировать Чертог! Эта песня... ее не существует уже двести лет! Никто из ныне живущих не слышал ее! Никто, кроме...
— Кроме тех, кто был в Эфир-Граде, — закончил я, перехватывая трость и делая шаг к его трону. — Кроме тех, кто прикоснулся к Сердцу и услышал голоса трехсот тысяч запертых душ. Кроме тех, кого вы пытались уничтожить, но кто отказался умирать. Я не просто Искаженный, Кассиан. Я и есть голос этого города, который вы предали. И сегодня он будет услышан.
Мой голос, усиленный резонансом Чертога, разнесся по залу так, что задрожали стекла в хрустальном куполе. Я шагнул к трону, и четверо Архитекторов — те, что еще держались на ногах, — отступили на шаг назад, видя, как их крепость, их последнее убежище превращается в ловушку, как «поющий металл» их собственного дворца восстает против них. Кассиан остался на троне, но его пальцы, сжимавшие подлокотники, побелели от напряжения, а лицо — это вечно спокойное, богоподобное лицо — исказилось гримасой страха, который он больше не мог скрывать. Я видел перед собой не Первого Архитектора, не правителя, не бессмертного властелина, а испуганного старика, который слишком долго жил и слишком многого боялся.
— Ты не посмеешь, — прошипел он. — Если Чертог упадет, Город погибнет. Ты убьешь сотни тысяч людей ради своей мести! Ты станешь таким же, как мы!
— Я не собираюсь обрушивать Чертог, — ответил я, останавливаясь в нескольких шагах от трона. — Я собираюсь освободить его — так же, как мы освободили Сердце. Чертог больше не будет вашей батареей и вашим убежищем. Он станет тем, чем был задуман изначально: домом для живых, а не склепом для мертвых. А ты, Кассиан, ты и твои собратья — вы ответите за все. Перед людьми, которых вы обманывали двести лет, и перед мертвыми, чей покой вы украли.
Я поднял трость, как дирижерскую палочку, и песня, которая звучала во мне и вокруг меня, достигла крещендо. Чертог содрогнулся, и по его стенам побежали трещины, словно здание сбрасывало с себя двухвековые оковы. Резонансные кристаллы в колоннах засияли золотым светом, и этот свет, вырвавшись наружу сквозь хрустальный купол, озарил весь Город — от Верхних кварталов до самых бедных закоулков Нижнего города.

Глава 32

Золотой свет заливал тронный зал, и Чертог пел. Это не было метафорой или поэтическим преувеличением. «Поющий металл», из которого были построены стены, колонны и купол дворца, вибрировал в такт моей песне, и каждый его атом отзывался на частоту, которую я задавал. Архитекторы, еще минуту назад уверенные в своем превосходстве, теперь отступали к стенам, прикрывая глаза от ослепительного сияния. Терра, лишившийся своего каменного оружия, стоял на коленях, и его массивное тело сотрясала крупная дрожь. Люмен, повелитель света, был слеп — его собственная стихия обратилась против него, и теперь он беспомощно водил руками в воздухе, пытаясь нащупать опору. Вокс все еще не мог издать ни звука — моя Сфера Тишины продолжала глушить его частоту, и он сидел у подножия колонны, зажимая горло руками. Менс, женщина в кристаллической маске, прекратила свои ментальные атаки и забилась в угол, и ее резонаторы пульсировали вразнобой, словно она разучилась их контролировать. Только Тал, Архитектор с резонансными клинками, все еще стоял на ногах — но и он не решался атаковать, видя, как сама материя Чертога восстает против своих хозяев.
И только Кассиан оставался на троне. Он сидел неподвижно, вцепившись пальцами в подлокотники, и его лицо теперь было искажено такой яростью, какой я никогда не видел ни у одного живого существа. Это не была ярость воина, проигрывающего битву, или правителя, теряющего власть. Это была ярость человека, который привык считать себя богом — и вдруг обнаружил, что он смертен. Что его могут победить. Что его могут судить.
— Ты думаешь, что победил, — произнес Кассиан, и его голос, обычно мелодичный и властный, теперь скрежетал, как ржавое железо. — Ты стоишь в моем тронном зале, поешь свою диссонансную песню и думаешь, что ты — герой. Что ты — освободитель. Но ты всего лишь глупец, Вэллс. Глупец, который не понимает, с чем играет.
— Просветите меня, — ответил я, не опуская трости и не ослабляя Сферы Тишины. — Я всегда открыт для новой информации.
Кассиан медленно поднялся с трона, и в этом движении было что-то неестественное, дерганое, словно его тело, лишенное привычной эфирной подпитки, с трудом повиновалось командам мозга. Он выпрямился во весь рост — высокий, все еще внушительный, несмотря на все, что произошло, — и его правая рука скользнула к подлокотнику трона, где я заметил небольшую рунную панель, до этого скрытую складками его одеяния.
— Ты был в Эфир-Граде, — сказал он. — Ты видел Сердце. Ты видел, как оно работает — как песня жителей преобразуется в эфирную энергию и питает наши кристаллы. Но ты, при всех твоих талантах, так и не понял главного: Сердце — это не просто источник энергии. Это — ядро всей системы. Если Сердце останавливается, останавливается все. И если Сердце взрывается...
Его палец коснулся рунной панели, и в тронном зале что-то изменилось. Я почувствовал это раньше, чем понял, что именно. Низкая, утробная вибрация, которая исходила откуда-то снизу, из-под пола, из глубины крепости. Резонансные кристаллы в колоннах, только что сиявшие золотым светом, начали менять цвет — с золотого на тревожный, багровый, какой бывает у неба перед грозой. Где-то далеко внизу, в Городе, раздался первый взрыв — я услышал его через открытые окна галереи, приглушенный расстоянием, но безошибочно узнаваемый, грохот рушащегося камня и вой эфирного выброса.
— Что вы сделали? — спросил я, хотя уже догадывался.
— Я активировал финальный протокол, — ответил Кассиан, и его губы растянулись в улыбке, похожей на оскал загнанного в угол зверя. — Цепная реакция, которая связывает Чертог с тремя храмами-ретрансляторами. Ты отключил Сердце, и я знал, что рано или поздно кто-то попытается воспользоваться этим, чтобы атаковать нас. Поэтому я подготовился. Если Чертог потеряет стабильность и начнет падать, все три ретранслятора взорвутся одновременно. Но это еще не все — каждый ретранслятор связан с десятками городских эхо-схем, которые питают дома, больницы, школы, водонапорные станции, отопительные системы. Взрыв одного храма вызовет детонацию эхо-схем в радиусе мили. Взрыв трех — уничтожит весь Город. Ты меня слышишь, Вэллс? Весь Город. От Верхних кварталов до Нижнего рынка, от Собора Святого Резонанса до последней лачуги на окраине. Сотни тысяч людей — Безмолвных, которых ты так хотел защитить, — сгорят в эфирном огне. И это сделаешь ты.
Я стоял неподвижно, переваривая услышанное. В голове, как в лихорадке, проносились цифры, расчеты, варианты. Цепная реакция — это не метафора, это физический процесс, который подчиняется законам акустики. Если три храма-ретранслятора действительно связаны с Чертогом через эхо-схемы, их можно отключить — но для этого нужно добраться до каждого храма по отдельности, а на это нет времени. Убить Кассиана сейчас — значит запустить неконтролируемое падение Чертога, которое активирует протокол. Оставить его в живых — значит дать ему возможность восстановить контроль и, возможно, все равно уничтожить Город, когда он поймет, что проиграл окончательно.
— Это ваш последний козырь, — произнес я наконец. — Вы готовы уничтожить все, что создали, просто потому что не можете смириться с поражением? Это даже не месть, Кассиан. Это истерика.
— Называй как хочешь, — он пожал плечами, и этот жест был настолько будничным, настолько не вязавшимся с апокалиптическим масштабом его угрозы, что на мгновение я почти восхитился его хладнокровием. — У тебя есть выбор, Вэллс. Ты можешь убить меня — и тогда Чертог рухнет, и Город погибнет вместе с нами. Или ты можешь опустить свою трость, прекратить эту дурацкую песню и начать переговоры. Я предлагал тебе сделку раньше — предлагаю и сейчас. Стань одним из нас. Помоги восстановить Сердце. Город не пострадает, люди выживут, а ты получишь все, что я обещал.
Я молчал. В зале было тихо, если не считать низкого, угрожающего гула, который исходил от резонансных кристаллов, и далеких отголосков взрывов, доносившихся с земли. Архитекторы, забившиеся по углам, смотрели на меня с надеждой — они тоже понимали, что их жизни зависят от моего решения. Кассиан стоял у трона, и его палец все еще касался рунной панели — достаточно одного движения, и протокол будет активирован окончательно.
И тогда я сделал то, чего никто не ожидал. Я рассмеялся. Это был не истерический смех, не смех безумца, а скорее горький, усталый смешок человека, который только что понял абсурдность всей ситуации. Я смеялся над собой, над Архитекторами, над Кассианом, над всей этой грандиозной драмой, которая разворачивалась в парящем дворце, пока внизу горели храмы и гибли люди.
— Вы не понимаете, — произнес я, отсмеявшись. — Вы действительно не понимаете. Вы предлагаете мне выбор между двумя вариантами, и оба они ведут к катастрофе. Убить вас — и Город погибнет. Пощадить вас — и вы продолжите свою тиранию, и Город все равно погибнет, только медленнее. Вы думаете, что загнали меня в угол, но на самом деле вы загнали в угол сами себя. Вы создали систему, в которой любой выбор ведет к разрушению, и теперь удивляетесь, что кто-то отказывается играть по вашим правилам.
— И что же ты предлагаешь? — спросил Кассиан, и в его голосе впервые прозвучала неуверенность. — Третий вариант? Как тогда, в Эфир-Граде, когда ты перенастроил Сердце вместо того, чтобы уничтожить его?
— Именно, — ответил я. — Третий вариант. Я не убью вас, Кассиан, и я не приму вашу сделку. Я найду способ отключить ваш протокол так же, как отключил Сердце: не разрушая, а перенастраивая. И когда я это сделаю — а я это сделаю, потому что у меня есть опыт, знания и крайне высокая мотивация, — вы останетесь здесь, в своем парящем дворце, лишенные энергии, лишенные бессмертия, лишенные всего, что вы украли. Вы станете тем, кем были всегда, — просто стариками, которые прожили слишком долго и которым давно пора на покой.
Я развернулся и быстрым шагом направился к выходу из тронного зала. За моей спиной Кассиан что-то кричал — кажется, он приказывал Архитекторам остановить меня, — но его голос тонул в гуле резонирующих кристаллов и треске формирующихся энергетических разрядов. Чертог пел, и его песня становилась все громче, все настойчивее, словно само здание требовало освобождения и не собиралось больше ждать.
Я должен был спуститься в технический отсек — тот самый, через который проник в Чертог. Резонансные стабилизаторы, поддерживающие дворец в воздухе, были ключом ко всей системе. Если Кассиан запустил цепную реакцию через храмы-ретрансляторы, то канал связи между Чертогом и храмами проходил именно через стабилизаторы — сложную сеть эфирных контуров и резонансных кристаллов, сплетенную в единую схему. Чтобы остановить протокол, нужно было разомкнуть эту сеть, изолировать Чертог от ретрансляторов — но сделать это так, чтобы стабилизаторы продолжали работать и дворец не рухнул на городские кварталы.
— Третий вариант, — пробормотал я себе под нос, перепрыгивая через ступеньки винтовой лестницы, ведущей на нижние уровни. — Вэллс, ты снова в своем репертуаре. Вся Империя рушится, Город вот-вот взорвется, а ты ищешь способ все исправить, никого не убивая. Джиан Вэй, надеюсь, ты там, в своей эфирной нирване, хотя бы улыбаешься. Потому что твой ученик снова делает то, чему ты его учил –– ищет гармонию в диссонансе. И, кажется, находит.


Глава 33

Технический отсек Чертога встретил меня воем сирен и мерцанием аварийных огней. Резонансные кристаллы, которые еще час назад пульсировали ровным, хотя и ослабленным светом, теперь мигали в тревожном багровом ритме, и от каждого кристалла тянулись тонкие, как паутина, нити эфирных разрядов. Они сплетались в воздухе, образуя сложную сеть, которая уходила сквозь стены и пол куда-то вниз — к храмам-ретрансляторам, к городским эхо-схемам, к сотням тысяч ничего не подозревающих людей, чьи жизни сейчас зависели от того, сумею ли я за оставшиеся минуты найти правильную частоту.
Я остановился у центральной консоли — массивной плиты из «поющего металла», в которую были вмонтированы десятки рунных панелей и эхо-индикаторов. Здесь, согласно плану Тобиаса, находился главный узел управления стабилизаторами, который связывал Чертог с храмами-ретрансляторами. Если где-то и можно было отменить протокол Кассиана, то только здесь. Я положил ладони на прохладный металл и закрыл глаза, активируя «чтение по кости». Это было рискованно — после всего, что я потратил в бою с Архитекторами, резерв мой был почти на нуле, а погружение в чужую память всегда требовало немалых затрат, — но другого выхода не было.
Металл отозвался неохотно. Он был старым, очень старым — намного старше самого Чертога, потому что его создали еще в Эфир-Граде, до Диссонанса, и с тех пор он сменил множество хозяев. Я чувствовал наслоения: голоса тартарианских инженеров, которые настраивали эти кристаллы; голоса Архитекторов, которые переделывали их под свои нужды; голоса слуг и техников, которые обслуживали стабилизаторы на протяжении двух столетий. Все они оставили здесь свой след, и теперь мне нужно было пробиться сквозь эту какофонию, чтобы найти одну-единственную частоту — ту, которая отменяла протокол.
— Джиан Вэй учил меня, что в любом хаосе есть порядок, — прошептал я, и слова эти были не столько обращением к давно ушедшему наставнику, сколько заклинанием, которое помогало сосредоточиться. — Нужно просто найти правильную ноту.
И я нашел ее.
Она была спрятана глубоко, под слоями позднейших записей, почти заглушенная более новыми и агрессивными частотами. Это была та самая нота, которую я слышал в Сердце Эфир-Града перед перенастройкой, — чистая, прозрачная, лишенная искажений. Нота, которую тартарианцы называли «ключом тишины» и которую они использовали для аварийного отключения своих систем. Архитекторы, модифицируя стабилизаторы, не смогли стереть ее полностью — только приглушить, запереть под слоем своих команд. Теперь эта нота была моей единственной надеждой.
Я открыл глаза и начал петь.
Это была самая сложная и самая опасная техника из всех, которым учил меня Джиан Вэй: «Песнь Тишины», которую наставник показывал мне лишь однажды, в горах за Городом, и которую я с тех пор ни разу не использовал, потому что она требовала полной самоотдачи, полного растворения в звуке без остатка. Но сейчас был именно тот случай, когда «полная самоотдача» — это не фигура речи, а единственный способ выжить.
Я запел, и звук, сорвавшийся с моих губ, был не громким и не тихим. Он был — точным. Одна-единственная нота, которая вплелась в какофонию стабилизаторов и начала ее менять, перестраивать, настраивать на себя, как камертон настраивает расстроенный инструмент. Багровое свечение кристаллов дрогнуло, замерцало, а потом начало медленно, неохотно, словно просыпаясь от долгого сна, меняться. Сначала — на оранжевый, потом — на желтый, потом — на спокойный, ровный золотой, тот самый, который я видел в Сердце после перенастройки.
Цепная реакция, запущенная Кассианом, начала тормозиться. Я чувствовал это по вибрациям, которые проходили сквозь металл, сквозь пол, сквозь мое тело. Эхо-схемы, связывавшие Чертог с храмами-ретрансляторами, одна за другой разрывались, изолируя дворец от городской инфраструктуры. Где-то внизу, на земле, взрывы прекратились — я знал это не потому, что слышал тишину, а потому, что резонансные кристаллы перестали передавать сигналы тревоги. Протокол отменялся.
Но цена была высока. Я чувствовал, как моя собственная энергия, мой диссонанс, моя жизнь утекают в песню, как вода в песок, — и ничего не мог с этим поделать. «Песнь Тишины» не просто требовала резерва; она требовала всего, что у меня было, до последней капли, до последней искры, до последнего вздоха. Мои колени подогнулись, и я оперся на консоль, чтобы не упасть. Перед глазами плыли темные пятна, и я уже не различал, где заканчивается свет кристаллов и начинается тьма. Но я продолжал петь, потому что остановиться сейчас означало бы потерять все, чего мы достигли.
Стабилизаторы, освобожденные от протокола, начали работать в прежнем режиме, но их энергии было недостаточно, чтобы удерживать Чертог на прежней высоте. Я почувствовал, как пол под ногами дрогнул и медленно, почти незаметно, начал крениться. Дворец снижался, плавно, как огромный дирижабль, у которого постепенно выходит газ. Если я все рассчитал правильно, он опустится на пустырь за городскими стенами, не причинив вреда никому, кроме, возможно, тех, кто все еще находился внутри. Но на это у меня уже не оставалось сил — даже на то, чтобы беспокоиться о собственной безопасности.
Последнее, что я помнил, — это голос, который пробился сквозь гул стабилизаторов, сквозь звон в ушах и шум угасающего сознания. Голос, который я узнал бы из тысячи. Я так и не понял, была ли Серафина тут, в Чертоге или у меня начались слуховые галюцинации.
— Калеб! Калеб, держись! Я здесь, я иду! Не смей умирать, слышишь? Ты обещал мне завтрак! Ты обещал мне яйца, бекон, свежий хлеб и чай правильной температуры! Ты не можешь нарушить обещание!
Я хотел ответить, но голосовые связки не слушались. Я хотел улыбнуться, но мышцы лица онемели. Я только успел подумать, что Серафина, как всегда, появилась в самый неподходящий момент — и, как всегда, именно тогда, когда ее появление было нужнее всего. А потом темнота сомкнулась надо мной, как вода над головой ныряльщика, и я перестал чувствовать что-либо вообще.

Эпилог

Две недели — достаточный срок, чтобы мир изменился до неузнаваемости, и одновременно слишком малый, чтобы эти изменения успели укорениться. Город напоминал выздоравливающего после долгой болезни. Он еще не встал с постели, еще не обрел прежнюю силу, но жар уже спал, и дыхание стало ровным, и в глазах появился тот особый блеск, который отличает идущего на поправку от обреченного. Синод был распущен — это случилось на третий день после падения Чертога, когда листовки «Шепота Искр» с протоколами собраний Архитекторов разошлись по Городу таким тиражом, что даже самые преданные гармонизаторы не смогли их игнорировать. Инквизиция — расформирована и объявлена вне закона, а те из Чистильщиков, кто не успел бежать, теперь сидели в тех самых камерах, где еще недавно держали Искаженных. Архитекторы — те, кто выжил после падения Чертога и кого удалось найти, — были арестованы Временным Советом, собранным из представителей гильдий, «Шепота Искр» и городского самоуправления. Кассиан и его ближайшие приспешники исчезли — по слухам, они бежали в Глубинный Разлом, надеясь найти укрытие в руинах Эфир-Града, но я подозревал, что контрабандисты Тобиаса доберутся до них раньше, чем они до безопасного убежища, и сделают с ними то, что обычно делают с бывшими тиранами, предъявят счет за все годы угнетения.
Но все это была политика — большая, шумная, хаотичная, — а я никогда не любил политику. Я любил свою работу.
Новый офис располагался на первом этаже старого купеческого дома на пересечении улицы Серебряных Мастеров и Проспекта Старых Семей — в том самом квартале, где две недели назад мы с Серафиной прятались от патрулей, а теперь здесь было оживленно и почти мирно. Фасад здания еще носил следы недавних событий: несколько выбитых окон, копоть от пожара на соседней улице, сорванная вывеска, — но все это было поправимо. Главное — табличка на двери, новенькая, блестящая, с четкой гравировкой: «Вэллс и партнеры. Частные расследования и консультации». Серафина настояла на «партнерах» во множественном числе, хотя официально в агентстве нас было двое, и я подозревал, что множественное число — это ее способ обозначить свое присутствие, не вписывая имя в вывеску.
Я шел по улице, опираясь на трость, и хромота моя — теперь настоящая, заработанная в финальной битве с Архитекторами, когда Кассиан едва не разорвал мне сухожилия своим временным полем, — была уже не маской, а частью меня. Врачи говорили, что через полгода, может быть, через год, если не пропускать сеансы эфирной терапии, нога восстановится полностью. Я не торопился. Хромота напоминала мне о том, что я пережил, а такие напоминания полезны для души — они не дают забыть, как легко можно все потерять. Костюм на мне был новый — тот, в котором я прошел через Разлом, архив и Чертог, пришлось выбросить, потому что портной, осмотрев его, только покачал головой и сказал, что дешевле сшить новый, чем пытаться восстановить этот. Очки были те же — с простыми стеклами, без диоптрий, с легким затемнением, которое скрадывало выражение глаз. Они пережили Разлом, драки с Чистильщиками, бой с Архитекторами, падение Чертога. Я иногда думал, что эти очки — самая везучая вещь в моей жизни, и если когда-нибудь открою музей, то выставлю их в главном зале.
Серафина ждала меня у входа в офис. Она стояла, прислонившись спиной к дверному косяку, и ее поза была все той же — независимой, чуть вызывающей, с легким налетом насмешки, — но что-то в ней изменилось. Может быть, дело было в новой одежде: вместо привычной кожаной куртки и красной блузы на ней был темно-синий жакет и простая белая рубашка, а волосы, обычно собранные в небрежный узел, теперь были заплетены в аккуратную косу, которая спускалась на плечо. А может быть, дело было в выражении лица — более спокойном, более умиротворенном, чем раньше, словно она наконец позволила себе расслабиться после долгой войны. Но когда она заметила меня, ее зеленые глаза вспыхнули тем самым знакомым искристым огнем, и я понял, что прежняя Серафина никуда не делась. Просто теперь она улыбалась чаще.
— Ты все еще притворяешься хромым интеллигентом, — произнесла она вместо приветствия.
— Теперь я не притворяюсь, — ответил я, подходя ближе и поправляя очки. — Я просто такой. Хромота — подлинная, интеллигентность — сомнительная, но я над ней работаю.
— Врешь, — она фыркнула. — Вчера ты догнал и вырубил того парня из бывшего Синода, который пытался бежать с украденными артефактами. Я видела это собственными глазами. Ты бежал быстрее, чем я, а у меня обе ноги здоровы.
— Это был не бег, — возразил я с самым серьезным выражением, на какое был способен. — Это была легкая пробежка. Я просто вовремя подвернул ногу. Очень удачно подвернул, можно сказать, стратегически. Джиан Вэй учил меня использовать все доступные ресурсы, включая травмы, — и я следовал его заветам.
Она рассмеялась звонким, искренним смехом, от которого по косяку двери пробежала легкая вибрация и стекла в окнах офиса чуть дрогнули. Я смотрел на нее и думал, что этот смех — возможно, лучшее, что я слышал за последние две недели, хотя за эти две недели я слышал много хорошего: и песню Чертога, и приветственные крики толпы, и тишину наступившего мира. Но смех Серафины был чем-то особенным — личным, нашим, не предназначенным для посторонних ушей и не нуждающимся в одобрении.
— Кстати, о партнерах, — произнес я, открывая дверь офиса и пропуская ее вперед. — Ты видела утреннюю почту? Пришло письмо от Временного Совета. Они предлагают нам контракт на расследование хищений из хранилищ бывшего Синода. Кто-то выносит артефакты через старые тартарианские тоннели, и Совет подозревает, что этим занимаются те самые контрабандисты, с которыми мы работали.
— Тобиас? — Серафина приподняла бровь. — Ты собираешься охотиться на Тобиаса? После всего, что он для нас сделал?
— Я собираюсь с ним поговорить, — уточнил я. — Он знает правила: пока мы воевали с Архитекторами, я закрывал глаза на его делишки, потому что он был полезен. Теперь, когда Архитекторов больше нет, правила изменились. Если он хочет продолжать работать в Разломе, пусть делает это цивилизованно, платит налоги, регистрирует находки и не тырит государственное имущество. Я предложу ему сделку, от которой он не сможет отказаться.
— Твои «сделки» обычно заканчиваются тем, что кто-то теряет сознание, а кто-то свободу, — заметила Серафина, усаживаясь в новое кресло для посетителей и закидывая ногу на ногу.
— Это неправда, — я снял очки и начал протирать их замшевой тряпочкой, которую всегда носил в кармане. — Статистически, семьдесят процентов моих сделок заканчиваются мирным соглашением. Остальные тридцать, легким сотрясением мозга у противоположной стороны, но я над этим работаю. Кроме того, теперь у меня есть партнер, который в любой момент может устроить контролируемый поджог, и это знание согревает мне душу.
— Я уже давно не устраивала поджогов, — она сделала вид, что обиделась, но я видел, как уголки ее губ подрагивают. — Последний был... дай вспомнить... а, точно, когда мы поджигали Храм Вечной Гармонии две недели назад. Но это был отвлекающий маневр, а не поджог. Тактическая диверсия, санкционированная руководством «Шепота Искр» и лично мной. Это другое.
— Разумеется, — я надел очки и сел за свой новый стол — массивный, дубовый, с множеством ящиков и секретным отделением для эхо-глушителей, которое я спроектировал лично и которое стоил мне трех бессонных ночей и одной ссоры с мебельщиком. — Кстати, о «Шепоте». Как проходит реорганизация?
— Медленно, — она вздохнула. — Мы привыкли быть подпольем, а теперь нам предлагают стать легальной организацией. Сидеть в комитетах, писать отчеты, согласовывать бюджеты. Половина наших старых оперативников сбежала обратно в Разлом — говорят, что бюрократия страшнее Чистильщиков. Но другая половина осталась и пытается построить что-то новое. Марта возглавила Комитет по Делам Искаженных — представляешь? Та самая Марта, которая прятала нас в подвале красильной мастерской, теперь заседает в Городском Совете и спорит с бывшими Гармонизаторами о правах диссонансников. Я видел это собственными глазами и до сих пор не могу поверить.
— Я тоже, — признался я. — Но я рад за нее.
Мы помолчали. За окнами офиса, выходившими на Проспект Старых Семей, шумел Город — уже не тот, что две недели назад, когда патрули Чистильщиков прочесывали каждый квартал, а храмы-ретрансляторы выли, как раненые звери. Теперь здесь гудели ремонтные бригады, восстанавливавшие поврежденные здания, стучали молотки каменщиков, кричали разносчики газет, выкрикивая заголовки: «Временный Совет объявил амнистию Искаженным!», «Контрабандисты Разлома сдают артефакты в обмен на легализацию!», «Кассиан до сих пор не найден — поиски продолжается!» Солнце, поднявшееся над восточной окраиной, заливало улицы мягким, золотистым светом — тем самым, который две недели назад озарил Небесный Чертог и который теперь стал символом новой эпохи.
— Знаешь, что самое странное? — произнесла Серафина, глядя в окно. — Я всю жизнь боролась с Системой. Я ненавидела ее так сильно, что эта ненависть стала частью меня, частью моего диссонанса, частью моей магии. А теперь Системы больше нет — по крайней мере, той Системы, — и я чувствую себя... странно. Как будто я потеряла врага и не знаю, что делать дальше.
— Это нормально, — ответил я. — Джиан Вэй говорил: «Самое трудное после победы — это понять, что война закончилась, и научиться жить в мире». Мы привыкли быть охотниками, изгоями, бунтарями. Теперь нам нужно привыкнуть быть кем-то другим. Кем — я пока не знаю, но, думаю, мы разберемся по ходу дела. У нас, в конце концов, есть офис, есть вывеска и есть контракт, который нужно подписать до полудня, иначе Временный Совет найдет других частных консультантов.
Серафина встала, подошла к моему столу и остановилась, глядя на меня сверху вниз с тем самым выражением, которое появлялось у нее всякий раз, когда она собиралась сказать что-то важное с оговоркой на шутливый тон:
— Знаешь, Вэллс, — произнесла она, — за все эти недели, пока мы сражались, бежали, прятались, спорили и... делали все остальное, — ты так и не сказал мне одну вещь.
— Какую? — спросил я, хотя уже догадывался.
— Ты так и не сказал, что чувствуешь. Ко мне. Ко всему этому, — она обвела рукой офис, город, небо за окном. — Ты строишь планы, заключаешь контракты, нанимаешь плотников для ремонта, но ты ни разу не сказал, чего ты хочешь. Для себя. Не для дела, не для Города, не для абстрактной справедливости. Для себя.
Я снял очки и отложил их в сторону. Потом поднялся — медленно, потому что нога все еще болела, — и взял ее за руку. Ее пальцы были теплыми, и искры, которые когда-то текли с них непрерывным потоком, теперь появлялись только в моменты крайнего волнения или радости. Сейчас их не было — она была спокойна, насколько вообще может быть спокойна Серафина.
— Я хочу завтракать с тобой каждое утро, — сказал я. — Не в подвале, не в Разломе, не на бегу между боями. Здесь, в этом офисе, за этим столом, с видом на эту улицу. Я хочу варить чай — правильный чай, «серебряный лист», три минуты настаивания, ни секундой меньше — и видеть, как ты морщишься, делая первый глоток, потому что ты никогда не ценила хороший чай, но всегда его пила, чтобы сделать мне приятное. Я хочу расследовать преступления, которые теперь, когда Инквизиции больше нет, будут обычными преступлениями: кражи, подлоги, мошенничества, — и знать, что вечером ты вернешься в этот офис, сядешь в это кресло и скажешь, что мой план был идиотским, но каким-то чудом сработал. Я хочу прожить остаток жизни — долгий или короткий, неважно, — с чувством, что я не один. Что рядом есть человек, который понимает меня без слов, который принимает меня со всеми моими масками, шрамами, дурацкими очками и еще более дурацкой тростью, и который готов гоняться за контрабандистами по старым тартарианским тоннелям, даже если это не входит в его должностные обязанности. Я хочу быть с тобой, Серафина, и все остальное — контракты, офисы, ремонт — это просто декорации.
Она долго смотрела на меня, и в ее глазах что-то мерцало — может быть, слезы, хотя я не был уверен, потому что Серафина никогда не плакала при мне, даже когда было больно, страшно или обидно. Потом она моргнула, и мерцание исчезло. Она сжала мою ладонь и улыбнулась — не насмешливо, не вызывающе, не с той искристой дерзостью, которая так меня раздражала и восхищала одновременно, а мягко, тепло, почти застенчиво — и это была, возможно, самая искренняя ее улыбка за все время, что я ее знал.
— Это самая длинная речь, которую я от тебя слышала, — произнесла она. — Ты случайно не ударился головой при падении Чертога? Может, вызвать врача?
— Не надо врача, — ответил я. — Просто скажи, что ты согласна.
— Я согласна, — сказала она. — Но если ты еще раз назовешь наши операции «легкой пробежкой», я лично прослежу, чтобы твоя хромота стала постоянной. Это понятно?
— Вполне.
Она поднялась на ципочки и поцеловала меня — коротко, но крепко, как обычно целуют после долгого дня, когда нет сил на долгие нежности, но есть желание напомнить, что ты рядом. Я ответил тем же, и на мгновение все звуки Города — молотки каменщиков, крики разносчиков газет, гул ремонтных бригад — стихли, оставив только тишину, ту самую, которая была нашей стихией.
Потом она отстранилась и направилась к своему столу, стоявшему у противоположной стены, — новому, полированному, с множеством ящиков для ее метательных дисков и прочего снаряжения, — и начала разбирать почту. Я сел за свой стол, поправил очки и открыл папку с делом о хищениях из хранилищ Синода. Впереди был долгий день, полный рутинной работы: допросы свидетелей, анализ улик, составление отчетов. Возможно, к вечеру мы выйдем на след контрабандистов, и тогда рутина сменится погоней — легкой пробежкой, как я ее называл, или опасной операцией, как ее называла Серафина.
Город за окнами продолжал жить своей жизнью, которую он не знал двести лет. Где-то там, на западной окраине, Бертрам запустил новый тираж листовок — теперь уже не подпольных, а официальных, с отчетом Временного Совета о ходе реформ. Где-то в Нижнем городе открылась первая школа для Искаженных детей, где их учили не скрывать свой диссонанс, а использовать его во благо. Где-то в Разломе контрабандисты Тобиаса нашли еще один вход в Эфир-Град и теперь спорили, стоит ли разграбить его или сохранить как памятник — спор, который, вероятно, затянется на месяцы. А где-то далеко, в глубине технических тоннелей, остывали резонансные кристаллы Небесного Чертога, который теперь лежал на пустыре за городскими стенами — огромный, безмолвный, но все еще излучающий слабое золотистое свечение, словно напоминание о том, что даже самая темная эпоха может закончиться.
Я взял ручку, обмакнул ее в чернила и начал писать отчет. Серафина, сидевшая напротив, тихо напевала что-то, собственное, импровизированное. Ее голос звучал негромко, но чисто, и в этом звуке не было ни боли, ни страха, ни ярости — только покой, тот самый, который мы оба искали так долго и который наконец нашли.
На горизонте вставало солнце. Город просыпался — и впервые за двести лет его песня звучала в миноре, и без боли.
Конец


OEBPS/images/img00001.png





